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Аннотация
Он – командир по должности, она – по жизни. Он – способен на подвиг, она – на убийство. Он вырастил сына, она – десятки детдомовцев. Они одиноки и вынуждены жить под одной крышей. Генерал полиции в отставке и его теща – сельская учительница литературы. В маленьком домике заволжской деревни Анатоль и Батутовна ежедневно ведут кровопролитные бои. И, кажется, у них нет ничего общего. Кроме одного врага на двоих – беглого зэка Рафаила. Именно схватка с собственным прошлым в его лице выводит жизнь непримиримых родственников на новый уровень…
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Катя Качур — писатель и журналист.
Специализация — культура, театр, кино, а также сюжеты о судьбах людей, от бомжей до знаменитостей. Опыт в телевизионной журналистике — 20 лет.
Пишет рассказы, повести и стихи с детства. В 2021 году вышел дебютный роман «Капля духов в открытую рану», а в 2023-м вторая книга Качур, «Любимчик Эпохи», уже стала бестселлером.
«Ген Рафаила» — третий роман Кати Качур, в основу которого лег личный опыт автора по отслеживанию лис в поволжских лесах.

Вместо предисловия

В окошке железной раскаленной будки сатанело лицо билетерши. Оно было маслянистым и пузырчатым, как доведенный до совершенства блин на сковороде. К блину устремилась змейка из робких граждан, мечтающих взять билет на ближайший «Омик» — ржавый речной теплоходик постройки семидесятых годов. Следующий «Омик» отходил от пристани только через полтора часа, а значит, неуспевшим грозили либо солнечный удар на городском пляже без зонтиков, либо глубокий обморок в здании речного вокзала без кондиционеров.
В этой очереди я была последней. Волосы мои, еще в аэропорту развеваемые сплит-системами, ныне прилипли ко лбу и шее, истекая солеными струями. Платье-футляр из хлопка пропиталось потом и словно пошлый латекс подробно обтягивало формы. Босоножки на шпильке и тонких лямках отделились от влажных стоп и жили своей развязной жизнью. Кожаный шопер натер плечо и стремился на свободу — к бастующим туфлям. Очевидно, лук и макияж не соответствовали атмосфере кипящей набережной. По сравнению со мной старухи, прожженные солнцем, в свободных рубахах и бездонных юбках, с бидонами и холщовыми сумками, казались гораздо более уместными, органичными и производили впечатление людей, ладящих с собственными головами.
Наконец подошла очередь.
— Вы принимаете карты? — спросила я билетершу, с трудом елозя во рту сухим языком.
— Ополоумела, курва? — взвилась огненная тетка. — Ты здесь хоть одну розетку видишь? Только наличные.
— Сколько стоит билет?
— Тариф на стене, — буркнула она, утирая капли с блинного лица.
На выкрашенной в лазурь будке действительно висел тетрадный лист, разлинованный и исписанный от руки. Буквы выгорели.
Поднимая и приспуская очки, я пыталась найти нужную строчку.
— До отправления две минуты. Куда надо?
— Остров Рафаила.
— Семьдесят два рубля пятьдесят копеек.
Я протянула стольник, радуясь, что в кошельке были хоть какие-то купюры. Билетерша загремела мелочью в жестяной банке, отсчитывая сдачу.
— Боже, не надо! — взмолилась я.
— Боже тебе ничего и не даст, — пробурчала она, отрывая билет от толстого рулона.
Я, спотыкаясь, влетела по деревянному трапу в салон теплохода и застыла, не успев приземлиться. На длинных драных скамьях впритирку друг к другу, с плотностью бочковой сельди, сидели пассажиры: старики, бабки, дети, собаки, кошки. В проходе между скамьями теснились ведра и корзины, прикрытые тряпками в сочных разноцветных пятнах. Из города к приволжским поселениям люди ехали пустыми — распродали урожай на рынках. Но даже от полых кастрюль и лукошек к облепленному мухами потолку восходил густейший, плотный как силикон, запах июльских ягод: лоснящейся клубники, смородины всех мастей, белого тугого винограда, свинцово-синей ежевики и бесстыжей забродившей кроваво-черной вишни. Воздух, а точнее, его отсутствие сковало мой мозг, сознание отключилось, и я рухнула на колени ближайшего деда, прокуренного и вонючего, но цепко обхватившего мои бедра корявыми пальцами.
— Куды намылилась, красотка? — На мое лицо кто-то лил воду прямо из красного пожарного ведра.
— На Остров Рафаила, — я попыталась вырваться из дедовых лап. — А можно на палубу выйти?
— Палуба, дорогуша, на яхте миллионера. А у нашего «Омика» — тридцать сантиметров воздуха между салоном и бортом. Да ты там и не уместишься.
Я не поверила, встала и, шатаясь, вывалилась в первый открытый проем. Дед не обманул. Палуба была забита народом настолько, что салон показался мне практически безлюдным. Мускулистый парень, стоявший с краю, подвинулся бочком и дал возможность прислониться к перилам. Зеленая волна с цветущими в толще водорослями лениво обволакивала ржавый борт. Река не освежала. Снижая скорость, «Омик» отворачивался от большого города на горизонте и прижимался к диким зеленым берегам. На темечко мне упало несколько горячих капель, запуская поток мурашек по липкому позвоночнику.
Я подняла голову: из приоткрытой форточки салона (черт побери, да почему же их нельзя распахнуть настежь!) свисал длинный фиолетовый язык. Его хозяин — гигантский меховой чау-чау, похоже, не надеялся выжить в этом пекле, зрачки были обморочно закатаны, дыхание сбилось на хрип, слюни, концентрации сахарной патоки, текли, разбиваясь о макушки и плечи пассажиров. Я вновь вернулась в салон.
— Далеко еще до Острова Рафаила? — спросила у деда.
— Нет, пару остановок. Это между Большой Грязью и Запёздьем.
— Чем, простите?
— Запёздьем, — невозмутимо ответил дед.
У меня смешались все пазлы. Я ехала в эту глушь, потому что случайно увиденное в интернете географическое название «Остров Рафаила» полгода будоражило мое воображение. Я хотела понять, как, чем руководствовались люди, дав деревне на берегу Волги имя архангела из Ветхого Завета. Но Запёздье, следовавшее прямиком за Островом Рафаила, показалось мне апогеем народной логики. Это как Зазеркалье, Заполярье, Запределье… За гранью всего живого, святого, стыдливого, порочного. За чертой, куда невозможен вход самим архангелам, не говоря уже о нас, потных и грешных.
— А кто там живет, в Запёздье? — Меня болтало на поворотах дряхлого судна.
— Кто-кто: пёзды и бздуны, — ответила бабка, соседствующая с дедом на лавке.
— О боже, кто же еще там может жить, — вырвалось у меня. — А если я выйду в Запёздье, то смогу по берегу попасть на Остров Рафаила?
— Конечно сможешь! Там пятнадцать минут пёху. А зачем тебе на Рафаила? — спросил дед.
— Хочу узнать, почему остров назван именем святого.
— Какого святого? — всплеснула руками бабка. — Да это погоняло нашего беглого зэка — Рафа Баилова. Он тут пять лет прятался в лесах да пещерах. Так и не нашли. Вот и прижилось название. А как чиновники приехали три года назад, карту побережья обновлять, так провели референдум и переименовали деревню «Большие Грязи-2» в «Остров Рафаила». Ты вот что больше любишь: клубнику или виноград?
— Клубнику, — я теряла смысловую цепочку.
— Тогда тебе в Запёздье, — продолжила бабка, — там клубника — чистый сахар. А дойдешь до Рафаила — купи виноград. Такого в жизни не едала. Ранний, сочный, медовый.
* * *
Это было полным разочарованием. Над деревянной пристанью, куда с «Омика» вместе со мной спустилось пять человек, красовались синие железные буквы «ЗАПОЗДЬЕ».
Вот черт! Я даже не стала делать селфи. Одна буква убила все мои фантазии, перечеркнула целую главу о закоулках мироздания и сакрального женского начала, за которым бездна непознанного, неизбитого…
В общем, главу, которую обязательно бы воткнула в один из ближайших романов.
Я купила на пристани стакан клубники и, утрамбовав босоножки в шопер, пошла босиком по кромке Волги в обратную сторону — откуда меня привез теплоход.
Берег сначала был ласковым, песчаным, затем бугристым, щебневым, потом краеугольным, режущим стопы. В итоге — вообще закончился, упершись в выступ безжизненной скалы.
Я шла уже больше часа, от клубники саднило в животе, и пристань Острова Рафаила вот-вот, по моим подсчетам, должна была возникнуть перед глазами. Карабкаясь вдоль серых камней по-паучьи, сдирая колени и лодыжки, я кляла деда с бабкой, для которых этот адский путь был «пятнадцатью минутами пёху». Обогнув гору, Волга вновь наградила меня берегом с осколками бутылок. Солнце садилось, воздух стал сереть, вдали наконец показались огни чужой жизни.
Я прошла еще метров двести и села на разбитое волнами бревно в полном изнеможении. Темнело стремительно, ближайшее будущее было неопределенным. «Омики» в город уже не ходили, на Острове Рафаила у меня не было знакомых. Гостиницы в поселении на двести человек не числилось. Об этом Гугл сообщил мне еще в Москве. Спина и плечи, несмотря на солнцезащитную «Нивею», обгорели до мяса. Комары рвали это мясо, как шакалы — раненого льва. Хотелось пить. Но разум подсказывал, что ни ларьков, ни магазинов я до утра не найду. Тем более принимающих карты. Накатывало тупое, безысходное отчаяние.
Не скажу, сколько пришлось просидеть в оцепенении, но волосы зашевелились, когда уже в кромешной темноте мимо меня пронеслось нечто невообразимое. Горящие фосфорические круги и выше над ними — такого же свечения острые треугольные рога метались по воде с хрипящим рыком. Нечто мистически хищное — леший, черт или еще какой вурдалак — явно вело охоту и, учуяв добычу, накинулось на меня шерстяным вонючим телом.
Я заорала, раздирая связки, упала в воду, зажмурившись и закрыв голову руками. Что-то мусолило мои руки и волосы липким шершавым языком, и когда, на секунду подняв веки, я вновь увидела горящие рога, сознание покинуло меня уже насовсем.
— Вот гадский же засранец! Куда ты уволок курицу, тварь безмозглая! Кого ты еще тут напугал, окаянный. Отрежу тебе чертовы яйца, и пусть убьет меня Анатоль!
Я открыла глаза. В цветных от шока полукружиях передо мной на корточках сидела толстая бабка, сплошь в морщинах, и хлестала меня по щекам.
— Бооольно, — простонала я.
— Больно, значит, жива, — подытожила бабка. — Ты пьяная, штоль?
— Нееет…
— А чо в воде валяешься?
— Уродище меня опрокинулоооо…
— Это Хосе, знакомься. — Она подтащила к моему лицу огромного черного пса со светящимися треугольными ушами.
— Здравствуй, собака… Баскервилей. А где твои огненные глазищи?
— Это не глаза, это крашеные яйца, — пояснила бабка и ловко развернула двухметрового пса ко мне задом. Под обрубком хвоста болтались два упругих серебряных буфера.
— На Пасху покрасили? — уточнила я, отходя от шока.
— Нет, они у него на морозе мерзнут, трескаются, и Анатоль мажет их гелем «Алюминиум плюс». И уши мажет. Они у Хосе купированные, очень нежные.
— Ааа, — я понимающе кивнула. — Сейчас, значит, сейчас у вас мороз…
— Ну, мороз тут зимой, конечно. А летом, это значит, от ожога. Хороший гель — «Алюминиум плюс» называется. Запомни.
— Намажьте мне, пожалуйста, мозги, — попросила я. — Они у меня на хрен треснули от ваших здешних мест.
Бабка как-то по-детски рассмеялась, разбегаясь волной морщинок от губ к волосам, и подобрела:
— Ты ваще к кому приехала?
— Да ни к кому. Турист я, писатель, журналист. Купилась на крутое название «Остров Рафаила». Думала, одним днем вернусь, посмотрю, что за остров такой. Опоздал самолет из Москвы. Багаж мой со спортивными вещами по ошибке вместо Самары улетел в Саратов. Потом эти, на «Омике», говорят: езжай в Запёздье. А оно вообще не Запёздье ни разу, а Запоздье. Они обещали до Рафаила пятнадцать минут ходу, а мне два часа пришлось по берегу переться, — я закрыла ладонями лицо, осознавая, какую чушь несу.
Но бабка все поняла.
— Это поверху пятнадцать минут, а полуостров-то на семь километров в Волгу выпирает. Вот ты и плюхала два часа. Пойдем, переночуешь. Завтра утром уедешь.
— Как вас зовут? — Я плелась за ней к нескольким домам, разномастно покрывающим гору.
— Батутовна, — ответила моя спасительница, отмахиваясь от табуна комаров.
Имена собственные на этой дикой территории меня уже нисколько не удивляли.
«Значит, папа — Батут, монгол какой-нибудь», — только и подумала я.
— Хосе, мать твою, куда ты зарыл курицу? — гаркнула Батутовна на собаку Баскервилей. Неуклюжая псина догнала нас и, как несмышленый щенок, тыкалась в колени, сбивая с ног.
— Курица живая? — уточнила я.
— Уже нет, потрошеная. Хосе со стола спер, ужин я готовила Анатолю. Не жрет он траву, мясо ему подавай.
— Анатоль — это муж? — Я даже не пыталась понять, кто именно не жрет траву.
— Зять, ни хрена с него не взять, — пробурчала бабка. — Это он, балбес, за собакой не уследил.
* * *
Анатоль вернулся домой, когда мы уже сидели в садовой беседке и пили чай с кабачковыми оладушками. Непонятно откуда доносились виртуозные переборы гитары.
— Здьявствуйте, сударыня, — сказал он, запыхавшись, и слегка поклонился. — Простите за мой вид, совершенно не был готов к поздним гостям.
Свободно валандаясь в коленях, на нем висели тонкие синие треники в репьях, к волосатому торсу прилипла майка-боксерка. Пальцы ног с пожелтевшими ногтями были растопырены и еле удерживали сланцы на тонкой подошве. В остальном он был прекрасен. Карие глаза, крупный правильный нос, рисованные тонким грифелем губы. Красивейшая градуированная седина в висках. Нет, я бы даже сказала, в бакенбардах. Единственная мысль, пришедшая на тот момент в голову, — Анатоль Курагин из «Войны и мира».
— Курагин, скажи? — продублировала мою догадку Батутовна, посмотрев в сторону зятя.
Я кивнула. В Анатоле чувствовалась былая мощь и военная выправка.
— Где Хосе? — спросил герой Льва Толстого, и я догадалась, что все это время он был в поисках бешеного пса.
— Где, где? В манде! — зарифмовала Батутовна и ткнула пальцем под стол. Там, между нашими ногами, развалилась на спине гигантская черная псина, поблескивая в свете ночного фонаря своими серебряными яйцами и запылившимися ушами.
— Вот сволочь! Простите, мадам… я, пожалуй, срежу вам свежую ветвь винограда, — Анатоль, по-гусарски сдерживая гнев, удалился в кусты.
— Давай-давай, сделай че-нить полезное! — крикнула ему вслед Батутовна, а затем обратилась ко мне: — Ну а ты кто такая? Чем занимаешься?
— Я — писатель.
— А кормит кто? Муж?
— Да нет, сама кормлюсь, то здесь, то там…
— Кто тя читает-то?
— Да… читают понемногу. По моим романам спектакль обещают поставить. Фильм снять…
Она изменилась в лице и осмотрела меня с ног до головы.
— Ну, это другое дело! Я те щас столько всего расскажу — десять фильмов снимут! Триллеров! Блокбастеров! Да, Анатоль? — обратилась она к подошедшему Курагину с блюдом прозрачного розового винограда.
— Да угомонитесь уже, мама, — сказал он, поджав губы. — Наши с вами баттлы никому не интересны. Жуйте виногьяд! А вы, сударыня, — он кивнул мне, улыбнувшись уголком рта, — делите все на двадцать восемь. Она наврет, дорого не возьмет. Оцените лучше мой урожай. Вот этот — побледнее — сорт «Парижанка», а этот — лиловый — «Мускат Новошахтинский». Пробуйте, наслаждайтесь.
Анатоль откланялся, и я, невзирая на его легкую картавость и костюм деревенского бича, вытянула шею, как Наташа Ростова, и церемонно кивнула:
— Благодарю.
— Ему бы гусарский доломан, скажи? — уловила мое настроение Батутовна. — Расшитый золотом, с эполетами, а?
— Точно! — ответила я, глядя на фигуру Анатоля, тающую в темном коридоре убогонького дома.
Невозможно было не заметить, как подтрунивала Батутовна над зятем в его присутствии и как гордилась им за глаза.
— А что за баттлы? — Я, запихивая в рот сладчайшую виноградину, рассчитывала на забавную семейную историю.
— Да это, дорогая моя, настоящая трагикомедия, — с набитым оладушками ртом ответила Батутовна. — Я бы даже сказала — трагифарс! Ты раздевайся, снимай лифчик, Анатоль уже не выйдет до утра.
Она подала мне пример, скинула с себя просторный трикотажный сарафан и осталась в одних трусах. Я сделала то же самое. Так мы и сидели, распустив по животу груди, в свете немытого фонаря, под храп среброяйцевого Хосе и струнные переборы фламенко, пока люминесцентно-алый, как волжский восход, петух не проорал на заборе зарю.
Я оделась, расцеловала Батутовну и пошла к пристани — в страхе поднять глаза, расплескать услышанное, потерять словечко, пугаясь ненужных впечатлений, которые могли бы оторвать меня от главного.
Не помню, как долетела домой. Кажется, пришлось подарить авиакомпании потерянную сумку. Но, добравшись наконец до компьютера, я налила пол-литровую кружку кофе и набила в окошке ворда: «БАТТЛ ПЕРВЫЙ».

Часть 1
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Глава 1
Баттл первый

Мизансцена первая. Маленькая деревенская кухня. Батутовна с мясным ножом в поднятой руке вибрирует у окна. Под ногами несколько огромных пакетов «Пятерочки», набитых грязными стеклянными банками. Банки также валяются по всему полу, частично разбиты. Анатоль — напротив Батутовны возле открытой кухонной двери. В одной его руке — длинный жирный шампур, который он держит как шпагу. Вторая рука изящно поднята над головой.
— Ну что, коззел, думаешь, не долетит? — Зареванная Батутовна целит ножом в голову оппонента. — Да тут всего метра два, не успеешь увернуться!
— Кидайте, мама! — хрипит Анатоль, лицом красный от растущего давления. — Вы же убили своего мужа сорок лет назад и даже не сели! Был бы я вашим следаком, мотали бы срок до сих пор, а не засирали бы мой дом немытыми банками и всякой швалью, место которой — на помойке!
На этой фразе оба начинают круговое движение вдоль стен и, ввиду скромных габаритов помещения, уже через пару секунд меняются местами. Она — у двери. Он — у окна.
— Вот черт поганый, — жмурится от света Батутовна, — сменил позицию! Против окна — запрещенный прием!
— Стремлюсь выжить. — Лицо Анатоля становится багровым, рука с шампуром заметно трясется. — Не хочется, чтобы на вашей могиле было написано: «Убийца мужа, зятя и здравого смысла».
— Подумай лучше о том, что будет написано на твоем памятнике! — Голос Батутовны, и без того визгливый, выходит на новые, весьма мерзкие, обертона. — Потому что я лично буду устанавливать его на горе, неподалеку!
— Надорветесь, пупок развяжется! — Зять начинает наступление, делая импровизированной шпагой вращательные движения и метясь прямо-таки в пупок.
Батутовна, несмотря на сто килограммов весу и недавно справленный 80-летний юбилей, ловко отскакивает назад, напарывается босой ногой на осколок банки и от неожиданности мечет нож. Анатоль сбивает его, меняя траекторию полета, и острие клинка вонзается в дверцу кухонного шкафа — в полуметре от головы зятя.
— Теряете меткость, мамаша! — победоносно кричит он, но голос его заглушает сиренный вой тещи, осознавшей боль от колотой раны.
Густая кровь цвета раздавленной черешни покрывает пол, Батутовна летит в обморок, попутно задевая головой косяк. Анатоль подхватывает ее тушу на излете и падает сам, свекольный щеками от гипертонического криза. Хосе с серебряными яйцами, привязанный к дворовой будке, рвется на цепи и адски воет, чуя кончину обоих хозяев. Через минуту с ловкостью индейца в дом влетает чернявый, в кудрях, парень нездешней наружности и проворно останавливает кровотечение Батутовне, одновременно пихая в рот Анатолю нитроглицерин. Спустя полчаса оба дуэлянта лежат на одном диване: она — с перевязанной ногой, он — напичканный таблетками с куском льда на лбу. Над ними кружит иноземный кудряш, которым пострадавшие помыкают на два голоса:
— Хуан, вызови «Скорую», надо зашить рану, — стонет Батутовна.
— Подложи мне полотенце под голову, Хуан, лед тает, я весь мокрый, — скрипит Анатоль.
Хуан, привыкший к спасательным операциям в этом доме, не слушая ни того ни другого, достает из поясной сумки запечатанную дугообразную иглу и хирургические нити.
— Всем молчать. Хуан сам знает, что делать, — говорит он беззлобно. — Какая «Скорая», Батутовна? Вы что, на большой земле?
Иностранец снимает окровавленный бинт с задубевшей слоновьей ноги воительницы, льет водку на коричневую кожу и под дикий вой старухи делает два стягивающих стежка.
— Готово. Заживет как на собаке! — итожит он свои труды и с выдохом садится за стол. — Я у вас тут оладушки поем.
— Вот если б не Хуан, мы б с тобой подохли на пару, — бурчит Батутовна, — и все из-за тебя.
— То есть это я взялся за нож? — возмущается Анатоль.
— Но это ты выбросил на помойку мою посуду, — напирает теща.
— Посуду? Бог мой, где вы тут видели посуду? Стеклянные банки, жирные, плесневые, с мертвыми тараканами внутри? Это посуда? Это мусор!
— Мусор — это ты. Мент поганый. Нельзя добро выбрасывать! Взял бы и помыл! Ты же знаешь, я все равно их верну! Упертый ты козел.
Анатоль стонет, закатывает глаза, машет рукой и поворачивается к теще спиной. Хуан посмеивается, доедая бесконечные, как урожай кабачков, оладушки. Хосе размеренно храпит на солнцепеке, чуя сердцем, что беда миновала.
* * *
Эту сцену немногочисленные жители Острова Рафаила наблюдали раз в неделю. С помойки, которую не вывозили месяцами, плелась униженная Батутовна. Лабиринты ее бесконечных морщин наполнялись слезами, как арыки хлынувшей с открытой плотины водой. О крутые бедра со звоном бились банки — достоинством от литра до трех — в необозримом количестве. Для них у старухи имелись специальные пакеты. Пакеты воняли нечистотами, так же как и склянки, которые она вынуждена была собирать по всей полукилометровой мусорной куче.
Домой Батутовна возвращалась с опаской. В отсутствие Анатоля, озираясь и прикрывая двери, вставала на четвереньки и распихивала спасенные банки за диваны, под кушетки и кровати. В те дни она обычно старалась не попадаться зятю на глаза, а если и сталкивалась с ним в доме, то заискивающе улыбалась и нехарактерно молчала. По этим признакам, да и еще по запаху из-под дивана, он понимал, что «орел в гнезде», чертовы банки вновь на своих местах и пора готовить контроперацию.
Через несколько дней, в полночь, он выскребал «посуду» Батутовны из закоулков своего дома и нес обратно на помойку. Особым коварством с его стороны был акт неравномерного распределения склянок по поверхности мусорной кучи, а точнее, раскидывание их в радиусе пятисот метров, и даже в отдельных случаях — закапывание под другим хламом.
Аромат от Анатоля в эти ночи шел также весьма специфичный. И Батутовна, храпевшая в соседней комнате, втянув тонкими ноздрями воздух, осознавала, что эта сволочь вновь разлучила ее с любимым скарбом.
История спиралеобразно повторялась. Ну а если груженная помойными банками теща сталкивалась в доме с Анатолем нос к носу, битва была неминуема. Разве что менялись орудия: ножи, шампуры, вилки, сковородки, разделочные доски, кочерги, зонты-трости и прочая полезная домашняя утварь. В зависимости от реквизита стороны припоминали друг другу разные истории из жизни. Как правило, такие, о которых не расскажешь широкому кругу зрителей. Но их круг был крайне узок. Предельно узок. Батутовна и Анатоль. Анатоль и Батутовна. Они жили на Острове вопреки своей воле который год и, к сожалению, знали друг о друге все. Абсолютно все.

Глава 2
Библейский полет

В промежутках между баттлами жизнь текла неспешно и бессмысленно. Свои лучшие годы вынужденные родственники провели вдали от этих мест и уж точно — вдали друг от друга.
Дом в безлюдном местечке Большие Грязи-2, на другом от города берегу Волги, Анатоль купил, когда ушел в отставку в должности генерал-майора МВД. Ему было чуть за шестьдесят, еще многое виделось впереди, жена — молодая, сын — школьник, мятежная теща жила в другом городе. Он мечтал построить солидный дом с бассейном и виноградником, завести борзых. Чтобы Олеся ходила в шелковом халате и тапочках с меховыми помпонами, чтобы увлечение сына — самолетно-корабельное моделирование — превратилось в крепкую профессию с хорошим доходом, чтобы по выходным приезжала массажистка и мяла его мощные, слегка подуставшие бока.
Но в одночасье все пошло прахом. Сын Андрюшка — отличник и паинька — в десятом классе влип в грязную историю. Затесался в драку, по окончании которой за гаражами на окраине города остался лежать труп. Как? Где? Андрюшу тоже кто-то молотил ногами по ребрам, месил лицо — он метелил кого-то в ответ неловкими движениями, спортсменом не был. Но в итоге все разбежались живыми, а его одноклассник Федя Грушев тупо умер.
Свидетелей было много. Поскольку Андрюшка оказался единственным лохом в этой компании, то все как-то удачно повесили на него. И даже папа — генерал-майор в отставке — не мог ничего поделать. К ментовской власти в городе пришел его давний враг и завистник Сергей Петрович Бурко. У Анатоля — да нет же, не был он тогда Анатолем, так звала его только Батутовна — у Анатолия Ивановича Красавцева с Серегой Бурко были давние тёрки. Красавцев, очевидно, умнее, талантливее, дипломатичнее… красивее, наконец. Бурковская жена любила его всю жизнь и даже не скрывала этого.
Сергей Петрович решил завалить Андрюшку, а заодно и соперника-отца. Местные газеты пылали клеймящими заголовками, телевизионщики сорвались с цепи. Анатолию Ивановичу пришлось расстаться с мечтой о доме с бассейном и борзыми, ибо на откуп Бурко ушли все накопленные сбережения.
Дело замяли. Андрюшка заработал нервный срыв. Анатоль закрылся от позора в стареньком доме за Волгой. Жена Олеся села на антидепрессанты и завела любовника. Солнечное небо без единого облачка одномоментно стало свинцово-грозовым, будто над ним завис инопланетный корабль, превышающий размером саму Землю. Единственное, что осталось в силах Анатоля, — сажать виноград. Он увлекся этим настолько, что пропустил момент, когда Олеся привезла в Большие Грязи-2 свою маму. Сначала — на лето, чтобы та не парилась в душной городской квартире. Маме было около восьмидесяти, крепкая, круглая, вся покрытая сетью морщинок, как индейский вождь метками и татуировками.
Несмотря на возраст, у нее ничего не болело, не было даже одышки — так, легкая усталость после шестичасового копания огорода. В общем, кобыла с яйцами. Маму все называли Батутовной. Она и сама так представлялась. Хотя по паспорту значилась — Пелагеей Потаповной Оболенской. В детстве — Палашка, Палашенька, Поленька. Пелагея Потаповна была бунтаркой по сути, не признавала начальников, ибо с малолетства командовала сама. Анатолий Иванович был командиром по званию, и вопиющее непослушание тещи вводило его в ступор.
Тайну ее странного отчества он узнал в первую брачную с Олеськой ночь. Выяснилось, что Пелагея, будучи уже взрослой замужней дамой двадцати восьми лет, преподавала в школе русский и литературу, возглавляла комсомольскую ячейку, как вдруг в деревню Оболтово приехал цирк. Организацией гастролей поручили заниматься именно ей, а потому Потаповна лично выбирала площадку для арены. Ничего более подходящего, чем бывший загон для овец, она не нашла. Загон представлял собою ровную земельную поверхность, отороченную низким, не более полуметра деревянным забором. Впритирку к нему находились действующие овечьи кормушки, которые, по мнению начальника животноводческого хозяйства, не должны были помешать цирковому шоу.
Артисты приехали рано утром на веселом, расписном автобусе. Купол, реквизит и личные вещи подтягивались позже контейнером. Палаша, кругленькая румяная активистка, гроза всех двоечников и хулиганов в оболтовской школе, влюбилась в цирковых сразу и навсегда. Играющие мышцами, пахнущие пудрой и пылью мужчины. Крошечные женщины, которых и сама Палашка могла бы вращать одной рукою над головой, послушные, одетые в блестящие комбинезоны пудельки с ягодными глазками. О, это был совсем незнакомый мир. Настолько, что командный Палашин голос вдруг стал вкрадчивым, услужливым, подобострастным. Она даже сыпала вместо «пожалте» — «сильвупле», как впоследствии Пельтцер в знаменитом захаровском фильме. Артисты смеялись, обнимали ее за плечи, один, самый старший, ущипнул за задницу.
— Ух, уточка моя жирненькая, без мослов! — причмокнул он.
Она не знала, как реагировать. В обычной жизни сочла бы это пошлостью и вмазала обидчику по уху. Сейчас же сально хихикнула и закрыла вспотевшее лицо ладонями.
Три дня Палаша с утра до ночи была с артистами, расселяла их в местном общежитии, заказывала обеды в школьной столовке, водила в оболотовскую общую баню. Ну и, конечно, ежевечерне сидела на представлениях. Ее, в силу важности задания, даже подменяли на уроках. И, конечно, все цокали ей вслед. Вот, Потаповна — с жонглерами и дрессировщиками на одной ноге! А сама Палашка ловила в небесах свое сердце, когда на батуте выступали четверо гимнастов и Натальюшка. Гуттаперчевая девочка взлетала так высоко под рваненький, натянутый над овечьим загоном купол, что у Уточки прерывалось дыхание. Оооооп! — и она делает сальто у всех над головами. Уууух! — и приземляется мячиком ровнехонько на сильные мужские руки. Ооооп — Уууух! Оооп — Уууух!
Как же Палашенька ей завидовала. Никогда в жизни не ловили ее сильные руки, не поддерживали, не страховали. Все приходилось тащить на своем горбу. Даже во сне видела она этот полет, это красно-синее ободранное брезентовое небо, эти красивые ладони гимнастов в мозолях и тальке. Это платьице — блестящее, неоновое, из той же ткани, что и лифчики у пуделей. Просыпалась — и заливала слезами подушку: никогда не будет у нее такого счастья!
В последний вечер перед шоу, когда цирковой начальник вновь щипал ее за гладкие бока, Палашка шепнула ему на ухо:
— Вот бы мне хоть раз попробовать полетать на батуте. Чтобы ввысь — и меня покачали!
— Все сделаем, Уточка, после представления подходи, покачаем тебя, поймаем!
Палаша не верила. Шепнула об этом своей подруге Верке. Верка шепнула всей остальной деревне, в итоге после шоу зрители остались на своих местах как ни в чем не бывало.
Потаповна этого даже не заметила, зашла за кулисы, пошушукалась с акробатами, и они, дружно подхватив ее под локти и колени, вынесли на арену в сопровождении бравурного марша. Вновь зажглись рампы, Палашку закинули на батут. Она, потеряв твердь под ногами, завизжала и инстинктивно начала натягивать узкую учительскую юбку на колени.
— Только чуточку, невысоко, один раз! — залепетала она.
— Не боись, Поленька, дальше неба не улетишь! — подмигнул ей самый симпатичный гимнаст.
Но, видимо, ошибся. Ребята свернули учительницу в клубочек, крикнули «сгруппируйся!» и, оттолкнув от эластичной поверхности, запустили ввысь. Ооооп! Умирая от ужаса и автоматного треска рвущейся напополам юбки, она взлетела и — уууух! — плюхнулась на что-то крайне жесткое и каменное, в секунду наградившее ее попу кровавыми синяками. Ооооп!
«Не надо этих железных ладоней, не надо поддержек, сама, все сама!» — пронеслось у нее в голове в момент полета и — уууух! — снова ее поймали эти ужасные руки-клещи. «Хвааатит!!!» — уже орала Палашка, вся в слезах, но ей профессионально поддали под зад, и она вновь, как Белка и Стрелка, против собственной воли, отправилась покорять Вселенную. Стратосфера в виде рваного купола вдруг разъехалась по рыхлому стыковочному шву, и Уточка вылетела в открытый космос. Горящей кометой приземлилась она в овечьи ясли, распугав рьяно блеющих баранов и двух крестящихся овчаров. И могла бы явить собою копию рождественского вертепа, если бы не золотая осень, не разбитые в щепки ясли и не Оболтово вместо Вифлеема. Впрочем, путеводная звезда над нею горела ярко. И это последнее, что видела Палашка, теряя сознание.
* * *
Когда она очнулась, цирк уже уехал. Куда — ей было все равно. Перед Палашкой лапой белоснежного Йети красовалась ее же гипсовая нога, задранная выше головы. Бока горели так, будто ее пинали всей учительской на школьном собрании. Но больнее всего было чувство стыда. Она не представляла, как посмотрит в глаза своим коллегам и детям.
Долго мучиться не пришлось. И те и другие нарисовались в ее палате на следующий день. На авансцене торжествовал огромный букет георгинов и гладиолусов, из-под него пробивалась директор Ольга Михайловна, щепкообразная сухая мелочь с железными связками. Сзади сутулились активисты всех мастей — от главного октябренка Дотошкина до комсомольского лидера Усатовой-Регбер. Уголки губ у всех были напряженно-приподнятые.
— Дорогая Пелагея Потуповна, — сделал отрепетированный шаг вперед второклассник Дотошкин.
— Потаповна, идиот, — зашикали сзади.
Дотошкин, прерванный в развитии мысли, смутился и закашлялся.
— Дорогая Пелагея Потаповна, ваш прыжок на батуте… — начали подсказывать октябренку старшие по званию.
— На батуте, дурак… показал высокую физическую подготовку, — шипели сзади.
— Высокую физическую подготовку учителей нашей школы, тупица!
Дотошкин замахал руками и заорал, обернувшись к делегации:
— Я все помню!!!
— Так говори! — прикрикнула на него Усатова-Регбер.
Второклашка набрал полную грудь воздуха и интонацией генсека продекламировал:
— Дорогая Пелагея Батутовна!
В палате на миг повисла тишина, а затем все, включая потерпевшую с костяной ногой, взорвались смехом, заставившим дребезжать люстру-грушу на потолке, граненый стакан с кефиром, железную утку-мочеприемник под кроватью и наспех закрепленные в рамах стекла.
С тех пор и до конца дней она стала Батутовной. Первые годы люди смеялись, злословили за глаза, но все разговоры о библейском полете оболтовской училки жестко пресекались директором Ольгой Михайловной. Сухая женщина избавила Палашку от оправданий, душевных терзаний и, как впоследствии модно стало говорить, — психологической травмы. Да Пелагея и не зацикливалась на этой истории. Взлетов и падений ее ждало в жизни столько, сколько цирковые друзья не напрыгали бы на своем батуте за целый гастрольный сезон.

Глава 3
Без буквы «Р»

Толя Красавцев соответствовал своей фамилии на девяносто процентов. Остальные десять приходились на его детскую осечку в одной букве алфавита. Сложно быть командиром, не выговаривая «Р» — единственную литеру, несущую в себе агрессию и угрозу — все то, что определяет положение управляющего и управляемого, ведущего и ведомого, охотника и жертвы. Подрезание уздечки языка, массаж челюстной мускулатуры, бесконечные занятия с логопедами не принесли больших результатов. Лишь годам к тридцати речь его самопроизвольно выровнялась, местами выдавая курьезную брешь. До этого момента «Р» он заменял либо нечто похожим на смесь из «Г» и «Х», либо, чаще всего, мягким знаком. Кьясавец, одним словом. Но жизненная энергия хлестала из Толи, как нефть сквозь вскрытый буром пласт. Каждый, кто пытался его «пейедьязнить», получал кулаком в рожу или ногой в пах.
Впрочем, Толю слушались не только из страха. В нем было нечто возвышенное, какая-то идейная силища, ведущая за собой полки. Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Павка Корчагин, на худой конец. И совершенно точно, когда Господь распределял реквизит, Толе досталась невидимая мантия освободителя, спасателя. Его наделили удивительным даром оказываться там, где кто-то погибал в одиночестве. Он был последней надеждой, соломинкой, светом небесным. Всевышний будто хотел его глазами бесконечно наслаждаться благодарностью умирающих, выцарапанных из когтей смерти. Правда, зачастую в Толином облике получал за спасение в бубен и был крыт липким многослойным матом. Что поделать, созданный им мир оказался несовершенен, и даже посланник его — картав.
Однажды курсант Высшей школы милиции Красавцев бросился спасать мужика. Было это летом, на безлюдном мосту над железнодорожным полотном. Дикий женский вопль и странный рев оглушил Толю еще внизу, на ступеньках. Крики о помощи его мозг идентифицировал безошибочно, выл ли человек, орала собака или голосила кошка. Его незримые антенны не реагировали на звуки веселья, пьяные возгласы, брачные разборки котов, рыданья брошенных жен. Только присутствие близкой смерти, ее особый запах и инфразвук, ее холод, отстукивающий по ксилофону позвонков марш крысиного короля, цеплял эти странные датчики. В тот же момент какой-то командир изнутри гаркал «вперед!», и Толю кидало грудью навстречу хихикающей старухе с косой.
Так и здесь, Красавцев рванул вверх по ступенькам к абсолютно белой женщине. Она билась об асфальт в попытке остановить человека, стоявшего по внешнюю сторону перил. Вывернув руки назад и обхватив локтями парапет, самоубийца смотрел внутрь тоннеля, откуда слышался шум поезда. Пятки его упирались в край бетонной кромки, носки дрожали над пропастью. Пропасть была небольшой, этажа в два, не убиться по-человечески — так, переломаться. Но локомотив, по расчетам смертника, должен был завершить начатое дело.
— Пааашааа! Прости! Только ты! Только для тебя! Только с тобой! — рвала на себе волосы женщина, и длинные русые локоны ветер, словно дворник, мёл к краю путепровода.
Каждый раз, когда мадам приближалась, мужик со стеклянными глазами махом руки назад попадал ей точно в лицо. Со стороны казалось, что это какая-то игра. Она напрыгивала на поднятый железный кулак и отлетала к противоположным перилам. Стук колес поезда уже отскакивал эхом от бетона и сотрясал мост, из черной дыры тоннеля горели два глаза, машинист дал пронзительно-тревожный гудок, будто чувствовал подвох. Или привык к малой изобретательности самоубийц, поджидающих его на выходе из темных коридоров.
Мужик наклонился, ослабил руки в локтях, захватил перила ладонями. Он был похож на пловца, ныряющего с вышки.
— Я больше не бууудуууу! — визжала его подруга.
Толя подскочил к мужику в момент отрыва. Обеими руками обхватил его под мышками и рванул обратно, через перила. Тот замахал лопастями, как мельница, и, пока Красавцев тащил его назад через парапет, молотил кулаками по лицу спасителя.
Первая попытка была сорвана, оба чуть не улетели под замедливший ход состав, но со второго раза уже с расквашенной рожей наш посланник сделал рывок, и мужик, практически изобразив сальто, оказался на безопасном полотне моста. Машинист, не видя, но нутром чувствуя над собой эквилибр двух сумасшедших, выдохнул и набрал скорость, нажав на рукоятку.
Состав пролетел, оставляя ощущение хорошей развязки в плохом кино. Мужик тряс Толю за плечи и отчаянно матерился. Жизнь была ему не нужна, как и та баба, которая теперь висела у него на локте, мешая еще крепче навалять спасителю.
Красавцев вырвался и, оставляя дорожку алой крови на мостовом бетоне, пошел своей дорогой. Перед ступенями, ведущими вниз, он обернулся. Суицидник стоял на четвереньках и в голос плакал. Его плешивую голову покрывала поцелуями женщина, что-то приговаривая и оглаживая любимого, как котенка.
Толя заметил вдруг, что она красива. А ее избранник — так… не выцепишь взглядом из толпы. Глаз заволокла красно-синяя гематома, Красавцев споткнулся и плюнул кровью.
«Любовь, страсть, измены, какая глупость», — усмехнулся он, даже не подозревая, что еще не раз вспомнит эту пару.
* * *
Когда в младших классах задали сочинение на тему, кем я хочу быть, Толя написал — героем. Учительница посмеялась: «Хороший материал, вполне годится для районного конкурса, только такой профессии — нет. Напиши, космонавтом».
Но упертому Толе никто не был указкой. Он исправил — хочу быть участковым. Потом зачеркнул: сыщиком. Разорвал лист: генералом.
И что интересно, мечта его сбылась ровно в перечисленной последовательности. В Олеську он влюбился в звании подполковника МВД. Ему было сорок, ей — двадцать восемь. Дочери от первого брака — двадцать.
Первый брак он вспоминать не хотел. Жена голубых кровей — потомок первой волны революционной эмиграции — воспринимала его как данность. Не как награду, не как объект для восхищения, не как чемпиона на пьедестале. Она устало кивала, когда он доставал главный козырь — жарко повествовал о своих славных предках. Крутила бигуди, сцеживала из груди молоко для крошечной Верочки, гладила белье, пылесосила, снимала с бульона пенку и повторяла: «Да… да… Ты мне это уже сто раз говорил. Я это уже слышала. У меня тоже крутой отец. Я тоже внучатая племянница Льва Толстого. Я устала. Пошла спать. Пока».
Он сидел, допивая дорогой коньяк, и кряхтел от обиды. Не ценит, грубит, располнела, растеряла осиную талию, блеск в глазах. «Не хочу. Не люблю. Не могу больше».
В отличие от угасающей первой, вторая — Олеська — была набухающей почкой на весенней ветке вишни. Предчувствие ее раскрытия волновало до озноба. Совершенно понятно, что под прозрачными зелеными пленками томились в ожидании рождения молочно-розовые лепестки.
Она была полняшкой с белесыми тугими косами и от природы черными бровями-ресницами. Шоколадные радужки, казалось, пахли дорогой кофейней. И вообще, от Олеськи исходил аромат корицы с ванилью, не парфюмерный, собственный. Он прятался в капельках пота на лбу и верхней пухлой губе. И главное — в силу своего глубинно дворового, как ему казалось, деревенского происхождения, семейные легенды Красавцева Олеська слушала открыв рот. Буквально. Верхняя, та самая благоуханная губа приподнималась к носу, заячьи, белее стиральной пены, зубы обнажали любопытный язычок, шоколадные глаза округлялись и весь ее вид изображал неподдельное удивление и восторг.
«Боже! Ты внук Комиссаржевской? Младшей сестры актрисы немого кино? Невероятно!»
Красавцев млел. Он вновь обретал молодость, становился упругим, звенящим. Хотя Олеськина фамилия тоже намекала на нечто непростое — она была Оболенской, но ни о каких благородных кровях в ее семье не заикались. Ну, может, когда-то прабабка была дворовой девкой в имении Оболенских. Не более.
Да и Красавцев не углублялся в дебри Олеськиной родословной. Ему интересны были только свои регалии.
С женой проблем не было. Она сразу дала развод. Взрослой дочке Верочке ежемесячно подкидывал деньги. На мороженое-маникюр. Никто не предъявлял ему никаких претензий.
Свадьбу сыграли в деревенском доме в Оболтово. Толя не сопротивлялся, ему не хотелось звать общих с женой интеллигентных друзей-знакомых. Они бы его не одобрили. Пригласил лишь пару корешей-полковников, охочих до простых девок и сельской бани.
У Олеськи было много родни — веселой, разномастной, как лоскутное одеяло, с гармонями и балалайками. Они громко смеялись, превосходно пели, показывая золотые зубы, катали своих детей-внуков в садовой тележке, ловили за хвосты кур и несли разделывать на кухню.
Красавцеву сразу дали погоняло — «дед». Своей ранней сединой и подполковничьими погонами он усугублял разницу между собой и юной невестой.
— Береги ее, дед, — кричали они ему в ухо. — И сам берегись. Она у нас — уухх! Завеселит тебя до смерти!
«Завеселит» — это странное слово врезалось в память вместе с гречишным медом, которым полуголые девки натирали его тело в бане, и вонючим дворовым туалетом. Туда, кстати, провалился его друг Борис Борисыч — полковник, обещавший всем двоюродным сестрам Олеськи — таким же круглолицым, кареглазым, отчаянным — свое пожизненное покровительство. Тетки, мамки, крестные Толиной новой жены, хохоча, застирывая форменные брюки Борисыча в цинковом корыте, тут же обозвали его «Задристычем», и эта кличка осталась за ним на всю жизнь, будто ее нанесли на лоб сургучной печатью.
Первая брачная ночь прошла в маленькой келье без окон, занавешенной плотным накрахмаленным тюлем. В келье была огромная кровать с пуховыми подушками, такими пухлыми, что в них можно было приземлиться без парашюта с пролетающего кукурузника. Одеяло оказалось тоже пуховым, немыслимо жарким. Толя перебрал, от Олеськи несло перегаром. В соседней гостиной — по ту сторону тюля — на полу храпело оркестром двенадцать человек.
Заниматься сексом не было никакого желания. Молодожены разметались по постели. Красавцев снова начал рассказывать о своих уникальных предках. Олеська закрыла ему рот руками и прошептала:
— А моя мама выступала в цирке на батуте!
Толя осекся. Он успел познакомиться с Олесиной матерью на работе — в Отделе по борьбе с организованной преступностью. Собственно, это она привела туда дочь, резко изменив его жизнь. Тогда мамаша была зареванной, но непоколебимой. Ей одновременно хотелось протянуть носовой платок и отдать честь. Круглая, коротко стриженная, с плотной химической завивкой женщина, морщинистая, громогласная. На свадьбе она ловко командовала всей деревенской ордой в трикотажном цветастом сарафане.
— Пелагея Потаповна была гимнасткой?
— Почти. — И Олеся вдохновенно, без тени иронии, рассказала ему историю маминого полета. — Об этом десять окружных деревень знает и соседняя воинская часть, — гордо добавила она.
Красавцев был сконфужен. Он не просто бы стыдился этой истории, он уехал бы в глушь, в степь, в тайгу, лишь бы никто не вспоминал о нелепом падении. И уж точно данный пассаж не стал бы притчей во языцех его семьи на много поколений вперед.

Глава 4
Комиссаржевские

Толя гордился своими корнями. Его маменька — Элеонора Васильевна, искусствовед Третьяковской галереи — уже после смерти отца — часто устраивала застолья и приглашала подруг — таких же, как она, свежих, розовощеких начитанных тетушек в накрахмаленных воротничках. Эти обеды мама называла «графскими», потому что на столе оказывались вызволенные из старинного буфета серебряные вилочки для рыбы, ложечки для десерта, пузатые, в патине, соусницы, немыслимые ободочки для салфеток, в общем, вся та милая ерунда, без которой и так можно прекрасно сожрать рыбу, вишневое варенье, полить томатным соусом пельмени и вытереться кухонным полотенцем.
В обычной жизни Толя так и делал. Но в присутствии божественных старух он долго пытался подцепить двурогим орудием белужью плоть, поймать засахаренную ягодку круглой лопастью лилипутской ложки и долго лить из зауженного носика аджику, которую обычно плескал себе в миску с макаронами из трехлитровой банки.
Разговоры во время таких обедов тоже были старинными, витиеватыми, запутанными, как сложная виньетка из крученой серебряной проволоки на рукоятке этой самой рыбьей вилки. Говорили о флорентийской живописи, о Мане и Моне, о том, как плохо пахнут чулки у неприглашенной Нины Давыдовны, о том, что дочь непришедшей Анны Петровны забеременела от любовника Анны же Петровны, и, конечно, о совершенно удивительном происхождении Анатолия, его покойного отца и всей его давно почившей семьи.
Толя с раннего детства слышал историю своего прадеда — ни много ни мало — русского тенора Федора Петровича Комиссаржевского, у которого в первом браке было трое дочерей — Вера (та самая известная актриса Комиссаржевская), Любовь и Ольга. Потомком младшей из сестер — Ольги — Толя Красавцев и являлся. О ней меньше всего упоминалось в исторических метриках, и даже дата ее смерти была неведома официальным историкам.
По семейной легенде, Ольга родилась вскоре после того, как ее отец вернулся из Италии в Россию и пел сначала в Итальянской петербургской опере, а потом — и в самой Мариинке. Папеньку Теодора (так называла его семья) Оля помнила плохо. До ее тринадцати лет он пропадал на гастролях, а после, встретив в одном из турне литовскую княжну Курцевич, влюбился, второй раз женился и родил четвертого ребенка — мальчика Федора. Ольга вышла за русского офицера Михаила Красавцева, далее они породили Ивана, а тот вместе с женой Элеонорой наконец произвели на свет его — Толю. Все это было изящно, изумительно, тонко, если бы однажды, во время «графского» обеда Нина Давыдовна (ее таки пригласили, несмотря на вонючие чулки) вдруг вспылила, на что-то обиделась, подняла вверх двузубую вилочку и с гневом императора Нерона произнесла:
— Вы что, сучьи дети, за дворянские корни-то уцепились? Ольге Комиссаржевской — и вам, Элеонора Васильевна, это должно быть известно лучше остальных — в революцию девятьсот семнадцатого было уже сорок восемь лет! Если бы она дожила до семидесяти пяти, как ваша баба Оля, то умерла бы в сорок четвертом году! А Толенька родился в пятьдесят восьмом, и, по вашим же рассказам, заниматься с ним уроками до пятого класса она никак не могла! Потому не выдумывайте, голубушка! Ваша теща в девичестве была просто однофамилицей знаменитой Ольги, да и разница в возрасте у них была лет двадцать — не меньше. Ибо померла баба Оля год назад! Царствие ей небесное!
Толя на всю жизнь запомнил, как маменька побагровела и уже своей рыбьей вилочкой показала Нине Давыдовне на дверь.
— Вон! Неблагодарная!
За что маму должна была благодарить владелица душных чулок, Толик не понял. Но перед сном взял ручку с листочком в клетку и рассчитал годы рождения и смерти обеих героинь дневного повествования. Ужаснулся и осознал: никакой он не граф. И к великому тенору никоим образом не причастен. Маменьку решил не расстраивать, уж больно хороша была легенда. Более того, сам впоследствии рассказывал ее своим женам и детям, не называя цифр и не вдаваясь в детали.
Верили безоговорочно. Второй дотошной Нины Давыдовны ему на пути не попалось.
Но что было абсолютной истиной — это жизнь его родного отца Ивана Михайловича. Даже не жизнь — эпическое полотно. Он восхищался этим полотном, завидовал, понимал, что никогда сам не одолел бы такой путь, и самое ужасное — передал своему сыну Андрюшке безоговорочную любовь, нет, тотемное поклонение деду Ване. Хотя дед умер задолго до Андрюшкиного рождения.
И вот казус: сам Толя, как две капли воды похожий на маму Элеонору, родил от Олеськи сына — абсолютную копию Ивана Михайловича. До впадинки на щеке, до ледяного взгляда прозрачных голубых глаз, до какой-то странной выпуклой родинки с грецкий орех на подъеме стопы.
Родил сына, первой фразой которого было «хочу на войну!», что вызывало одновременно смех и мороз по коже…
* * *
Толя до самой старости не мог забыть детского ощущения металлического осколка под папиной кожей. Их было пять. Разной формы, разной глубины залегания. Отец сажал его — сначала карапуза — потом шестилетку — затем третьеклассника — на колени, затягивался кубинской сигарой и разрешал трогать свою ногу — от икры до бедра, где были спрятаны эти сокровища.
Фрагменты артиллерийского снаряда находились в мышце, но когда отец напрягал и поднимал пистолетом ногу, они всплывали под кожу, и пальцами можно было прощупать шершавость их поверхности, углы и теплые грани. Самый любимый кусок был выше колена, он почему-то представлялся Толе малахитом, описанным Бажовым в своих уральских сказах. В икре залегало два изумруда. Казалось, они были прохладнее и прозрачнее остальных. А ближе к паху — два аметиста. Темно-фиолетовых, как декабрьский сумрак. У одного — треугольного на вершине — было что-то вроде крючка, и Толя очень долго проминал, мусолил его, закрыв глаза.
Отец смеялся, его забавляли сыновьи геммологические фантазии. Мама ругалась — ребенок сидел в клубах плотного, как грязная простыня, дыма. А Толик был счастлив. До того счастлив, что никогда не спрашивал: «Пап, это больно?» А отец никогда никому и не рассказывал, что это адски больно. Особенно перед дождем или снегом, особенно после семейных скандалов, особенно в бессонные ночи, когда мозг раздирал то самое эпическое полотно его жизни на лоскуты и подкидывал в память, как бумагу в пламя. И память ревела, орала, просила пощады. Она не хотела возвращаться в ад, но была сцеплена с ним навсегда.

Глава 5
Иван – итальянец

Ну пусть это была не та Комиссаржевская. Но баба Оля — мать Ивана Красавцева — говорила на итальянском, будто пила родниковую воду. И пела она чудесно, велюровым сопрано, пусть даже унаследованным не от знаменитого тенора Теодора, а от другого талантливого человека. Мало в России гениев?
С детства она лопотала с сыном, мешая итальянские слова с русскими. Язык чужой страны был для него таким же органичным, как казачья балачка [1], которую он слышал каждое лето, отдыхая у деда на Кубани. Но именно знание lingua italiana [2] сыграло в его жизни роковую роль.
В феврале 1944-го под Воронежем скопилось огромное количество документов разгромленной восьмой итальянской армии, воевавшей на стороне Германии. В бою под селом Николаевка двумя неделями ранее средиземноморских военных разбили наголо. Кто не успел умереть от дичайших морозов, были убиты или смертельно ранены. Немногим удалось вырваться из окружения.
Иван Красавцев, командир разведроты, был прикреплен к группе лингвистов для разбора брошенной вражеской документации. Собрались в укрепленном блиндаже, куда солдаты стащили груды бумажных дел.
Ваня болел ангиной. Температура зашкаливала за сорок, миндалины, налитые гноем, ощущались как два штепселя, подведенные к розетке. Он забился на соломенный топчан и пороховым пальцем правой руки дал парням понять, что поспит часок. Остальные вояки (их было шестеро) сгрудились над столом, расстилая географическую карту, сплошь покрытую итальянскими надписями.
Иван провалился в сон, который тащил его больными гландами по шершавому льду намертво замерзшего Дона. Такого Дона он не знал в детстве. На Кубани река была солнечной, распахнуто-гостеприимной, качающей его в колыбели своих вод. Зимой 1943/44 года Воронежский Дон был схвачен льдом и вздыблен, как вывернутый руками за спину диверсант. Наконец панцирь реки треснул и раскололся. Мощный взрыв прорвал ледяную махину и раскидал ее на километры до горизонтов. Но облегчения не последовало. Наоборот, чудовищная бурлящая боль залила берега и потекла по руслу вместо воды.
Больше Ваня ничего не помнил. На деле в землянку прямиком попал артиллерийский снаряд. Шестеро ребят, что корпели над столом, были убиты в секунду, а в Красавцева попали с десяток осколков. Блиндаж завалило, и лишь на следующий день солдаты стали слой за слоем снимать грунт, чтобы достать и похоронить мертвецов. Одно за другим тела выкапывали, освобождали от земли и клали штабелями возле вырытой братской могилы. Красавцев лежал седьмым, кровь на лице смешалась с грязью, скрюченные белые пальцы нелепо сжимали полы гимнастерки.
Мела метель. Такая белая, будто природа сама хотела быстрее завернуть погибших в саван. Командир подразделения ходил взад-вперед мимо тел и рассматривал следы своих сапог на кроваво-снежном ковре. Смерть уже не цепляла, не рвала душу. Она господствовала над Землей. Все живые смиренно принимали это Владычество и подчинялись ее законам.
Но вдруг комвзвода споткнулся о сапог последнего из мертвой шеренги, вздрогнул и заорал:
— Братки! У него снег на лице тает! Тает снег на роже, браткииии!
Пятеро военных побросали лопаты и подбежали своими глазами увидеть это чудо: росток, пробивающий асфальт, ребенок, расправивший легкие, зазеленевшая почка на сожженном дереве. Жизнь! Жизнь посреди запаха мертвечины, посреди оторванных рук и ног, пробитых трахей, неоконченных писем маме.
— Живой! — заулыбались все и, переглянувшись, кинулись очищать его от снега.
— Пульс на запястье, — щерился чернозубым ртом молодой сержант и плакал.
Ваню Красавцева в это время сознание возило головой по раскаленным углям. Но этот толчок он помнит. Как четверо солдат подхватили его с промерзшей земли за конечности и поволокли к грузовику. Жизнь! Танцуй, счастливчик!
Правда, танцевать он больше не мог. Несколько осколков по всему телу ему вытащили в полевом госпитале, а пять — оставили в ноге — на память.
— Чо тебя ковырять? Важные органы не задеты, — просто сказал военный хирург. — Будешь, как дровосек из Изумрудного города. Читал?
— Не, — прохрипел Ваня.
— Детей, значит, нет, — заключил врач.
— Пока нет…
— Ну, родишь — прочитаешь.
Сыну Толе, который родился через тринадцать лет после войны, сказку Волкова он все же прочитал. А главное — ее бесконечно от корки до корки штудировал незнакомый Ивану мальчик. Андрюша. Похожий на него, как отражение в весенней луже. Как пробы из одной чашки Петри на стекле микроскопа. Как дагеротип [3], изготовленный Вселенной задолго до появления на свет как одного, так и другого…

Глава 6
Андрюша – солдат

Андрюша, Ванин внук, деда не застал. Но знал о нем абсолютно все, что сохранил в памяти отец Толик, что удалось раскопать в рассекреченных архивах Великой Отечественной (начиная с 2015 года), что рассказывали однополчане.
Сослуживцев деда Андрюшка нашел сам, через поисковиков, волонтеров и прочих ребят, занимавшихся историей Второй мировой. Родители давались диву. Здо́рово, конечно, но откуда такой азарт к незнакомому человеку? При том, что прадед по маминой линии — деревенский махина-танкист, дошедший до Рейхстага, его совсем не волновал.
Комната Андрюши с малых лет была увешана фотографиями Ивана. Не Симпсонов, не Черепашек-ниндзя, не Губки Боба — как у сверстников, — а именно деда. В капитанских погонах, когда он вышел после госпиталя. С Хрущевым, когда они шагали по Красной площади, с Фиделем Кастро, когда предок строил завод на Кубе.
Друзьям было тяжело с Андрюшей. Любое обсуждение блокбастера он возбужденно прерывал собственными рассказами.
— А знаете, как дед умирал в маковом поле? После первого ранения? Это было в Крыму, осенью, в сорок втором. А знаете, как он туда попал…
— Андрюх, ну хорош… ну когда это было… — скучнели сразу одноклассники.
— Он был командиром роты в начале войны, — не унимался младший Красавцев, — сапером был, слышите? И его задачей было минировать населенные пункты, которые мы сдавали во время отступления, в сорок первом, на границе с Белоруссией… и вот однажды…
И вот однажды Иван получил приказ подорвать небольшой городок на линии фронта, население уже эвакуировали. Сто человек в его подчинении пригнали вагоны взрывчатки по железной дороге, за двое суток заложили тротил под мост через реку, завод и здание горсовета. Сидят, ждут. Немец наступает, приказа о подрыве нет. Сидят, ждут. Танки со свастикой уже подошли к мосту, а приказа нет. Сидят, ждут. Первые наши подразделения вступили в бой с солдатами вермахта. А приказа нет. Сидят, ждут. Советские войска потеряли уже пять взводов. А приказа нет. Сидят, ждут. Бои завязались на улицах города. По широченному мосту через реку поперли танки. А приказа нет… И тут Иван Красавцев сам отдает команду: взрываем! Мост в щепки, город всмятку, враг уничтожен. Остатки роты Красавцева грузятся в вагоны и покидают линию фронта.
— И представляете, — уже кричит вспотевший Андрюша, — его вызывает особист из райцентра и говорит: «Была команда взорвать город?» Дед отвечает: «Нет!» Начальник орет: «Расстрелять!» — капельки пота проступают на лбу у мальчишки.
Друзья не слышат, что говорит Андрей Красавцев, но состояние припадка приковывает их внимание.
— И расстрелять приказывают его же подчиненным, ребятам из роты!!! — Андрюша срывает связки. — Но они его не убили, спрятали!!!
Вечер перестает быть томным. Боевик близится к кульминации.
— И чо? — округлив глаза, спрашивают пацаны.
— А на следующее утро приходит сводка: советскими войсками освобожден город N! И особист такой: «А, черт, зачем мы героя расстреляли?» А солдаты ему: «Да мы не стреляли. Так, в амбаре спрятали!»
— Фигасе! — одноклассники улавливают смысл происходящего.
— Да, говорил же, будет интересно, — уже сипит Андрюша. — Короче, идут они в амбар, а дед слышит стук офицерских сапог. И думает: «Буду смотреть ровно в ствол при расстреле!»
— Охренеть! — чувствуют кульминацию подростки.
— А ему: Иван Михайлович! Спасибо вам за то, что не отдали город врагу! Но, поскольку документы на вас уже все отправлены куда надо, вам дорога — в штрафбат.
— Вот сволочи! И че он, траншеи рыл? — горят от несправедливости Андрюшкины друзья.
— Не, его отправили в Крым в штрафную роту. Там ему в бою грудь прострелили навылет. И он кровью смыл типа свой позор. В маках лежал, слышите? В крови, в красных маках, крымских. Перед ним — небо.
— Как Болконский, — нашелся один умник.
— Какой позор-то он смыл? — вступил другой.
И Андрюша заплакал:
— В том и дело, что никакого…
* * *
С самого младенчества у Андрюши феноменально была развита мелкая моторика рук. В медкарточке прямо так и было написано: «Феноменальная мелкая моторика». Он клеил корабли и самолеты так, что за штурвалом сидел пилот в шлеме, очках и ручкой в нагрудном кармане. Причем парня из папье-маше ростом в два сантиметра можно было раздеть догола. Снять эти чертовы шлем и очки, вынуть ручку из комбинезона. Что уже говорить о мельчайших деталях корабельной рубки или самолетной кабины. Все двигалось, все работало. И это были не только дорогие сборные конструкторы, которые родители не успевали ему покупать, но и фигуры, сделанные самостоятельно из всего, что попадалось на глаза. По сравнению с Андрюшиной боевой техникой корабли, заточенные в бутылки у торгашей в туристических городах, выглядели детской калякой-малякой. Полки ломились от моделей. Часть коллекции вынуждены были перевезти в Большие Грязи-2. Толя смастерил для них стеллаж и любовно расставил по порядку. Иногда он подмигивал сыну:
— Может, сделаешь что-то из гражданской авиации? Или парусники пиратские?
— Ты чо, пап. Это скучно. Вся ваша гражданская жизнь — тотальная скука. Только в войне есть смысл. И как только я окончу одиннадцатый класс — пойду в армию. А потом контрактником — на войну.
— Куда? — поднимал брови Толя.
— Куда угодно!
— Ради чего? За какую страну?
— Конечно за свою! А ради чего — история покажет, — отвечал сын и сжимал зубы.
Толя с Олеськой мелко вибрировали. Они не верили, что у ребенка — призвание. Им казалось это маниакальной идеей.
— Пройдет, — говорили психологи, друзья и соседи.
Ждали долго. Не проходило. День ото дня его сходство с дедом становилось мистическим.
Однажды он обработал в фотошопе снимок Ивана и приклеил на выпускной документ. Никто не обнаружил подвоха. Красота и стать Андрюши были столь ошеломляющими, что стоило приехать с классом в Москву или Питер на экскурсии, его обязательно выцеплял из толпы какой-нибудь помощник режиссера и предлагал прийти на пробы.
Однажды «по приколу» они с одноклассниками зашли в бутик Филиппа Плейна на Петровке, посмотреть на черепушки. И тут же из-за кулис выскочил лоснящийся мужик, который предложил Андрюше работу модели в доме немецкого кутюрье.
— Молодой человек, это его ведущий амбассадор из Италии, — зашипели на ухо консультанты, — немедленно соглашайтесь.
— Неее, — улыбался Андрей, — на фиг надо, шмотье на себе таскать! У меня другое предназначение.

Глава 7
Баттл второй

Мизансцена вторая. Остров Рафаила. Прохладный август. Комната Андрюши, в которой он бывал от силы пару раз за лето. Окна распахнуты, сквозняком с полки сносит вертолет, и тот начинает от ветра вращать лопастями, медленно приземляясь на протянутую ладонь Батутовны, как стрекоза садится на самую выпирающую ветку чапыжника.
Старушка в слезах, наполняющих морщины, сжимает в кулаке склеенный из тонкой кальки летательный аппарат. Он хрустит, словно раздавленное каблуком печенье. Несущий винт проскальзывает сквозь пальцы и продолжает парить, устремляясь к полу. На полу же — гора поломанной, растоптанной голыми ногами Батутовны военной техники — корабли действующей французской армии, советские подлодки, американские истребители…
Анатоль, цепенея от вандализма тещи, целит в нее кием от сломанного бильярда. Она свободной рукой держит над головой закопченный кипящий чайник. На каждый выпад кия Батутовна плещет из носика кипяток в сторону очередной ювелирной модели с полки. Ошпаренный самолет вздрагивает и конвульсивно начинает съеживаться, теряя на ходу боевую раскраску и своих непобедимых пилотов.
— Мерзавка! — в голос рыдает Анатоль. — Это ж Андрюшкиными руками сделано! Убийца! Ты всегда была убийцей!
Зять пытается выбить кием горячий чайник, но Батутовна ловко прыгает треснувшими пятками поверх поверженной эскадрильи, и Анатоль то и дело промахивается, сам кроша под собой остатки того, что годами рождал его сын.
— Я убийца? — воет она, поливая кипятком модели на полке и на полу. — Это я, да, воспитывала в ребенке любовь к стрельбе, взрывам, смерти? Я была глуха, когда он с рожденья твердил, что уйдет на войну? Я просрала тот момент, когда он поперся в военкомат? Я не взрастила в нем ничего, кроме боли?
— А что я мог сделать? — Анатоль наконец попадает острием кия Батутовне в верхнее веко.
— Следить за сыном! Пользоваться связями, придумать ему болезнь, не пускать в армию! — Теща, роняя емкость с кипятком себе на ступни, закрывает ладонями окровавленное око. — Ты не должен сдавать его на пушечное мясо! Ты не смел ему разрешать клеить всю эту смертоносную ерунду!
Анатоль бросается на помощь Батутовне, но поскальзывается на размякшем самолете британских ВВС и падает, словно по стиральной доске, проезжая головой по полкам с остатками Андрюшкиных шедевров.
Стеллаж срывается со стены и накрывает сверху обоих. Кладбище погибших, затопленных кораблей и сбитых самолетов, растоптанные Андрюшкины мечты, ожоги конечностей, потеря сознания, залитый кровью глаз, безысходно воющий Хосе в будке.

Глава 8
Хуан Фернандес Карбонеро

Хуан являлся заключительной частью Марлезонского балета. Он прибывал, когда раненые больше уже не могли нанести друг другу увечий, но еще не способны были себя обслужить.
Его умения — вколоть обезболивающее, обеззаразить, зашить и перевязать конечность, закапать антибиотик в глаза — были предназначены животным, а именно — лисам, которых он и приехал изучать в заволжские леса.
Но Батутовна с Анатолем регулярно тренировали медицинские навыки Хуана, а потому, выезжая на «материк» — в город, — он закупал гораздо больше лекарств, пластырей и бинтов, чем требовала того лисья гвардия.
Хуан был испанцем. Тем странным испанцем, который почему-то с детства решил, что он русский. Так бывает, когда ребенок, родившийся в Норвегии, всю жизнь скучает по Африке. А потом вырастает, продает все имущество и поселяется где-нибудь в Уганде, счастливый и абсолютно не понятый родными.
Никто не скажет, какие именно книги читал Хуан в отрочестве, почему ему не хватило во дворе обычной испанской кошки или собаки, что заставило его покинуть залитую светом Саламанку и приехать в эту глушь, где первое время не было ни электричества, ни газа.
Но Хуан Фернандес Карбонеро взял с собой только гитару (не зря мама водила в музыкальную школу) и приехал поступать в Москву, в Тимирязевскую академию, на кафедру зоологии биологического факультета.
Его влекли лисы. Школьником Хуан подвязался с археологами в экспедицию на Пиренеи. Они нашли тогда семейное захоронение эпохи неолита. И прямо на людских костях — шаг за шагом, взмах за взмахом археологической кисточки — обнажился скелет лисы с переломанной, но сросшейся задней лапой. Лиса не была жертвоприношением, не была просто убитым на охоте животным, она явно являлась частью этой семьи, как простая псина. Но собак приручили порядка 15 тысяч лет назад, а лисы до сих пор не стали домашними.
Этот факт поразил юного Хуана настолько, что он не мог спать. Испанец мечтал о собственной лисе, хитренькой, остромордой. Он мысленно перебирал пальцами по ее пушистой спинке, чесал нежную шейку, оглаживал хвост, зарывал лицо в мягкий живот. Наблюдал в зоопарках за разными видами — от крошечных ушастых фенеков и шустрых палевых корсаков до полноразмерных рыжух, но ни разу не встретил в их глазах приязни.
Они не любили его. Они не любили людей в принципе. Как эта рыжая морда неолита могла быть верна своим хозяевам, для Хуана оставалось загадкой. До тех пор, пока он не наткнулся на работу русских генетиков и некого Дмитрия Беляева, которые в конце 1950-х в Новосибирске начали глобальный эксперимент по одомашниванию черно-бурых лисиц. Год за годом они отбирали самых ласковых и послушных животных и спустя 50 поколений (благо лисы плодились уже однолетками) вывели особей, по доброте и привязанности похожих на собак.
Исследования начал повторять весь зоологический мир. И уже в двадцатые годы нашего века международный костяк ученых выявил у лис особый ген SorCS1, исключающий агрессию. Этот ген отвечал за передачу сигналов между нейронами и, как выяснилось позже, был аналогичен человеческому, несущему аутизм и шизофрению. Иными словами, умники со всех континентов вывели лису, которая искренне заглядывала в глаза охотнику, глуповато улыбалась, если бы ей позволило строение морды, и вообще не чувствовала опасности.
В России ушлые бизнесмены превратили волшебный ген в большие деньги. Добрых лис разводили на фермах и продавали любителям в качестве домашней экзотики. Одна из таких ферм находилась в Заволжье, в поселке Большие Грязи-2. Но хозяина кто-то убил — не зря на этой земле рыскали беглые заключенные, — несколько десятков животных разбежались, большинство погибли.
Хуан, уже аспирант Тимирязевки, прочитав в желтой прессе эту историю, собрал рюкзак, сдал в аренду испанский дом, приехал в Большие Грязи-2 и купил хибару. Он теперь точно знал, для чего живет, — чтобы спасти, адаптировать к дикой природе и убрать селекцией несчастную лисью мутацию хотя бы на одном берегу Волги.
До поселка добрался на ржавом «Омике» и тут же попал в заваруху. Большегрязевцы неистовали на главной площади у бюста Ленина с вилами-лопатами и орали благим матом: хотим называться Островом Рафаила!
— Да, мать вашу, вы — полуостров, а Рафаил — опаснейший преступник! — кричал с кузова грузовика какой-то чиновник в сером костюме.
— Не переименуете — сожжем пристань! — орали аборигены. — Спалим леса, взорвем помойку, пустим отходы по течению!
Хуан был в восторге. Он чувствовал себя героем остросюжетного романа и одновременно бумажкой в воронке исторического унитаза. Не поддаваясь никакой логике, эта плешь заволжской земли была вскоре официально переименована. Но веселое возбуждение зоолога продлилось недолго: неделю за неделей он начал находить в окрестных лесах трупы задушенных и освежеванных лисиц. А когда изучал останки — понял, что в них даже не стреляли! То есть звери шли прямо в руки человеку. Тому самому, кто убивал и снимал шкуры.
— Это Рафаил, — сказали Хуану местные жители, — он и с собаками не церемонится. Где-то продает шкуры, иногда жрет их мясо. Нелюдь. Живодер. Чудовище.
Испанец, скрупулезно записывающий свои наблюдения на стареньком компьютере, вычеркнул научный символ SorCS1 и заменил его на собственный термин — ГЕН РАФАИЛА — мутация, противоречащая инстинкту самосохранения.
С деревенскими Хуан не очень ладил. Они считали его чокнутым. Парень ходил по лесам с огромной сумкой и видеокамерой, таскал домой трупы диких животных, ковырялся в них под мощным микроскопом на открытой гнилой веранде, потом хоронил зверей, а по вечерам играл на гитаре фламенко. Переливы его струн так брали за душу, что собаки на краю села выли, птицы кричали, люди плакали и любили друг друга. С приездом испанца на Острове Рафаила повысилась рождаемость. Правда, это не помешало местным стащить у Хуана высокоточный микроскоп. Зоолог рыдал, закрыв голову руками. Его прибор стоил баснословных денег. Сердобольная соседка посоветовала сходить к новому жильцу — бывшему менту, что купил за горой дом.
Так они и познакомились — потерпевший финансовый крах Анатоль и потерявший орудие науки Хуан. Батутовны тогда не было даже на горизонте.
Мужики выпили, обнялись, бывший следак взял боевой пистолет, и они ворвались в первую попавшуюся избу, выбив дверь сапогами. Анатоль схватил за грудки хозяина, приставил к артерии дуло и прохрипел:
— Где микьёскоп, гнида? Ща всех перестреляю, как курей!
— Да Сашка, Сашка-кривой заныкал его в погребе, — проблеял сухой мужичок, наполняя драные треники вонючими продуктами жизнедеятельности.
Анатоль швырнул засранца в угол и вместе с Хуаном направился на другой конец деревни.
— Откуда ты знал, что он скажет? — изумлялся по дороге испанец, еле успевая за высоченным, размашистым ментом.
— Да все они тут из одного говна сделаны! Ща расхерачим пару домов, найдем твой мегаскоп!
— Только бы они его не сломали, такой тонкий прибор, такой тонкий, — причитал Хуан, семеня рядом с Анатолем.
Следующую дверь друзья выбили бревном словно средневековые ворота. Реально кривой на рожу Сашка выскочил в семейных трусах и замахал руками, как связист на корабле.
— Я верну, верну, он на хрен никому не нужен, ни продашь, ни разберешь на запчасти! — Сашка побежал к погребу, подбадриваемый пинками Анатоля.
Из черной дыры грабитель вытащил огромный, замотанный в графитовый полиэтилен агрегат. Хуан бросился сдирать пленку и осматривать детали.
— Оптику спииздилии! Окуляры гдие? — завопил обрусевший до уровня крепкого мата испанец.
Слезы его брызнули на щеки, как жидкость омывателя на лобовое стекло. Анатоль схватил за шкирку кривого Сашку и шваркнул его о дверной косяк.
— Вопрос слышал, мразь?
— Вовчику отдал на продажу, да не берет никто, техника больно заковыристая. Я проведу, проведу к Вовчику.
К Вовчику уже направилась делегация из трех человек, причем двое шли на своих двоих, а третий волочился на импровизированном поводке из снятых с гвоздя штанов.
Вовчик — двухметровый амбал — попытался затеять драку, но Анатоль ловко заломил ему руку назад и прижал к дощатому полу. Барыга забил свободной ладонью по полу, признавая поражение. Затем компания снова спустилась в погреб — более широкий и сухой, чем у Сашки-кривого, и Вовчик достал из огромной спортивной сумки нечто, обернутое фланелью.
— Правильно с окулярами обращаешься, молодец, — подбодрил Хуан.
Окуляры оказались девственно целыми, мошенники под пинки были отпущены, микроскоп возвращен на веранду зоолога, оптика прикручена на место.
С тех пор Хуан с Анатолем стали неразлучны. Ходили вместе по лесам, проверяли данные с фотоловушек — испанец повесил на деревья и кусты с десяток камер, направленных на заранее разложенную еду, делился своей мечтой — надеть на всех «добрых» и «недобрых» лис GPS-ошейники, которые позволят наблюдать за ними как минимум два года, пока не села батарейка. Ну и, конечно, суметь приучить к себе животных настолько, чтобы можно было повлиять на их скрещивание прямо в дикой природе.
Анатоль поклялся во всем ему помогать, а местным мужикам пообещал отрезать пальцы, если с дерева пропадет хоть одна камера. Даже пусть ее унесет ворона. Поэтому жители Острова Рафаила установили график и трижды в день проверяли, на месте ли игрушки испанца и все ли с ними в порядке.
Вскоре Хуан принес своему спасителю щенка. Кто-то выбросил его с лодки за борт, привязав на шею камень. Но Муму из утопленника не получилось. Камень отцепился, и бедолага помаленьку, теряя силы, греб к берегу. В таком состоянии его увидел Хуан во время ежеутреннего заплыва. Нахлебавшись воды, щенок уже мало что соображал, поэтому зоолог сделал ему искусственное дыхание на берегу и уже дома у генерала — завернул в плотную тельняшку.
— Странно, уши и хвост купированы. Породистый, что ли? Зачем топили? — удивлялся Хуан. — Мне собаку держать нельзя, я лис отпугну. А тебе она пригодится, — подытожил он.
— На кой хрен? — уточнил Анатоль.
— Ты хотел золотой унитаз и борзых во дворе?
— Хотел.
— Этот заменит тебе все мечты, — Хуан с нежностью помассировал ушки и лапки псины.
Утопленника назвали Хосе, в честь школьного друга Хуана — Хосе Фулгенцио Чиро. Анатоль и сам не понял, как полюбил этого щенягу, который через полгода из дохлого хомячка вымахал в черного бульдога величиной с пубертатного медведя. Выстроили ему огромную утепленную будку и повесили табличку на калитку «Загрызет каждого».
Правда, Хосе оказался болезным. В первую же зиму отморозил себе яйца под отрубленным хвостом и как-то нереально коротко обрезанные уши. Генерал готов был запустить его в дом, даже в свою постель, но испанец его отговорил:
— Сторожевая собака должна жить на улице и охранять жилище.
По факту все было наоборот: стоило Хосе подать голос или заскулить у себя в будке, как Анатоль ночью, в трусах и валенках на босу ногу бежал посмотреть, не обидел ли кто его любимца. Перепробовав все мази и натирки, Хуан остановился на геле «Алюминиум-плюс». Он хорошо заживлял трещины и образовывал пленку на ссадинах и царапинах. С тех пор яйца и уши Хосе засветились серебром и, хотя в деревне генеральского пса никто не боялся, появление собаки Баскервилей в темноте имело свой сторожевой эффект: бабы визжали и крестились, мужики матерились.
Хосе часто жрал всякую дрянь на помойке, адски дристал, был лечен левомицетином и активированным углем, глистогонен, кормлен антиаллергенными собачьими деликатесами и вновь жрал всякую дрянь.
Однажды притащил в зубах нечто странное. Хуан с Анатолем глушили водку и пели советские песни (испанец постепенно наращивал русский репертуар), когда пес ворвался в дом и сплюнул на пол кухни что-то шерстяное и практически нежизнеспособное.
Хуан плюхнулся на четвереньки и увидел облезлого лисенка с желваками захлопнутого капкана на задней ноге. Ровно на той ноге, где был перелом у неолитского лиса из его археологического прошлого.
Испанец замычал, Толя все понял и подскочил к нему с отверткой и плоскогубцами. Кое-как лапа была освобождена — и да, она оказалась переломанной. Лисенок слабо дышал, видно, пролежал в капкане около недели и был крайне истощен.
Хуан все тем же мычанием потребовал у генерала воды, разжал зубы зверя и с маленькой ложечки начал вливать ему жидкость прямо в пасть. Потом схватил печеночный паштет, которым они с собутыльником покрывали бутерброды, и стал пихать ему в рот порциями размером с горошину. Лис вздрогнул, перевернулся на бок и судорожно заглотнул еду под радостные вопли двух взрослых мужиков, ползающих на коленях. Никогда Хуан не был так счастлив. Лис оказался тот самый, «хороший», с генной мутацией, противоречащей жизни. Он полюбил испанца словно собственную мамку, ходил за ним кошкой, путаясь под ногами, забирался на живот, когда зоолог лежал на старой тахте, тявкал, мяукал, верещал, как сверчок. За несколько месяцев отъел себе бока и распушился: палево-рыжий, с аккуратной манишкой, черными носочками вдоль лап и белым кончиком хвоста. Лис чуть припадал на заднюю ногу, Хуан назвал его Рафиком, надел ошейник с матерными угрозами и номером своего телефона. А Толя вновь собрал деревенских мужиков и пообещал, что оторвет им вообще всё, если кто-нибудь хоть пальцем тронет любимого лиса испанца. Селяне перекрестились и пообещали беречь его как родного.
Рафик был каким-то чудом. Дружил с Хосе, вместе с псом ловили мышей и бегали по нетронутому снегу, оставляя долгие цепочки следов.
— Вот смотри, — говорил Толе Хуан, когда они на лыжах тропили зверей долгими зимами, — у собаки след широкий, с короткими тупыми когтями, пяточная подушечка недалеко уходит от пальчиков. А между самими крайними пальцами спокойно можно уместить спичечный коробок. Цепочка следов у них двойная и ведет обычно только в одну сторону.
Испанец обрисовывал острием лыжной палки свежий собачий отпечаток.
— А вот это — лисонька, — он блаженно улыбался. — Видишь, какой утонченный след. Передние пальчики далеко уходят от задних, а все вместе словно прижаты друг к другу, спичку здесь уже не положишь. И цепочка, посмотри, как ровная строчка швейной машинки. Одна лапка за другой, одна за другой. А вот здесь, — Хуан останавливался и поднимал палец вверх. — Куда шла лиса? На запад или на восток?
Толя всматривался в лисий шов на снегу и мотал головой:
— Не понимаю!
— Так она специально сделала, чтобы ты не понимал! — радовался зоолог. — Она сначала шла в одну сторону. А на обратном пути — ровно по своим следочкам — в другую. Чтобы сбить с толку и человека, и иного хищника!
Толя был горд за лисиц. Любовь Хуана напитывала каждую его клетку. Так, скользя на лыжах по лесу, он узнавал все о жизни испанца, а испанец, в свою очередь, — о проблемах и чаяньях русского генерала. Поэтому, когда в доме друга внезапно появилась круглая женщина в морщинах, похожих на подводные лабиринты майя, испанский зоолог понял — это Батутовна.

Глава 9
Адепты российской науки

Батутовна не сразу поняла, кто такой Хуан. Особенно когда он пришел к обеду и на скатерть между блинами и банкой варенья высыпал нечто, похожее на шишки и орехи.
— Это чо за говно? — спросила Батутовна, жаря картошку и глядя через плечо на двух мужиков за кухонным столом.
— Это экскременты лисы, — терпеливо объяснил испанец. — Знаете, в чем открытие? В этом году к обычным полевкам и крупным насекомым в пищу заволжских лисиц попал бобер! Помнишь, Толя, мы видели, как они расплодились в заливе, настроили плотин?
Счастливый генерал смотрел, как Хуан ковыряет вилкой какашки и указывает ему на какие-то кусочки.
— Пообедаем, и я покажу тебе их в микроскоп, — заверил зоолог, потянувшись за жирным блинчиком.
Батутовна, каменея на глазах и одновременно наливаясь кровью, шваркнула раскаленным картофельным ножом по столу.
— Ты, ирод, реально говно на стол вывалил? И не подстелил ничо, и руки не помыл??? Ты кто такой вообще?
Обед в тот день не задался. Хуана из дома словно смыло цунами, а Толя долго объяснял теще, что это наука, настоящая российская наука, а испанец — ее преданный и бескорыстный двигатель. Батутовна заявила, что научных фекалий не будет на кухонном столе, пока она жива.
Толя передал другу ультиматум тещи. Испанец долго возмущался, но пришел с перемирием и заверением ковырять лисьи какахи в гостиной, предварительно расстелив клеенку. Батутовна тут же принесла ему черный мусорный мешок с рваными пакетами внутри и бросила к ногам:
— Пользуй для своей науки! Подкладывай под свои сокровища!
Хуан брезгливо, двумя пальцами вынул сначала один лоскут с чесночной шелухой, потом второй — с остатками селедки и замотал головой.
— Эксперименты должны проводиться в стерильных условиях. Эти пищевые и прочие отходы должны отправиться на помойку!
— Ага, щаз! — прищурила она один глаз. — То есть говны твоих лис и собак — не отходы, а мои пакеты — отходы?
— Так точно, — ответил Хуан, копируя генерала.
Молниеносно она плеснула в лицо испанца кислую сыворотку и тут же завизжала, отбросив в сторону кружку. Верткое палево-рыжее существо укусило ее за слоновью лодыжку и спряталось под ногами зоолога.
— Ах, сссука! — Батутовна попыталась метнуть чищеной картофелиной в защитника Хуана, но промахнулась.
— Во-первых, сука — половая принадлежность исключительно собак. А во-вторых, Рафик — самец. По-вашему — кобель. Поэтому подбирайте слова. — Испанец жирной кухонной тряпкой вытирал кисломолочную рожу.
И только когда зоолог стал регулярно вытаскивать Батутовну с того света после баттлов с Анатолем, и только когда Хуан вылечил ее осеннюю ипохондрию превосходным испанским фламенко, и только когда Рафик ватрушкой скрутился под ее толстым боком, сняв почечный приступ, Батутовна смягчилась. Она стала адептом российской науки в лице испанского исследователя и готова была навалять каждому, кто имел иное мнение по поводу методов изучения продуктов лисьего пищеварения. Более того, сама способствовала этому пищеварению, подкармливая Рафика сырой рыбой и отборными куриными окорочками. Лис беззаветно влюбился в старушку, простил ей былые оскорбления, разжирел, опушился и стал лосниться, как масляный оладушек к ужину, которые они регулярно воровали со стола вместе с Хосе под общий смех и умиление.
Когда мужчины уезжали в город, Батутовна подзывала Рафика в сени и воровато закрывала за ним двери. Кормила рыжего до отрыжки, брала на руки, ложилась на диван и подкладывала под груди. Горячий меховой лис долго кружился, топтал гиппопотамье пузо, свиристел сверчком, что-то приговаривал-пришептывал и застывал наконец, уткнув тонкий черный нос в корень богатейшего хвоста. Так они засыпали, Рафик посапывал, постанывал, Батутовна сначала лила благодатные слезы, орошая цветастый ситчик подушки, а потом давала тракторного храпака, под который, как по условному знаку, выплывало на Волжские просторы ее заштопанное детство и висело облаком над Островом Рафаила до самого их с лисом пробуждения…

Глава 10
Вши и крашеные портянки

Пелагейка-Палашка была в семье первенцем. Еще довоенного, 1938 года. Родители ее — широкомордый Потап и тонкокостная Мария — из каменской мордвы — той самой красивой породы, когда на одной территории, в местечке Каменный брод, потомки мордовских и истинно русских этнических групп сливаются в единое целое.
Каменская от губашевской и титовской мордвы, что проживала ближе к городу, отличалась статью, прикладным умом и крепкими семьями. Доказательством этого была отчаянная любовь Потапа к своей женушке, родившей ему за двадцать совместных лет — одиннадцать детей.
Пелагейка, не успев напиться материнского молока, в полтора года стала разводящей. Ей родили братика, потом сестренку, потом еще братика, потом два раза подряд двойняшек, затем еще, еще и еще. Самые ранние воспоминания Пелагейки — зыбка [4], привязанная веревкой к стопе, и ритмичные толчки качелей — к себе — от себя, к себе — от себя. В зыбке — серое, застиранное белье, крошечная мордашка, босые ножки с фасоленками и горошинками пальчиков, сжатые кулачки цвета мякоти белого налива и плач, заполняющий комнату, дом, улицу, вселенную…
Не то чтобы Палашка не любила своих братьев и сестер, они просто отнимали у нее детство. Она не успевала играть со сверстниками, не успевала читать, учила уроки под скрип люльки, роняя голову на тетради, засыпала в школьной форме и в ней же просыпалась. Ах, форма…
Вспышкой счастья было поступление в первый класс. Отец только вернулся с войны, несколько месяцев ехал в танке из Берлина. Мама покрасила его сменные портянки в коричневый цвет — долго топила их в ведре с анилиновым порошком. Затем сшила Палашке платье — юбка-татьянка, голошейка, длинный, вислый рукав. Из старого, дырявого полотенца сварганила сумку.
Пелагейка пошла в школу — стриженная наголо от вшей. В толпе не выделялась. Одноклассники тоже были лысыми. Вши ели поедом все живое, прыгали по партам, у девчонок ожерельем окружали шею, у пацанов толпились в паху. Когда брат Палашки — Архип — гладил стрелки на брюках, стоял треск и пахло паленым мясом. Мама распахивала окно, Архип вытряхивал жареных насекомых на шуршащую осеннюю листву.
В классе Палашка сидела на третьем ряду, рядом со стеной. Учеба ей давалась, схватывала все моментально. Пока педагоги ходили вдоль рядов и рассказывали, кто о чем, она скребла ногтем известковую стену и обсасывала палец. Известка казалась сладковатой и какой-то шелковой.
Еще вкуснее был мел у доски. Съесть треть брусочка, пока разбираешь слово по частям — редкая удача. Больше везло тем, кто возился с математической задачкой. Пока царапаешь по грифельной поверхности, можно откусить фрагмент побольше, а если залезешь в шкафчик к учителю и стащишь полную коробку — ты — победитель по жизни.
В школе на второй перемене давали блин и булочку. Это было блаженством. Правда, в первый же учебный день Палашка чуть было его не лишилась. После звонка с начального урока она схватила штопаную сумку и рванула домой. Мама копала огород, между вишнями в зыбке молотила ручками-ножками двойня.
— Ты чего? — Мама медленно разогнула спину и вытерла пот со лба.
— Научилась! — Пелагея искрилась радостью.
— Почему не в школе?
— Звонок прозвенел!
— Так перемена же, глупышка! Беги, впереди еще уроки! — Мама смеялась, будто сыпала по полу бусинами с лопнувшей лески.
Пелагейка подбежала, обняла ее за юбку и потерлась нежной лысой башкой о грубое плетение ткани.
— Беги, да только после школы сразу домой. Малыши ждут!
Малыши ждали Палашку всегда. Она мыла их, стирала пеленки, следила, чтобы не лезли в сарай к курам и коровам. В третьем классе поймала полугодовалую сестренку Таньку в корыте с золой и вчерашними углями. Та загребала их всей пятерней, сыпала себе в рот, забивала нос, уши. Палашка, сама любительница поесть золу, затрубила клаксоном. Подтащила Таньку к бочке с водой и окунула вниз головой. Танька захлебнулась, вырвалась, но, незнамо как, осталась живой и даже сделалась чище.
Мать не ругала. Прижимала Палашку к животу, гладила по отрастающим шелковистым кудрявым волосам. А та остреньким ушком и особым, недетским чутьем вдруг определяла: мама снова беременна! И уходила плакать. Ей хотелось вырваться из порочного круга, побегать с Генкой, который делился своим блином на второй перемене, поиграть с недоношенной Валькой — странной соседской девочкой, которая всегда хоронила своих кукол, а потом кричала над ними как оглашенная. Ездить с отцом на грузовике за арбузами. Да что угодно, но только бы больше не нянчить, не вдыхать этого молочного запаха новой жизни, не глядеть в эти глупенькие глазенки, не проводить ночи под равномерный скрип зыбки. Не защищать от деревенских детей и собак своих, кровненьких, широкоморденьких, похожих на нее саму, любимых и ненавистных.
Пелагейка была не единственной в семье, у кого каждый новый ребенок вызывал раздражение. Ее бабка Евдокия — мамка отца Потапа — невзлюбила Марию с первых дней знакомства. Внуков называла анчутками [5], а невестке при любом удобном случае старалась напомнить, кто в семье главный. Перед Пасхой однажды окропила новое платье Марии соляной кислотой.
Палашка всю жизнь не могла забыть, как мама открыла комод и достала свежее одеяние, которое прямо в ладонях рассыпалось на кусочки. Свекрови Мария ничего не сказала, просто долго рыдала, тряслась тонкими плечами над остатками заветного платья из клетчатой шотландки в шарушечках — трофейного эпонжа, привезенного мужем с войны.
Пелагейка не могла простить бабку. Когда проходили «Грозу» Островского в десятом классе, даже ахнула: это ж чистая Кабаниха по отношению к маме! С нее классик писал! Евдокия рано потеряла мужа и любила повторять: «Я уж снова девушка, тридцать лет, как мужская рука на плечо не ложилась». Вдова носила фартук с большими карманами и иногда высохшими руками доставала оттуда конфетку или монетку, чтобы отметить избранных. Собственно, любимцем была одна Галя, нежная девчонка с беличьими косичками, которая обычно убиралась в бабкиной комнате и находила с ней какой-никакой общий язык. Галя брала бабушкину кисть, пальчиками цепляла на ней тонкую пергаментную кожу и высоко-высоко поднимала над костями.
— Ба, почему у тебя шкура тянется как резиновая? — спрашивала внучка. — А у меня захочешь — не подцепишь?
— Проживи с мое, и у тебя растянется все, что угодно, — скрипела бабка и указывала глазами на икону в углу: — Он со временем любую материю растянет. И состарит, и сморщит, и в прах превратит.
Евдокия была крайне набожной. Она молилась весь день, а внуки, воспитанные в советских традициях, похихикивали над ней по углам.
— Нехристи вы, анчутки и есть анчутки, — ворчала бабка и подзывала к себе Галю, которая мыла пол, сужая и сужая сухое пятно под бьющей поклоны Евдокией. — Повторяй за мной, и Бог спасет тебя.
— Херу ииим!!! — выла покладистая Галя, возя мокрой тряпкой возле бабушкиной юбки.
Сестры с братьями давились смехом, бабка хлопала Галю пятерней по пробору между косичками.
— Дурья твоя голова, херувимов не знают, а все в царствие божие хотят попасть.
— Не хотим, бабушка, нам, пионерам, в комсомол надо, а потом в партию! — беззлобно отвечала Галя.
— Значит, не встретимся, не свидимся на том свете.
— Да нам на этом еще жить и жить, — отвечала внучка, не ведающая о конечности существования.
Палашка не ревновала Галю. Она сама была любимицей других стариков — соседских. Бездетные, они часто приглашали Пелагейку на оладьи, а потом просили Марию: «Отдай нам свою старшую. У тебя их одиннадцать. Одной больше — одной меньше».
Так бы и забрали, если б не обнаружилась у четы открытая форма туберкулеза, и родители запретили Палашке появляться даже на их пороге…
* * *
Кое-как вытянув братьев и сестер, Пелагейка поклялась, что своих детей заводить не будет. После педагогического училища ее отправили в Сибирь, внедрять в умы интернатских воспитанников идеи Белинского и Шолохова.
Первое впечатление от тайги — буйство благородных фамилий. Если в Оболтове всех словно пометили шутовскими кличками — Поганкины, Зачушкины, Корытцевы, то здесь, на бывших урановых рудниках под Нерчинском, каждый пьяница был Шереметьевым или Волконским — потомком декабристов.
Старшеклассники интерната — непуганые громадные переростки — встретили Пелагею Потаповну — юную, в полосатой желто-черной юбочке, с рюмочной талией — громким ржанием и на ее просьбу застелить кровати и вымыть полы показали все неприличные жесты, которые знали. Но Пелагейка не зря вырастила десятерых. Она топнула толстенькой аппетитной ножкой о дощатый пол казармы и голосом диспетчера на железной дороге отчеканила:
— Завтрака не будет!
Над ней снова посмеялись. Тогда Палашка дала команду в пищеблок — отменить завтрак для старшей группы. Сидели до захода короткого северного солнца. Учительница ростом с пчелку вновь отрапортовала:
— Обеда не будет!
К ужину парни поняли, что пчела — из огня и стали, заправили одеяла, нацелили вверх ракетой подушки, надраили полы и пошли за Пелагеей Потаповной как за полководцем в столовую. Парами. Рассчитавшись на «первой-второй».
Слава железной волжской леди облетела все таежные поселки. Мужики приезжали на запряженных повозках посмотреть, что за фрукт набрал свои соки на промерзшей земле. Цокали языками, приглашали на танцы в местном клубе, умещали в одну пятерню тонкую талию и облизывались на ножки-сардельки.
Но Палашка была неприступна. В своей полосатой черно-желтой юбчонке она несла в дремучие массы советскую литературу, а заодно — географию, биологию, рисование и физкультуру, поскольку больше нести их было некому. Преподавателей в интернате числилось трое.
Но однажды сердце командирши выдало короткую аритмию. Он представился Оболенским. С какого бодуна мужик с бурятской рожей оказался Оболенским, Пелагея не могла постичь всю оставшуюся жизнь. Но в тот день она даже заглянула в его паспорт. Действительно, Алтан Оболенский. Видимо, декабристам нравились местные женщины: малорослые, кривоногие, с прекрасными карими глазами вовнутрь и бархатной кожей.
— Алтан, — объяснил Оболенский, — это золотой.
Ну что с этим было делать? Алтан вернулся из армии, невысокий, хорошо сложенный, форма сидела на нем как влитая. До инженерных войск успел два года отучиться в Саратовском музыкальном училище на баяне. Обладал абсолютным слухом и ловкими, хоть и короткими, пальцами. Жизнь музыканта пророчила ему мама, она и отправила Алтана из Нерчинска на волжские берега. Приняли сразу. Талантлив оказался Оболенский. Трудолюбив и артистичен. Золотой, одним словом, если б не одно «но»…
Алтан был бешеным. Бешеным от слова «бес». Бес не просто сидел в нем и помалкивал до поры до времени. Бес властвовал над Оболенским, он им командовал, помыкал, глумился, провоцировал и лишь изредка уставал и ложился вздремнуть. В эти минуты Алтан вершил все свои самые благородные поступки. Например, добился руки Палашки и успел жениться.
На свадьбе, где гуляли все сыны и дщери декабристов, а также простой бурятский народ, он виртуозно играл на баяне «Полет шмеля» и увертюру к «Детям капитана Гранта». Он танцевал со своей пчелкой вальс Шопена, шептал сладкие слова, обещал богатую жизнь. А на другой день разбил шестнадцать трехлитровых банок огурцов, которые его мать приготовила на опохмелье. Как молоточек бьет по клавишам рояля, извлекая нужную ноту, так кулак Оболенского шарашил по закрученным крышкам, рождая фонтан маринада, несчастных пупырчатых огрызков и мельчайших осколков стекла, долетавших до деревянного потолка.
— Остановись, сученыш! — орал отец, напрыгивая на сына сзади и пытаясь обуздать Беса. Но Бес торжествовал после крепкого сна и лупил наотмашь отца, мать и всех, кто попадется под руку.
Пелагейка вжалась в бревенчатую стену. Испугалась не на шутку. С такой агрессией она еще не сталкивалась.
— Чой-то он? — стуча зубами, спросила она у свекрови.
— Да не боись. Щас побесится и перестанет.
— Может, в милицию сдать? — предложила Палашка.
— С ума сошла? Ты ж теперь жена его. Терпи, ублажай, жди, когда успокоится.
Терпеть Палашке пришлось долго. С десяток лет она еще командовала своими интернатскими парнями, потом вернулась на родину. Вместе с Бесом Оболенским. Устроилась в школу учителем русского и литературы, иногда маскировала тальком синяки под глазами, поставленные мужем. Детей не хотела, подумывала, как бы отравить золотого Алтана или забыть где-нибудь пьяным в сугробе. Но как-то не получалось.
Единственной радостью той поры был пресловутый полет на батуте, за который супруг ее чуть не убил. Из-за бычьей ревности к артистам. Слава богу, они быстро уехали, а Пелагея и без того пострадала, переломав ногу в нескольких местах.
Ревновать в Оболтово было особо не к кому, мужиков к жене Алтан на выстрел не подпускал, но был один инвалид, который не давал Оболенскому покоя, — директор Палашкиной школы. Иван Иваныч прошел войну, лишился одного глаза — на мир смотрел взвешенно: смесью живого и стеклянного зрачков. По слухам, имел водянку яичка. Кто это установил, откуда утекла информация, было непонятно. Но Ивану Иванычу — хорошему мужику, историку — дали прозвище «Одноглазо-однояйцевый». Алтан же полагал, что отсутствие неких парных органов — не повод исключить директора из списка желавших его Пелагейку, и долго выматывал жену своими пошлыми догадками и додумками, оставляя на ее теле все новые и новые метки ревности.
В очередной зимний отпуск пара отправилась на родину Алтана — под Нерчинск. Старики-родители встретили уже не сильно молодых с теплотой, мать наготовила пельменей на роту, вновь намариновала огурцов и помидоров.
По традиции после новогоднего веселья началась драка. Оболенский сильно переел и решил пропустить развлечение. Но его старший брат Феоктист, в народе Финочка, не на шутку сцепился с соседом Баяром. Кто прав был, кто виноват, обычно не разбирались, но Баяр приготовил Финочке угощение — всю ту же трехлитровую банку с огурцами. По задумке соседа, банка должна была увенчать голову противника, когда тот войдет с мороза в сени. Волею Божию вместо Финочки в дверь вошел Оболенский. И банка села ему короной на макушку, пробив череп и пропитав мозги крепким рассолом. Кровища залила дощатый пол и замочила циновки. Все сбежались и уставились на Алтана в идиотском молчании. Отец понесся на почту, вызывать «Скорую». На том конце трубки ему ответили, что по метели врачи приедут лишь через шесть часов, так что можно готовиться к похоронам.
У Палашки забрезжила надежда. Но не повезло. Мужу вытащили осколки из мозгов, посадили, уперев спиной к стене, чтобы не вытекла кровь, и он таки дождался «Скорую». Врач, осмотрев, заключил, что пациент не выживет. Но в больницу его забрали, а через неделю сообщили — выжил, вшили металлическую пластину для крепости черепа, буянит, забирайте, достал.
Палашка приехала в Нерчинск, Алтын сидел с перевязанной головой, как Шариков у Булгакова. Взгляд у него тоже был какой-то собачий.
— Значит, так, женушка, — сказал хирург, — жить он будет долго, организм у него стальной. Но чтоб не остался дурачком, кормите его сладеньким. На сим прощаюсь. Сил вам, голубушка. Молитесь чаще.
Пелагейка привезла Оболенского к родителям. В местном продмаге из сладенького были годовые запасы литровых закруток с персиковым компотом. Семья скупила их все. На жердях забора день ото дня возвышались все новые и новые стеклянные банки. Персики ели сами, а компотом поили потомка декабриста.
Спустя год башка его зажила, железная пластина и шрамы заросли жесткими черными волосами, Оболенский взял баян и сыграл увертюру к «Детям капитана Гранта».
— Ну все, — подытожили родители, — езжайте на свою Волгу, в тепло, лечитесь, плодитесь и по возможности нас не навещайте. Мы не скоро соскучимся.
Палашка поехала с мужем домой. В промерзлом поезде он так тоскливо смотрел на мелькающую в окне тайгу, что сердце ее выдало аритмию второй, и последний, раз. На жесткой полке в полупустом плацкартном вагоне под серым шерстяным одеялом свершилось у них нечто не похожее ни на любовь, ни на дружбу, ни на жалость, ни на просто отчаяние. Но что-то свершилось. И она забеременела.
Олеська родилась чудесной. Кареглазой блондинкой, умеющей подминать под себя жизнь — как Алтан, гуттаперчевой к побоям судьбы — как Пелагейка.

Глава 11
Олеська

В отличие от Красавцева, Олеське нечем было гордиться. Фуа-гру не ела, столовым серебром не пользовалась. Отец ее страшно любил, но пил ежевечерне, в запое гневался, мог швырнуть в дочь и в мать всем, что попадется под руку, — вплоть до гаечного ключа и плоскогубцев.
Правда, Пелагея Потаповна тоже отточила грифель своей ярости. Однажды, когда она резала мясо, Оболенский ввалился на кухню и начал швырять оземь тарелки, якобы не тщательно для него отмытые.
Палашка прищурила глаз, как индеец, и недрогнувшей рукой метнула в него нож. Лезвие вошло в косяк двери, продырявив мужу рукав рубашки. Он охнул, потерял сознание и грохнулся на пол.
— Олесь, посмотри, живой? — крикнула мать.
Олеська наклонилась над отцом и приложила голову к его груди. Белую макушку обожгло горячее похмельное дыхание.
— Живой. Опять припадок, — спокойно ответила дочь.
Припадки у Оболенского случались часто. Причесывался у зеркала — бряк на ковер. Играл в волейбол с мужиками — хрясь пластом на землю. Ел за столом — шмяк со стула. По врачам его никто не водил. Все думали — ну а чо, кучу битого стекла из мозгов достали, какую-то пластину для крепости в череп вставили — вот и падает.
Как ни странно, но в таком состоянии Бес все же устроился на работу — надзирателем в местной колонии строгого режима. Сопровождал заключенных от казармы до работы и обратно. Ходил с овчаркой, в автозаке вместе с другими смотрителями довозил зэков до заданного места — какой-нибудь стройки. Затем конвоировал обратно. И так каждый день. Чтобы вертухаи не палили зазря из винтовок и не распускали руки, их поили бромом. Это на время баюкало Беса, а заодно отбивало желание льнуть по ночам к жене.
Пелагейка перевела дух, тело ее стало гладким — без вечных ссадин и кровоподтеков. Но коллеги-учителя жужжали в уши, что, мол, некрасивая профессия у мужа. Пусть получит корочки техникума и станет водителем или кем-то по части автомобилей.
Палашка согласилась. Кое-как пропихнула уже немолодого Оболенского в местную каблуху, дали ему бумажку и стал он механиком. Даже старшим механиком в автоколонне. Шоферюги Алтана побаивались, вертухайское прошлое и наметанный взгляд исподлобья поднимали его над толпой. От мистического страха водители перестали пить и отправлялись в рейс секунда в секунду. Из-за тонких черных усиков на смуглом бурятском лице кличку ему дали нехитрую, но злую — Ус.
Ус почувствовал власть, и внутренний его Бес потихоньку начал просыпаться. Да и бром катастрофически быстро выводился из организма с потом, злобой и мочой. На Палашкином лице это отобразилось равнобедренным синяком промеж глаз, оставленным торцом железной гардины.
Как-то в ожидании гостей она готовила обед. Алтан рядом чинил табуретку, да внезапно взвился и кинулся на жену с молотком. Вспомнил, что Пелагея якобы накануне кокетничала с директором на собрании. А та возьми и запусти в мужа рыбий нож. С узким таким, вонючим лезвием в чешуе. Щуку фаршировала. Метнула, как и в первый раз, с индейским прищуром и попала прямо в сердце.
Он даже не охнул. Просто упал. Олеська приложила ухо к груди.
— Мам, он уже не встанет. Мертвый, кажись…
И заплакала. Потому что любила отца, как собаки безусловно любят своих хозяев. Несмотря на побои и недокорм.
Местный участковый, который освидетельствовал смерть Алтана, про нож не упомянул. Все знали, как Оболенский тиранил жену. Все знали, как он страдал падучей. «Скорая» тоже была из своих — полуродственников, полудрузей. Поставили диагноз: кровоизлияние в мозг и инфаркт. Нож вытащили, выбросили в реку.
Участковый прижал вдову к груди и погладил по волосам:
— Поживи хоть теперь нормально. Забудь обо всем.
На похоронах Пелагейка не дрогнула ни одной мышцей лица.
— Сделай хоть вид, что скорбишь, — зашептали ей в ухо приехавшие из Сибири родственники.
— Не буду, — отрезала Палашка.
Ночью Алтан вошел в ее дверь и встал перед кроватью.
— Мертвый? — спросила она, покрываясь липким потом.
— Мертвый, — подтвердил он.
— Не ревнуешь больше? — уточнила Пелагейка.
— Убийц не ревнуют, — ответил муж.
— Кто убийца-то? — Она вжалась в пружины кровати.
— Ты.
И тут вдруг Палашка осознала, что реально убила человека.
— Да ты ж мучил меня, жить не давал, все равно бы умер, припадочный, — начала оправдываться она.
— Убила. Ты. Мужа своего. Бог не простит тебя. И партия не простит.
На следующий день Пелагейка вела уроки дрожащим голосом и каждые десять минут выбегала в туалет. Рассказала все своим подругам-учителям. Собрали съезд партийных в Оболтове и решили: Палашка оборонялась, ударила мужа в грудь кулаком, он и помер, так как был пьяный и башкой своей, штопанной, ничего не соображал. В общем, партия простила. А Алтан снова за свое: приходит ночью и душу рвет.
— Ты убила.
Повели Палашку к бабке-ворожейке. Та говорит: пойдем вместе на кладбище, как будут чьи-нибудь похороны, и ты бросишь свой заплаканный платок в свежую могилу.
Так и сделали. Только ворожейка внезапно за шиворот Палашке еще и землю со снегом из нового захоронения бросила. Пелагейка завизжала, пошла вся мурашками от холода, но как только согрелась, вдруг почувствовала, что страх отпустил ее.
Легла ночью на кровать и давай ждать бывшего. Он пришел.
— Убийца ты, — говорит.
А она ему как врежет кулаком между глаз. Бестелесный Оболенский распался надвое, Пелагея же со всей дури упала на стол с его, Алтановой, бронзовой пепельницей. И вместо покойника раскроила лоб себе — прямехонько посередине.
Рану зашили, подружки поохали-поахали: надо же, мертвый, а сумел за себя отомстить! Но после этого свидания с экс-супругом не возобновлялись. Вдова воспряла духом и полюбила жизнь так, как никогда раньше ей и не снилось. Сестры-братья выросли, дочка-умница стала самостоятельной, муж на небесах, в дела мирские нос не сует. Живи и наслаждайся. И так она расцвела, такой стала красивой и наливной, что однажды ее в пустой учительской зажал старшеклассник Сева Щукин.
— Давай, не стесняйся, — давил он ей мягкие груди. — Мне папа уже разрешил испортиться!
Палашка по привычке шарахнула его кулаком в темечко, вызвав у парня короткую потерю памяти. И больше отношений с мужчинами у нее никогда не было. Как бы сказала бабка-кабаниха (Царствие ей небесное) — снова девушка.
Вот такой народный эпос и разворачивался перед глазами юной Олеськи. Хорошая девчонка, хлопот матери не приносила. Никогда не болела, и этому, по мнению Палашки, было научное объяснение. С послевоенных времен текли через все Оболтово тротиловые реки — целая развязка выложенных деревом арыков, наполненных сбросами пороховых заводов. Заводы были секретные, оборонные, давали стране патроны, гранаты и все остальное, что взрывалось и несло одновременно защиту и смерть. От тротила вода в арыках становилась апельсиновой и драла царапины на коже и геморрой в попе не хуже солей Мертвого моря. Купались здесь только самые отчаянные. Зато — никаких болезней, ни простуд, ни вирусов, ни вшей, ни половых инфекций. Потом, правда, несколько десятилетий спустя, ближе к двухтысячным годам, померли все сестры и братья Палашки в онкологических муках. Ну так кто же знает, что было тому причиной. Те, кто работал на «Берсоли» — предприятии «Бертолетовая соль», что выпускало гексохлоран для удобрений, умирали и то быстрей. От химикатов легкие разъедало, как пуховый платок молью. Выходили на пенсию в сорок пять лет, а в сорок шесть их уже несли на кладбище. Зато платили там хорошо. Было на что посмаковать эту жизнь.
Впрочем, параллелей никто не проводил. Родственники еще живы, Палашка сама купалась в апельсиново-золотых арыках, и Олеська ее купалась. Выйдет из воды, белые волосы пропитаются янтарным тротилом, красивая — глаз не отвести. Что египетская фараонша. И кожа вся блестит золотом. Ах, не было тогда у народа фотоаппаратов! От парней не отбиться. Но, насмотревшись на семейную жизнь, Олеська отметала ухажеров как могла. Чем, конечно, еще больше привлекала их внимание.
Еще один случай впечатался в ее детство. Была в Оболтово общественная баня. Мылись там все — от наливных младенцев до подвяленных старух. Жили при ней и работали поломойками Эммочка-дурочка и Леша-банный. Так их в народе звали. То ли брат и сестра, то ли муж и жена, но чокнутые были, хихикали невпопад, ластились к людям. Жутко любили тереться в пересменок у проходной завода «Берсоль». Года полтора болтались по городу, все к ним привыкли, подсмеивались, шутили. И вдруг в один день они пропали. Ни в бане их нет, ни возле завода. А спустя пару часов на Берсоли раздалось несколько взрывов. Такой силы, что воронки глубиной в фундамент пятиэтажки вспахали землю, а остатки трупов — часы на руках, крестики на шеях — долго еще находили в трех-пяти километрах от предприятия.
Оказалось, Эммочка-дурочка и Леша-банный были иностранными агентами, террористами. Так потом в Олеськиной школе объявили, да и у всего Оболтово с языков не сходила эта новость.
Вот все, что могла она вспомнить, встретив на своем пути подполковника Анатолия Красавцева. Конечно, жизнь в столице, предки Комиссаржевские, папа — разведчик, герой войны не шли ни в какое сравнение с убийством бурята-отца и тротиловыми реками.
За всю свою биографию Олеська сменила место жительства дважды. Из убогого барака при оболтовской школе они с матерью переехали в частный одноэтажный домик. А оттуда, отгуляв свадьбу, сразу в хоромы — четырехкомнатную квартиру в центре поволжского мегаполиса. Эту жилплощадь Красавцеву дали автоматически, когда направили из Москвы навести порядок в региональном ОБОПе [6]. Квадратные метры одной только городской прихожей с лихвой покрывали весь оболтовский коттедж вместе с курятником, конурой и двумя парниками.
Как же Олеське все нравилось: каменный пол, гранитные столешницы, бронзовые скульптуры, резного металла рамки с фотографиями. На фото были маленький Толик; маленький Толик с родителями; мама с папой на изящной лавке под пальмой в Ессентуках; мама Элеонора в шляпке с вуалью и губками-бабочками, папа Иван в военной форме с капитанскими погонами.
Про Ивана они с мужем говорили денно и нощно. Андрюши не было еще в помине, как Олеська знала историю Ивана Михайловича от рождения до последнего вдоха.
* * *
После взрыва в землянке, госпиталя и пяти оставшихся в теле осколков ближе к концу войны Красавцева-отца начали готовить к спецзаданию — решили забросить его в Италию.
Иван учился в разведшколе Первого Управления Народного комиссариата госбезопасности, осваивал языковые диалекты, нюансы средиземноморской жизни. В это же время в Суздале, в Спасо-Ефимовском монастыре, где находилось более двух с половиной тысяч итальянских пленных, Красавцеву подобрали человека, вместо которого он продолжит жизнь. Двойника. С идентичными чертами лица, с одинаковой формой ногтей, ранениями и шрамами на тех же участках тела.
Они должны были подружиться, породниться, Ивану предстояло узнать о своем близнеце все: где родился, где похоронил близких, как погибли братья-сестры. Итальянец плюс ко всему удачно был сиротой.
Пока Красавцев готовился, его биографию тоже потихоньку стирали из всех источников: уничтожали карточки в школе, в строительном институте, в военкомате.
Вскоре Ивана не стало. Информация о нем хранилась только в сейфе у руководства главного управления — папка из серого картона с грифом «Совершенно Секретно». В случае чрезвычайной ситуации, требующей его опознания, Красавцев должен был назвать код «ИК-542/35».

Глава 12
Викензо Карбонеро

Викензо Антонио Карбонеро Бланке, пригнанный в Суздальский монастырь после разгрома фашистских войск под Сталинградом, познал душевную благодать. Как и его соратники, итальянец был уверен, что погибнет в энкавэдэшном лагере № 160 в первую же неделю.
До Владимира колонну пленных везли поездом, дальше к месту заключения они шли по промерзлой земле, драные, полубосые, полумертвые, около сорока километров. Помимо солдат из Италии сюда добрела горстка немцев, румын и испанцев — военных из «Голубой дивизии», разгромленных под Новгородом и Ленинградом.
Офицерский состав немцев разместили в Спасо-Преображенском соборе, итальянцев — в Братском корпусе. Для солдат вдоль стен монастыря построили бараки. Викензо был солдатом, и его, вшивого, чумазого, поставили в километровую очередь на помывку. В том, что русское слово «баня» окажется газовой камерой, никто из военнопленных не сомневался. Длинная колбаса людей у каменного дома молилась, рыдала, рвала на себе оставшееся тряпье.
И вдруг Карбонеро очнулся голым перед тазиком парящего кипятка. Банщик — русский голый мужик — дал ему огрызок мыла и жесткую как солома мочалку. Итальяшка не испытывал подобного наслаждения ни на шелковых простынях любовниц, ни в кущах лимонов солнечного сицилийского детства. Он был вымыт и лежал на нарах, как младенец после крещения — в нежнейшей фланелевой колыбели. Правда, выжженные керосином вши уже успели занести в его организм тифозную сальмонеллу, и Викензо тяжело заболел. Зараженных утрамбовали в отдельные бараки, из которых ежедневно выносили завернутые в тряпки трупы и сжигали за стенами монастыря. Хоронили в братских могилах, тиф унес шесть сотен итальянцев.
Но Карбонеро выжил. Пленного, а точнее, все, что от него сохранилось — скелетный остов, обтянутый желтой кожей, — отправили работать на кухню. Выходцы из Италии были хорошими поварами, да и урвать лишний кусочек им иногда позволялось.
Через год Викензо окреп, ежедневно молился, крестясь слева направо, в Успенской трапезной церкви, где проходили католические мессы. Весной 44-го ему разрешили заняться посадкой цветов. И они с соратниками оторочили стены своего жилища петуниями, календулой и бархатцами. Летом сорок пятого создали футбольную команду — играли против венгров за обеденные пайки. Тогда же, после победы, в его бараке появился новенький. Представился как Косимо Крус Конте Маркес — его перевели из другого лагеря и тоже определили на кухню.
Викензе, увидев соотечественника, рухнул на колени и перекрестился. Он отразился в чужом человеке, как в нетронутой ветром озере. Буквально увидел себя.
Подружились сразу, первым делом начали искать родственников. Добрались до пятого колена, сошлись на том, что четвероюродные братья. С тех пор не расставались. Косимо тоже прекрасно готовил, любил цветы, но в футбол не играл из-за осколков снаряда в ноге. Зато был отличным болельщиком. Так же истово молился о возвращении на родину, хотя и признавал, что святая земля, на которой им приходится отрабатывать фашистские грехи, лечит. Да и вообще Россия — целебная страна. Есть в ней что-то чудесное, особенно по утрам, когда облака купаются в реках, как душа в раю.
Время шло, дружба крепла, совместный быт сделал земляков еще более похожими. Пострижены налысо, пыль одинаково въелась в морщины, раны в груди — Викензо также был прострелен недалеко от диафрагмы — ныли перед дождем. Но в отличие от двойника, у Викензо не разрывалось сердце. Косимо-Иван же страдал невероятными болями. Он знал, что друга скоро убьют и закопают на суздальской земле, а ему придется продолжить жизненный путь Карбонеро в сицилийской деревушке. Он потихоньку украл у Викензо треснутую по глянцу фотографию любимой девушки.
— Она испанка, знаешь, ее семья по несколько месяцев жила в нашей деревне, — признавался Викензо. — Какой-то винный бизнес был у ее отца, жили на две страны. Красивая. С глазами цвета сливы. Или темного винограда.
— Прямо Кармен, — восхищался Косимо, глядя на фото. — Вы венчаны?
— Что ты! Перед войной решили пожениться и убежать от ее родных. Они не хотели смешанного брака.
У Ивана перед глазами стояла картинка: тонкая, застывшая в фигуре фламенко женщина, красное платье и летящие темные волосы. От того, что с ней теперь ему, Красавцеву, придется продолжить роман, становилось как-то щемяще больно. Будто об грудину, как о нос корабля, была разбита бутылка шампанского. Вроде — хорошая примета — плавание будет удачным. Но осколки скребли сердце. Плюс она была единственной, кто мог почувствовать разницу между «близнецами». Родители Викензе умерли еще до Второй мировой. Старшего брата расстреляли немцы как пленного, когда в 1943-м, дойдя до Львова, он отказался воевать за Гитлера.
— Ничего, — врал Косимо, — вернешься, найдешь свою красавицу.
Но в висках кровь настукивала азбукой Морзе: «Не вернется, не вернется, не вернется…»
Иван вроде бы не был тряпкой, истово верил в партию и Сталина, выполнял все указания НКВД. Но за неделю до того, как Викензо должны были «убрать», у Красавцева случился инфаркт. Настоящий, неподдельный. Органам нечего было ему предъявить. Год валялся в госпитале, потом вышел, выдали документы и отправили работать, как и до войны — инженером на завод, восстанавливать доменные печи. Мать Ольга — та самая Комиссаржевская в девичестве — рыдала от радости. За всю войну о сыне не было вестей. А тут вернулся. Стала сватать ему невест, но Иван зачем-то носил в нагрудном кармане фотографию неизвестной Кармен и ни с кем не встречался.
Весной 1952-го ночью в квартиру Красавцева позвонили. За трое суток до этого они с мамой устроили большой прием по случаю дня ее рождения. Было много гостей, его заместители по производству, мамины подруги с мужьями. В разгар веселья, взвинченная шампанским и комплиментами, мама вдруг перешла на итальянский и начала что-то спрашивать Ивана, обращаясь к нему «Граф». Тот шутя ответил. На следующий день матушка заметила, что никто не звонил по телефону, посплетничать, обсудить вчерашнюю вечеринку. Ей показалось это странным. А еще через двое суток Ивана, в пижаме, накинутом пиджаке и туфлях на босу ногу, забрали в зеленый грузовик и перерыли квартиру вверх дном.
Красавцева бросили в Бутырку, где он просидел неделю, прежде чем попал на допрос. Молодой гэбэшник, ехидный, узкоглазый, с лицом, уделанным оспинами, шмякнул на стол перед ним пухлую папочку с бумагами.
— Что это? — хрипло спросил инженер.
— Доносы-с, дорогой Иван Михайлович, доносы, — глумливо ответил узкоглазый. — Как-то не по-советски вы живете, граф, не по Гостам, не на том языке говорите, не те книги читаете.
— Кто сказал? Заместитель мой?
— Знаете за собой грешок?
— Я на разных языках говорю, я полиглот. Итальянским владею, кстати, в НКВД этим очень удачно пользовались, я — разведчик.
— То, что вы — разведчик, я не сомневаюсь. Но вот на какую страну работаете, лицо дворянских кровей?
— Каких? — изумился Иван.
— Ой, как мы изумились. Маменька ваша уже во всем призналась.
— Имя-фамилию свою назовите, — со злобой произнес Красавцев.
— А что это вы на мне тут командный голос отрабатываете, голубчик?
— Фамилия! — рявкнул Иван.
— Баилов. Икар Ахметович Баилов. Кому-то пожаловаться решили?
— Я — ветеран войны, советский разведчик, — заорал Иван. — И я найду, кому доложить об этом беспределе!
— Ну-ну, пока решайте, кому вы будете докладывать, а я вас приглашу.
Икару Баилову крупно повезло. Он, еще салага в органах, подняв все документы Красавцева и обнаружив, что таковых до 1951 года просто нет, почувствовал груз новеньких погон на кителе.
Ивана признали иностранным агентом. Старый энкавэдэшный шифр, который пытался сообщить Красавцев, был куда-то записан, куда-то отправлен, но почему-то ни на что не повлиял.
Баилов пинал его лично. Ногами, с оттягом. Четырьмя хуками гэбэшник выбил инженеру все зубы.
— Сссука, мы еще встретимся, — сплевывая кровь на бетонный пол, прошепелявил Иван, — я вырву тебе челюсти, гнида. Запомни это, хорошенько запомни…
Баилов вызывал Красавцева еще дважды, бил по почкам, надеялся получить какие-то сведения. А потом вдруг пропал. Иван сидел в одиночной камере с решетчатым окошком под потолком и ничего не понимал. Как Робинзон Крузо, он проскребал ногтем черточки на стене, чтобы понять, сколько прошло времени. Попросил бумагу и карандаш, написал ходатайство начальнику тюрьмы, чтобы разрешили принести хоть какую-то литературу.
Вскоре баландер [7] сунул ему томик Пушкина и брошюрку «Лучшие шахматные партии СССР». Красавцев месяцев за восемь-десять выучил наизусть три поэмы: «Медного всадника», «Руслана и Людмилу» и «Графа Нулина». А параллельно, слепив из хлеба фигурки, научился играть в шахматы с нуля. Впоследствии, когда тюремный ад закончился, он любил шокировать друзей тем, что вслепую, не видя шахматной доски, выигрывал сразу у пяти-шести оппонентов.
А тюремный ад действительно завершился. Так же внезапно, как и начался. После того как расстреляли Берию (Красавцев об этом даже не подозревал), Хрущеву на стол принесли докладную. В ней значилось, что по запросу ГБ пришел ответ: присвоенный шифр — подлинный, личность Ивана Михайловича Красавцева подтверждена: советский разведчик, капитан, герой войны.
Ему выдали вещи, довели до железной двери с сеткой. Иван толкнул ее — впереди, через полтора метра, была точь-в-точь такая же дверь. Он знал этот психологический прием. Оказываясь в таком отсеке, заключенный уже считал себя свободным, уже переступал порог другой жизни, иного измерения. Но именно здесь, за полшага до воли, звучал приказ — вернуться обратно. И человек ломался, кричал, выл, рвал зубами вены, сходил с ума. И, если не умирал от сердечного приступа, начинал сотрудничать с органами.
Красавцев напрягся. Он ждал этой команды на возвращение. Он был готов к ней. Но тишину никто не прервал. Иван двинул плечом вторую дверь, она — незапертая, легко подалась, взвизгнула, лязгнула металлическим нутром и ударилась о стену. Вышел в холодный предбанник, набрал в легкие воздуха — и, наконец, открыл последнюю.
Мела метель, и ночь, казалось, опрокинула мир с ног на голову. Белый снег казался небом, а набухшие, как коровье вымя, грязные облака хотелось топтать сапогами. Сапоги, правда, давили на пальцы, ибо были малы, как и выданная вшивая фуфайка со свалявшейся бараньей ушанкой.
Забрали Красавцева летом, выпустили зимой. Куда идти? Как жить? В одежде с чужого плеча, заросший до ушей, без зубов… Иван подумал, что вряд ли мать оставили в его прежней большой квартире. Интуитивно решил отправиться туда, где жила когда-то бабушка — бывшим доходным домом в Измайлово владели его предки, а в революцию здание разделили на маленькие квартирки и отдали рабочим. Одна из каморок на первом этаже числилась за его семьей.
И он рискнул. Пробрался собакой, по-пластунски, к окну с крахмальной занавеской и постучал. Ветер выл, из коровьих облаков струями лился снег. Он стучал, стучал и стучал, не веря ни во что, полагая, что сейчас за ним снова приедет зеленый грузовик, но вариантов не было.
В какой-то момент за окном вспыхнул свет, к стеклу, по краям покрытому морозными узорами, подошла мама. Постаревшая, в сорочке, абсолютно белая — лицом и волосами, как весь этот запорошенный мир. Она прильнула к окну, слепыми глазами пытаясь пробить метель, затем выключила свет и снова прижалась к стеклу.
— Мама, это я…

Глава 13
Большой балет

Восстановился он быстро. Старый друг оказался в команде Хрущева. Красавцева представили первому секретарю ЦК КПСС лично.
Ивана вновь отправили восстанавливать доменные печи, затем назначили начальником управления Минтяжстроя. Он вставил челюсти с ровными белыми зубами и воздвиг три металлургических завода, один из которых — в Польше. Но главное — через десять лет после заключения Иван Михайлович наконец изменил своей испаночке на старой треснутой фотографии. Было ему уже ближе к пятидесяти. Пришел в Третьяковку на выставку живописи, посвященной Италии, и возле картины Аполлинария Васнецова «На озере Комо. Отель. Вилла Сербилльони» увидел ее — экскурсовода с белыми кудряшками, горящими щечками и бровками пирамидкой. Вокруг нее плотно сомкнулось кольцо посетителей, и своим звенящим голосом она пыталась добиться до ушей самых дальних ценителей искусства. Таким оказался Иван.
— A Villa Serbelloni riposо l’imperatore Massimiliano I e Leonardo da Vinci, Ludovico il Moro, Bianca Sforza e il cardinale Borromeo [8], — от волнения блондинка переходила с русского на неправильный итальянский.
Что-то удивительное было в этом голосе. Казалось, что он звучал всякий раз, когда Красавцев переступал черту смерти и выпадал в бездну — на маковом поле с простреленной грудью, на снегу с россыпью осколков в теле, на бетонном полу Бутырки с беззубым окровавленным ртом и отбитыми почками. Чудилось, именно этот голос становился осязаемым, скручивался в струну, ластился к ладоням, и стоило просто сжать его в кулаке, как он, с мощью стального троса, начинал вращательное движение, поднимая тяжелого, набравшего тонны боли Ивана вверх, в жизнь.
— Как вас зовут? — Красавцев все же дождался, когда раздевалки галереи опустели и из залов выпорхнула экскурсоводша.
— Элеонора, — она опустила глаза и почему-то закрыла лицо руками.
— Вам плохо?
— Я замужем, — прошептала искусствовед.
— Почему вы решили выдать именно эту информацию в первую очередь? — рассмеялся Иван.
— Я смотрела на вас весь день. Вы были на самой галерке. И поняла, что жестоко ошиблась…
— С выбором профессии?
— С выбором мужа.
— Не пугайте меня. Я всего лишь хотел сказать, что вы неправильно произносите глагол riposо. В вашем предложении он должен звучать как riposarono — это множественная форма давно прошедшего времени.
— И ради этого вы ждали, когда уйдет последний посетитель?
Бессмысленно было спорить или кокетничать с голосом, который уже вибрировал в каждой его клетке. С голосом, выбранным за него и для него задолго до этого дня.
Иван взял ее руку, она была холодной и влажной, как у лягушки.
— Когда я волнуюсь, у меня потеют ладошки, — попыталась оправдаться Элеонора.
— Разводитесь, — внезапно осипшим голосом сказал Красавцев.
И она развелась. И тут же забеременела, хотя много лет с предыдущим мужем не могла иметь детей. И безумно похорошела. И ладошки стали теплыми и сухими. С того дня и навеки.
Иван купил ей песцовую шубку, сережки с висячими бриллиантами и алую помаду. Раньше она красилась только розовой. Элеонора из рабочей молодой женщины превратилась в манящую, зацелованную, укутанную в любовь даму. Они ходили по дорогим ресторанам, театрам, выставкам, и мир, который стегал и мучил других, к ним двоим оказался невероятно благосклонен.
Перед Новым годом в Большом давали «Щелкунчика». Красавцевы взяли билеты в третий ряд партера. Чайковский был безупречен, балерины ножками-палочками выбивали из сцены богемную пыль, от женщин пахло «Красной Москвой», от мужчин — коньяком, перехваченным в антракте.
Настроение сказочное. Иван встретил сослуживца, и они долго стояли, обнимая и хлопая друг друга по спинам. Гардероб уже опустел, единичные пальто зависли в ожидании своих хозяев. Шубка Элеоноры кокетливо блестела крупной перламутровой пуговицей. Она уже была обменяна на номерок и готовилась улечься на плечах своей хозяйки, но внезапно раненым зверем рухнула на пол к сапожкам Элеоноры.
Иван, подававший жене шубу, резко метнулся в сторону и схватил кого-то за воротник. Мужик в сером пальто обернулся, свет многоярусной люстры отразился в оспинах на его лице.
— Икар Ахметович Баилов? — Багровый Красавцев держал мужика мертвой хваткой.
— Красавцев? Ты, что ли, не сдох? — Следак из Бутырки криво усмехнулся.
— Ты помнишь, гниль, что я тебе обещал? — рявкнул Иван, рванув с пальто соперника каракулевый воротник и одновременно погружая кулачище в щеку Баилова.
Тот почти не сопротивлялся. Красавцев месил лицо гэбэшника двумя руками, разбрызгивая кровь по маскирующим алым коврам. Элеонора визжала, как будто били ее саму. Икар Баилов сплевывал необыкновенно белые зубы в склизком месиве и по-собачьи скулил.
В драке Иван потерял и свою вставную челюсть, а когда прибежали дежурные милиционеры, оба ползали по полу, вытирая полами пальто и длинными шарфами добротную шерсть театральных ковролинов.
* * *
Как ни странно, Красавцев не попал в тюрьму, не был оштрафован и не получил партийный выговор. Как ни странно, Икар Баилов, выгнанный из ГБ за особые зверства (убил генерала, который по ошибке оказался в Бутырке — пьяный, в кальсонах), сам был под следствием и скрывался. Только любовь к балету тянула его иногда в места всеобщего праздника. И если б не Иван, Баилов, виртуозно умеющий быть незаметным, не попался бы никогда.
Добро победило зло. Икар Ахметович сел. Иван Михайлович продолжил счастливую жизнь. Через полгода на свет появился маленький Толя, тот самый, что впоследствии щупал осколки в его ногах. И тот самый, кому читал Иван «Волшебника Изумрудного города».
А через 13 лет Красавцев-старший умер. От какого уже не пойми по счету инфаркта. Легендарный мужик, которым страна заткнула одну из своих бойниц, заставив одновременно отстреливаться и — гасить встречный огонь своим мощным, казалось бы, бессмертным телом.

Часть 2
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Глава 14
Любовник

Олеська вытерла пыль с фотографии тестя. Жизнь не ладилась. К мужу она давно остыла, сын рвался в наемную армию, мечтая повторить путь героического деда — умирать и воскресать до самой старости.
63 года, которые исполнились Ивану Михайловичу на момент последнего инфаркта, в представлении Андрюши были самым подходящим возрастом для окончательного ухода. О том, что отцу Анатолию уже 62, он даже не задумывался.
Олеська тоже медленно увядала. Внешне это было не видно — сибирская кровь с молоком напитывала ее животворящим эликсиром, а тротиловые реки из детства забальзамировали кожу до состояния натянутого на раму шелка. В общем, телом она была еще свежа, а увядание души тянулось медленно, но методично, как ниточка под спицами старой слепой вязальщицы.
Олеська завела любовника. Благо муж торчал весь год на Острове Рафаила по другую сторону Волги.
Любовник недотягивал до Анатоля. Если Красавцев был наладчиком чужих жизней, то Павлик Ткачук — разрушителем, точильщиком. Нет, конечно, он не рушил кувалдой наотмашь, он тихо подтачивал маленькой пилочкой все, к чему прикасался.
Но сначала Олеська этого не поняла. После своего бесконечно героического мужа ей хотелось какого-то успокоительного. Чтобы негромко говорил, чтобы не хвастался, чтобы под речи его можно было уснуть без головной боли и побочных эффектов.
Павлик на время стал лучшим средством. Голубоглазый, с лицом, какое не запомнишь и с десятого раза, чистенький, аккуратный. Они познакомились на корпоративе у подруги — «газпромщицы». Выяснилось даже, что жили в соседних домах. Но Олеська его в упор не замечала. А он присматривался, страдал. За казенным столом предлагал ей лучшие вина, угощал икрой и виноградом. А через неделю в ресторане заказал себе крошечную порцию какого-то вегетарианского проса, будто пытался накормить райских птичек, а не взрослого мужика. Олеська, посмотрев на это, тоже наступила на горло внутреннему Гаргантюа. В результате оба ели дешевые салаты и запивали водой.
— Во всем нужно знать меру, — объяснял Павлик.
На самом деле он просто был жлобом. Любил дарить женщинам луну и рассветы, любил ходить пешком, жаловался на правительство и всегда тихонечко поучал.
Олеська, избалованная широкими жестами мужа, шуршащими пакетами подаяний и бархатными коробочками из-под ювелирки, словно вернулась в босоногое детство. В этом был некий цимус. Но однажды на дне рождения друга Павлик навернул две порции свиной рульки и почти в одиночку одолел бутылку виски. Он так же ругал правительство, так же учил жизни всех вокруг, но голос его был возбужденным, губы алыми, а по подбородку тек жир. В пылу собственных речей он забыл обтереться салфеткой.
И Олеська наконец запомнила его лицо. Лоснящееся. Отвратительное. Никакое. И чистейшая голубизна глаз не могла ничего исправить. В этот вечер он снова провожал ее пешком, хотя до дома было пару часов ходу, она плюнула в блестящую от рульки рожу, взяла такси и уехала.
В огромной квартире было пусто. Сын еще не вернулся из института, муж и мать отбывали срок на злосчастном Острове.
Она взяла телефон и ткнула в строку «Любимый».
— Какой, на хрен, любимый, — усмехнулась вслух и впечатала перед прилагательным две буквы «НЕ».
Нелюбимый на том конце трубки поперхнулся одиночным гудком и растворился в тишине.
Связь на Рафаиле была отвратительной. Олеська набрала номер матери, которая в ее смартфоне так и значилась — «Батутовна». На аватарке засветилось задорное лицо в морщинах на фоне виноградника Красавцева. Голова неестественно была свернута набок. По факту мать положила щеку на плечо Анатоля, но Олеська не выдержала этой показушной пасторали и обрезала обоих по контуру. Так они и застыли каждый на своих авах — стремящиеся друг к другу, но не имеющие возможности найти точку опоры. С райскими гроздьями на веснушчатых, поклеванных солнцем плечах.
Мать тоже пукнула в «МегаФон» обрывочным сигналом, и конторский голос сообщил за нее, что «абонент не в сети». Олеська психанула, бросила трубку на диван и налила в бокал «Мартини» из холодильника. За окном виднелась самая богатая часть набережной и весенняя Волга с растопленным наполовину льдом. Обалдевшие мартовские птицы оставляли на нем трехпалые следы и заполошно взлетали, срываясь лапками в черные, бездонные полыньи.
С другого берега реки на эту левитановскую весну сквозь облупленную раму смотрели Анатоль и Батутовна, пока в соседней комнате не хрюкнули обрывочно оба телефона.
— Леська, Леська звонила! — завизжала теща, подбежав к своему кнопочному «Самсунгу» и тут же уронив трубку на пол.
— И мне, и мне, — разволновался Анатоль.
— Что, что она хотела?
Оба начали истерично тыкать пальцами в свои телефоны в надежде услышать дочь и жену, но связи не было.
— Что-то случилось! — заполошно кричала Батутовна, хаотично перемещаясь из одного угла комнаты в другой. — Звони Андрюше, остолоп! Может, он ответит.
Андрюша тоже растворился в гробовой бездне не достающего до острова «МегаФона».
— Ну что вы паникуете! — бормотал под нос Анатоль, чувствуя, как от волнения заболел желудок. — Может, она просто хочет к нам приехать и звонит, чтобы предупредить!
— А у нас только старый суп! — взвизгнула Батутовна. — Беги в магазин!
— Подождите, мама, — пытался сообразить зять. — На чем она приедет? Сейчас вечер! Катера на воздушной подушке ходят только по утрам, чтобы не провалиться под лед. Так что у нас есть время!
— Беги, лавка закрывается через полчаса. — Батутовна уже совала ему в руки свои вонючие пакеты и авоськи.
— Что брать? — Он наспех натягивал пуховик и валенки в высоких коричневых калошах.
— Бери все! Картошку, консервы, муку, соль, сахар!
— Да у нас все это есть, мама!
— Значит, сообрази сам, бестолочь! Может, курица завалялась, говядина, баранья ножка…
Батутовна толкала Анатоля в спину, будто без этого он не мог отделиться от двери и провалиться в безфонарную темень острова.
Наконец зять исчез. А теща бросилась на кухню и достала огромный таз. Широким жестом повара городской столовки она плеснула туда молока, всыпала дрожжей, сахара и начала кружить вокруг этого месива, как шаман, добавляя все новые и новые ингредиенты. Тончайшая кисея муки повисла в воздухе, на плите забулькало, запузырилось, зашкворчало, окна запотели, выложились мозаикой из мелких капелюшек, а крупные капли — словно подвески хрустальной люстры — поползли по лбу Батутовны, спотыкаясь о глубокие, слоистые морщины.
Анатоль внедрился в эту паровую баню, как сосулька в раскаленный рот первоклассника. К груди он прижимал громадную, величиной с дельфина, утку. Совершенно синюю, промерзшую до костей, с депрессивно повисшими лапами и без головы.
Батутовна уперлась взглядом в птицу.
— Это та, что лежала в их морозилке еще прошлой зимой? — спросила она.
— Продавщица сказала, что свежая, вчера еще паслась. — Анатоль не ждал, что ему поверят. — И пакет апельсинового сока «Добрый». Больше там ничего не было.
Батутовна понюхала утку, уперла мучные руки в бока и скомандовала:
— Мочи ее в ведре. Запеку в тесте с яблоками и изюмом.
Анатоль повиновался. Яблоки хранились под диваном, завернутые в газету еще с лета, изюм — чудеснейший, жирный, высушенный и выпестованный своими руками в осенние рыжие дни — был расфасован в полотняные мешочки, согласно сорту, и развешан по стенам.
— Уже глотаю слюнки, — поддакнул зять и кинулся отбирать фрукты.
Легли они под утро, проснулись в семь. Среброяйцевый Хосе метался по двору в предвкушении знатного обеда. Запахи разносились по всему острову. Утка к рассвету отмокла, сначала в воде, потом в апельсиновом соке, была разложена на столе, прооперирована, нашпигована рисом, яблоками, виноградом, сморщенным, как лицо Батутовны, и, наконец, туго зашита ловкими движениями Анатоля. Теща обложила ее пышным тестом и причмокнула:
— Не утка — невеста!
Духовка стала продолжением свадебной церемонии синей птицы и ее переходом из забытого трупа в деревенском магазине в статус вожделенного идола на праздничном гулянье.
Стрелки близились к десяти утра. Первый катер на подушке причалил из города к острову. Анатоль побежал к пристани встречать Олеську, а Батутовна — свежепомытая, в чистом платье и переднике — любовно разглаживала розовую скатерть на столе и нервно смотрела в окно.
Анатоль вернулся понурым, несолоно хлебавши.
— Не приехала, — выдохнул он.
— Когда следующий катер? — вперилась в него Батутовна.
— Через два часа. Следующий и последний на сегодня.
— Леська приедет на нем, — заключила теща. — Она же никогда рано не вставала. Она же соня, к часу дня по выходным не добудишься!
В глазах Анатоля коротнула надежда.
— Это правда, — засуетился он. — Олеся приедет, обязательно приедет!
Два часа они маялись, пикируясь друг с другом и раскаляя и без того напряженную атмосферу. За 15 минут до прихода катера Батутовна вновь засунула утку в духовку, чтобы та вернула утраченный жар.
Анатоль кинулся к пристани. Теща кусала ногти. Хосе наяривал вокруг будки и нервно скулил. Он остро чувствовал несправедливость этого мира и неоправданность надежд. Старые часы на стене мучительно мариновали время. Наконец дверь открылась. Анатоль рухнул на колени и затрясся всем телом, облапав ладонями лицо. Батутовна тоже упала перед ним, точно в храме пред образами, и начала наглаживать лысеющую голову зятя.
— Ничего, ничего, сынок. Пойду утку из печки выну, подсохнет.
— Какая, на хрен, утка! — внезапно заорал Анатоль. — Кто вообще решил, что ее надо готовить? Кто придумал, что Олеська приедет? Ктоооо???
— Так ты и придумал, — пятясь к стене, залепетала Батутовна, — кому ж еще такая мысль пришла бы в голову? Что доченька приедет в начале весны, еще и урожай не созрел, не позагорать, не искупаться? На кой черт она сюда припрется, петух ты безмозглый…

Глава 15
Баттл третий

Мизансцена третья. Анатоль коброй кидается к духовке, с воем «чойтова утка!». Батутовна, понимая, что плоды ее бессонной ночи сейчас отправятся на помойку, резко прижимается попой к плите и кричит: «Пшел вон, сволочь!» Зять пытается отодрать ее круглое тело от печки, но она ловко вырывает из-за спины сковороду и шарашит ему по темечку, которое еще минуту назад ласково гладила заскорузлой ладонью.
Анатоль — как медведь, заламывающий лося, валит Батутовну на бок, рывком открывает жарочный шкаф, хватает голыми руками противень с румяной уткой и швыряет его куда-то вбок. Теща прыжком баскетболиста минует тесную кухню, на излете принимает на себя шкворчащий железный лист, обжигаясь и посылая его обратно форварду. Дымясь и издавая странные звуки, утка, как ведьма в гоголевском «Вие», совершает еще несколько кругов по воздуху, пока не освобождается от своего гроба-противня и не вылетает во входную дверь, внезапно открывшуюся на глазах изумленных драчунов.
— Олеся! — одновременно орут зять и теща, но в комнату флегматично входит Хуан. Осатаневшая птица втыкается прямо ему в испанский шнобель.
— Ваш персональный ангел с аптечкой, — сообщает зоолог, вцепившись в утку двумя руками и хищно отрывая от нее зубами огромный, сочный шмат. — Мммм, божественный вкус, зачем же драться?
Батутовна и Анатоль, с обожженными руками, с головы до ног в жиру и ошметках теста, садятся на пол и синхронно начинают выть. У старухи вывихнута лодыжка, у генерала — ободрано плечо.
— Какой качественный шов! — не замечая раненых, продолжает Хуан. — Кто оперировал эту несчастную Anas platyrhynchos domesticus [9]?
— Анатоль, — признается теща. — И яблоки с виноградом для нее сам выращивал. Он же знаешь, какой хозяин? — подобострастно лопочет Батутовна.
Через час они сидят за столом, проспиртованные и забинтованные, а Хуан разливает водку и рвет на куски остатки мяса.
— Ну, за вашу дочь и жену, будь она здорова, — поднимает рюмку зоолог.
— За нее, паскудницу, — подхватывает Батутовна, опрокидывая в рот огненную жидкость.
— Знаю, завела она кого-то, — безысходно вздыхает Анатоль. — Нет ей до нас дела.
— Кошку, собаку, кролика? — уточняет Хуан.
— Мужика, любовника… — говорит генерал. — Чую, как рога у меня прорезаются…
— Это не рога, — поправляет испанец, — это тебе Батутовна чуть череп не проломила.
— В тюрьме она никогда не сидела, твоя Батутовна. — Анатоль выскребает тающую начинку из живота утки и отправляет ее в рот.
— А нечего было на святое покушаться, ишь, на птице решил зло сорвать, — причитает теща. — Кости вон Хосе собери. Ну, не приехала твоя женушка, забыла тебя, старого хрена.
— А я сам к ней поеду! — вдруг вскакивает Анатоль.
— В смысле, — застывает с куском во рту Батутовна, — а я с кем останусь? Вдруг убьет меня кто?
— Хуан с вами побудет, мамаша!
— Ну нееет, — тянет зоолог, — я не справлюсь. На мне российская наука, открытия, свершения. У меня Рафик запоносил. Это твой крест, генерал. Неси его с достоинством!
— Вот нахал! — беззлобно огрызается Анатоль. — Все вы здесь пьеступники и пьедатели…
* * *
Впрочем, гость в этом доме все-таки появился. Буквально через пару недель после весеннего призыва на порог ввалился Андрюша, тусклый, как лампочка в общественном туалете. Медкомиссия в который раз развернула его в гражданскую сторону, сославшись на дурацкую болячку — у Андрюши на ступне была экзема. Обычная красная дрянь величиной с грецкий орех. Правда, когда парень волновался, сдавал зачеты или дрался с кем-то, эта экзема, подобно Йети из озера, восставала и добиралась сначала до колена, а потом и до паха. Атопический дерматит. Диагноз будто клеймо: «Родина не простит». А Андрюша мечтал быть ее защитником. Как дед. Красиво подорвать занятый врагами город. Красиво лежать простреленным среди маков. Красиво растопить снег своим безупречным лицом.
Кстати, о лице. Когда Хуан впервые увидел Андрюшу, у испанца началась паника.
— Это твой сын? — пытал он Анатоля.
— Мой, а что?
— Пойдемте, — зоолог потянул обоих Красавцевых в свой домишко и полез под кровать. Он вытащил кованый сундук, купленный у местных жителей, и начал рыться в каких-то документах, пожелтевших листках, старомодных альбомах.
— Вот! — завопил Хуан, выуживая старую фотографию. — Что скажете, а?
С оттягом, как последний козырь в выигранном преферансе, он положил карточку на стол и включил ослепительную лабораторную лампу. Анатоль с Андрюшей уперлись взглядом в человека на убитом глянце.
— Кто это? — недоуменно спросил Анатоль.
— Мой отец! — гордо произнес испанец.
— Почему ты решил познакомить нас именно сейчас? — не понимал генерал.
— Взгляни на своего сына! — заорал Хуан. — Ты что, слепой? Ты не видишь, что это одно и то же лицо! Только на фото — изможденнее и старше.
Анатоль взял в руки фотографию и долго крутил ее, то приближая, то отдаляя от глаз.
— Ну что-то есть. Дай мне очки! — обратился он к зоологу.
Тот протянул ему лупу.
— Пап, взгляни сюда. — Андрюшка достал свой телефон, нажал на иконку ватсапа и показал свою фотографию на аватарке — состаренную в фотошопе, в офицерском кителе.
— Блин, ну если так, то да, похожи… — согласился Анатоль.
— Да вообще копия! — возбужденный Хуан ходил кругами.
— Скорее, твой отец похож на моего деда… — Андрюша вырвал фото из рук Анатоля и поднес к лампе.
— Вот именно! — радовался испанец.
— И чо из этого? — спросили в один голос Красавцевы.
— Вашего деда звали Козимо Куанте?
— Обалдел? Он же русский. Его звали Иваном Красавцевым, — обиделся Анатоль.
— Ну, допустим, он был разведчиком в войну?
— Ну был…
— Его хотели заслать в Италию, убив двойника…
— Да! — заорал Андрюша. — Господи, Косимо Конти — это было его имя по легенде, я просто не понял в твоем произношении! — Он зачем-то обнял Хуана, как будто нашел брата.
— А ты откуда знаешь? — Красавцев-старший почесал волосатое ухо, обращаясь к сыну.
— Ты сам мне это рассказывал! — почти орал Андрюша.
— Ну да, припоминаю что-то, — пробубнил Анатоль. — Но тебе было всего три года, как ты мог запомнить? — И вообще, почему твой двойник был итальянцем, — он обратился уже к Хуану, — а ты — испанец. Где связь?
— Моя мать была испанкой. Она приезжала на виноградники в Италию. Они полюбили друг друга. Потом он пошел воевать с фашистами. Потом отрекся от нацизма, попал в русский плен, жил в Суздале, в монастыре. А затем к нему подселили твоего отца — Андрюшиного деда, — чтобы убить и под его именем отправить шпионом в Италию. Но они подружились. Они породнились, как братья… И этот Козимо умер, а мой через годы вернулся домой и всю жизнь вспоминал его, мне рассказывал…
— Ну, во-первых, дед не умер, у него случился инфаркт, — оторопел Андрюша. — А во-вторых, он что, сам раскололся перед твоим отцом? И рассказал ему всю легенду?
— Да нет! — горячился Хуан. — Мой отец уже потом догадался… Кто-то проболтался ему, что Козимо был русским, или же где-то документы всплыли, я не знаю точно…
— Нужно выпить, — заключил Анатоль.
Испанец достал граненые стаканы из промхоза и купленную у соседа бормотуху. Они чокнулись и мгновенно захмелели. Неожиданная ниточка, связавшая их судьбы, с каждой следующей порцией мутной жидкости разбухала, преобразуясь в канат, а в итоге проросла кровеносными сосудами и превратилась в пуповину, которая крепко оплела тела трех мужчин. К ночи они уже стали одним целым. Общая история предков и соседская бормотуха на затхлых ирисках стерла все разногласия, поставила в одну шеренгу, надела армейскую форму и обязала служить друг другу и родине беззаветно, безрассудно, навсегда.
Батутовна не дождалась своих парней на ночевку. Накинула на себя пуховик Анатоля, утопила ноги в его валенках и пошла к дому Хуана. Через окно при свете лампы адской мощности они лежали на циновках вповалку, как три лабораторные мухи под микроскопом. Возле испанца клубочком свернулся Рафик. Нестройное трезвучие храпа сигнализировало о мирном течении сна, и тревожить их Батутовна не решилась. Вздохнула и отправилась в кровать, устроив собственное соло спящего циклопа, которое сокрушало тишину острова до первых облезлых петухов.

Глава 16
Время изучать мир

Андрюша влюбился в Хуана не меньше спасенного Рафика. Несостоявшийся призывник будто нашел портал в молодость своего деда, и этот портал пролегал сквозь испанского исследователя лисиц.
Андрей готов был делать для него все: вымывать из экскрементов животных нужные фракции, драить пробирки, снимать показания с фотоловушек, вести подробные дневники, писать бесконечные письма в Российскую академию наук о выделении денег на GPS-ошейники, обосновывать уникальный опыт испанца в изучении волжской фауны…
Снег растаял, и тропить лис приходилось по еле уловимым меткам. Кусочкам шерсти, мочевым точкам, которые скорее находили по запаху, нежели визуально. Стоило Рафику или Хосе, которого часто брали с собой, принюхаться к какой-нибудь травинке, Хуан с Андрюшей припадали носом непосредственно туда же и втягивали солоновато-мускусную основу, пытаясь определить: самка это или самец. Агрессивный или спокойный. Наделенный геном Рафаила или нет.
— Чуешь, — шептал Хуан Андрею, — эта особь, которая у меня записана как Альфа спокойная, сейчас приобрела другое звучание, грубое, мужское, резкое. Как ты это объяснишь?
Парень, стоя на четвереньках, с блокнотом в руках, обвешанный биноклями, фотоаппаратами и еще бог знает какой техникой, с шумом втягивал в себя воздух с корня орешника.
— Не знаю. — Он поднял глаза на учителя: — А с чего ты решил, что это Альфа? Может, это другой зверь?
— Нет, это траектория движения Альфы, она часто ходит этим маршрутом. Судя по всему, у нее недалеко логово с лисятами, а из деревни она таскает кур и гусей. Как ей удалось сменить запах?
Андрей смотрел на зоолога с восхищением юного хулигана перед старшеклашкой, имеющим судимость.
— Это запах самца волка! — Испанец встал с колен и, как Цицерон, набрал полную грудь воздуха перед началом пламенной речи.
— При чем здесь волк? — изумился Андрюша.
— Лисы настолько умны, что когда им нужно отвести следы от потомства или уйти от собак, они трутся об метки более мощного хищника, а потом оставляют этот запах на своем пути!
Хуан светился от счастья и гордости за лисиц.
— Это грандиозно! — вскричал Андрей. — Какая стратегия, какая тактика!
Они зачем-то обнялись, бряцая друг об друга объективами техники, будто в том, что лиса потерлась о волчье ссанье, была и их личная заслуга. У Андрюши выступили слезы на глазах.
— Каково? — с пафосом изрек Хуан.
— Я бросаю юридический! — заключил Андрей. — Я не хочу заниматься этим тупым человеческим бесправьем, когда природа так грандиозно прозорлива!
— Вооот, — протянул испанец. — А ты хотел мять все это берцами и расстреливать из боевых самолетов.
— Я хотел воевать с людьми, — потупился студент.
— Не время, — зоолог поднял вверх палец с обгрызанным ногтем. — Время изучать этот мир! Вперед, мой друг!
Они поползли по следу дальше, сопровождаемые маленьким верным Рафиком и здоровым, как слон, дурашливым Хосе.
* * *
Андрей практически перебрался к Хуану. Вечерами испанец играл на гитаре фламенко и тихонечко рассказывал о детстве: маленьком городке Саламанке, настолько старом, что дома XVII века казались там современными. О матери, которая воспитала его и еще четверых братьев. Об отце, которого плохо запомнил. После перенесенного в войну тифа Викензо жутко болел. Мучился с постоянными тромбами в сосудах, один в итоге оторвался.
Батутовна стала спокойнее, пока внук был под боком и с военной техники переключился на мирных заволжских лисиц. Но Анатоль тосковал. Он чувствовал, как тепло женщины уходит из его тела, наблюдал, как жизненный остов костенеет, седеет, теряет радость бытия. Из зеркала на него смотрел серый старик с потухшими глазами.
— Ну, езжай, — не выдержала теща к концу мая. — Лови за хвост свою жар-птицу, пока вы оба не погасли.
Анатолю, привыкшему к деревенской жизни, сланцам, кроксам летом и валенкам зимой, тяжело было втиснуть себя в городскую одежду. Если раньше его лампасов хватало, чтобы дыхание жены сбивалось синкопой, то теперь козырять было нечем.
Он собрал садовых цветов, взял куль изюма и сушеных яблок и отправился на утренний «Омик». Река была нежаркой, ласковой, берега зелены и свежи, как первоклашки. Нутро кораблика благоухало всеми оттенками весны. Со своим букетом Анатоль влился в красно-белую пионерскую линейку тюльпанов и нарциссов. Сквозь них пробивались ранние сорта кустовых роз, гиацинты и первые букли сортовой сирени, которые пёзды и бздуны везли продавать на городской рынок. На фоне этого разноцветья душа Красавцева была как черно-белая фотография в обрамлении неонового 3D-дизайна.
Сойдя на речном вокзале, Анатоль подумал, звонить или нет.
Был выходной. Олеся, по его подсчетам, должна еще спать. Представив ее, теплую, мятую от подушки, пахнущую каким-нибудь ягодным молочком, нанесенным с вечера, он вздрогнул.
За грудиной кто-то чиркнул спичкой о торец коробка, и короткая боль обожгла сердце. Но потом пламя сожрало древесный стебелек, оставив только черный искривленный остов, зыбкий и ломкий. И с этим огарком в душе генерал отправился в свой собственный дом. Перед дверью остановился. Вспомнил, как входил сюда после пожара в областном УВД. И мучительно закашлялся.
Случилось это лет пятнадцать назад, Андрюшка еще ходил на горшок. Красавцев только что получил третью звезду на погоны и по-прежнему возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. Здание, где они сидели, хоть и располагалось в центре города с роскошным видом на Волгу, но было абсолютно ветхим, десятилетиями просящим ремонта. Что произошло в тот день, никто впоследствии так и не смог дознаться. Коротнула ли проводка, не потушили окурок, бросив его в дыру между старым дощатым полом, или реально ментовский улей подожгли бандиты (чиновники), чтобы уничтожить компрометирующие документы. Так или иначе, полыхнуло сразу на нескольких этажах. Деревянные полые перекрытия сложились как карточный домик, сотни человек оказались в западне. Пожарные приехали не сразу: брандспойты не добивали до верхних этажей, лестницы обрывались на середине здания.
Огонь полыхал так долго, что к месту трагедии съехались все телеканалы — большие и маленькие. Одни журналюги рыдали, другие — побойчее и поговнистее — делали включения на фоне людей, которые прыгали из окон и разбивались. Бравада транслировалась по федеральным каналам, шокируя зрителей явно не постановочными кадрами.
Жизнь затмевала Голливуд, не оставляя шансов на чудо. Бэтмен не прилетел, святой ливень не пролился над пожарищем. Красавцев, с обожженными легкими, полными дыма и копоти, стоял в проеме окна своего кабинета на пятом этаже и прикидывал, куда прыгнуть. За его спиной было пламя, на земле — ковер из сотрудников, переломавших позвоночники, руки и ноги. В соседнем окне выли три женщины — его красивая секретарша Алка-скакалка и две работницы архива — тучные немолодые дамы в офицерских погонах — МарьПетровна и ЛидьГавриловна. Снизу метались счастливчики — те, кто в момент возгорания чудом оказались вне здания — вышли на улицу покурить, выбежали за чебуреком, выехали на машине с мигалками по какому-то делу. Вдруг один из них заорал:
— Красавцев! В шестом окне слева — наш полковник — Красавцев! Лестницы, лестницы туда!
Пожарные кинулись перетягивать выдвижную лестницу с одного пролета к другому — тому, где кипел Красавцев. В какой-то момент носок его ботинка почувствовал стальную ступеньку. Генерал потихоньку начал толкать сооружение к правому окну, где рыдали девчонки.
— Слазь! — орали снизу менты, — спасайся, дурак!
Но Красавцев отчаянно мотал головой и сигналил руками в сторону своих сотрудниц.
— Черт с ним! — сплюнул кто-то их пожарных, — надо других снимать.
Лестница переместилась правее, и Анатолий, задыхаясь от дыма, ничего не соображая, наблюдал, как Алка-скакалка в обожженных колготках, босая, полезла вниз по ступеням. Следом за ней, белые лицом, с обгоревшими волосами, шаг за шагом потянулись МарьПетровна и ЛидьГавриловна. Он заплакал. Почему-то бабы, простые ежедневные бабы с морковными губами и простенькой бижутерией в ушах, стали для него роднее всех родных.
Внезапно зазвонил мобильный. Анатоль достал его из кармана кителя и прохрипел:
— Алле…
Олеська, заснувшая после обеда вместе с трехлетним сыном, пропустила местные новости и не подозревала о пожаре.
— Толь, ты как? — спросила она, зевая.
— Все хорошо, родная, — ответил он, стараясь из всех сил сохранить спокойствие в голосе.
— Ты что, на задании? Почему воют сирены, что за крики?
— Я у телевизора, Лесь, в кабинете. Боевик какой-то идет.
— Понятно. У нас памперсы закончились, боюсь с Андрюшкой идти гулять без них. Купишь?
— Куплю…
— Те, что зеленые с красным значком. Синие не бери, они не лезут. Опять перепутаешь, а мне ходить, менять…
— Не перепутаю…
— Ну давай, пока… странный звук рядом с тобой.
— Пока, родная…
Пламя раскаленным дыханием подошло сзади и лизнуло китель. Красавцев остатками сознания уловил растянутый внизу тент и орущих людей.
— Прыгай, полковник, прыгаааай!!!
Он зажмурил глаза и сделал шаг.
Больше ничего не помнил. На подоконнике корежился и плавился в огне его мобильный телефон, на который беспрестанно звонила прозревшая Олеська.
* * *
Очнулся в палате. Пышная, как пуховая подушка, медсестра заорала:
— Сюда, он открыл глаза!
Набежали люди в белых халатах. От них он узнал, что рожден в рубашке, что повреждены легкие, но это ничего, это лечится.
Около двух недель пролежал в престижном ожоговом центре, куда не пускали никого, даже самых близких. А после выписки купил огромный букет и поехал домой. Звонил в дверь, а у самого бил метроном в висках. Сейчас она откроет, любимая, теплая, заплаканная, измученная ожиданием…
И она открыла. Бросилась на шею, зацеловала до смерти.
— Я молилась… Только бы ты был жив, только бы тебя можно было вылечить. Я бы приняла тебя любого, обгоревшего, нецелого… Какое счастье, что ты рядом…
Под ногами вился Андрюшка, нежный, кудрявый, ничего не понимающий. И счастливый Красавцев готов был гореть каждый день, чтобы она встречала его именно так… влюбленной, виноватой, верной…
* * *
Теперь он снова стоял у собственной двери. В голове стучало, но предчувствия счастья не было.
Он вставил ключ в замок и провернул два раза. Хотел толкнуть плечом, но почему-то осекся. Надавил дрожащим пальцем на клавишу звонка.
Послышались шаги. Не ее. Дверь открыл мужик с масляным лицом, в китайском халате, прихлебывая кофе из чашки в правой руке.
— Вам кого? — спросил он.
— Догадайся, уйод, — рассвирепел Анатоль.
— Олесь, тут какой-то картавый дед пришел, — по-хозяйски крикнул мужик внутрь квартиры.
Олеська выбежала полуголая, прикрытая простыней.
— Толик? Как? Зачем ты?
— Это тебе, — Красавцев ткнул благоухающим букетом ей в грудь.
Она не смогла его принять — руки были заняты простыней. Тюльпаны и нарциссы упали к голым стопам с красивым нюдовым педикюром.
— А ты пшел вон отсюда, гнида. — Анатоль подцепил любовника за шиворот и выволок вместе с чашкой недопитого кофе на лестничную площадку. Тот мычал и взывал к Олесиному здравому смыслу.
— Здравый смысл, говоришь? — обратился Красавцев к пристыженной Олеське. — Не могла найти мужика подостойнее? Во всем городе не нашлось? Взяла бы билет в Москву, там бы поискала, у тебя проблемы с деньгами?
— Не паясничай, — сухо ответила Олеська. — Он ничего для меня не значит. Так, убить время…
— А кто для тебя что-то значит? Муж? Сын? Мать?
В это время мужик в халате рьяно рвался обратно в квартиру, барабаня в дверь кулаками и пятками.
Красавцев резко открыл. Любовник нарядным шелковым мешком упал в коридор. Чашка вылетела и распалась на фрагменты, увенчав поверх цветов Олеськины ступни.
— Это был немецкий сервиз. Помнишь, мы купили в Дрездене, в свадебном турне? — язвительно спросил Анатоль.
— Красавцев, будь великодушным. Дай ему одеться и уйти, — тихо сказала Олеська.
— Уйти? Зачем? Пусть остается. Будет жить с нами. Мышей ловить, тараканов. Тебя как звать, придурок?
— Павел, — любовник силился подняться, уцепившись за стеклянную этажерку. Но поскользнулся на пролитом кофе и снова упал.
Анатоль не спешил подать ему руку. Олеська застыла скульптурой в Петергофе. Из нее разве что не бил фонтан.
— Это и есть твой мент? Правильно я понимаю? — Несчастный Павлик попытался превратить стыд в браваду.
— Ответь ему, — скомандовал Анатоль.
— Да, это мой муж, — прошептала Олеся.
— А ты, значит, трахаль? — пнул его под зад Красавцев.
Тот снова упал, беспомощно хватаясь руками за цветы и вытирая халатом остатки кофейной гущи.
— Вы ведете себя недостойно, — взвизгнул Павлик. — Я вызову полицию!
— Полиция уже здесь. Тебя будет допрашивать сам генерал Кьясавцев. — Анатоль наконец схватил его за воротник халата и поставил на ноги. По нежному шелку пошла огромная рваная трещина.
— Отпустите меня, пожалуйста, — вдруг жалобно, по-щенячьи заскулил хахаль. — Клянусь, я в ваш дом никогда больше не приду. Я не люблю вашу жену. Я с ней от скуки… так, убиваю время…
Рассвирепевший Анатоль вдруг побледнел и обмяк. Он разочарованно швырнул в угол Павлика.
«Разве это битва за жену? — мелькнуло в голове. — С Батутовной из-за утки и то горячее баттлы».
— Да пошли вы, — сказал он вслух. — Убийцы времени…
Развернулся, вышел на лестничную клетку и ударил дверью что есть мочи. Дубовый косяк хрустнул, ключи выпали из замочной скважины. Он наклонился, попытался поднять их, но не смог — что-то загорелось за грудиной. Мимо по пролету бежал мальчишка-сосед.
— Дядь Толь, с вами все хорошо?
— Подай мне ключи, сынок, и подойди через десять минут. Если я буду еще здесь — вызови «Скорую».
Но через десять минут Анатоля уже не было. Мысль о том, что жена с любовником застанут его, умирающего под дверью, придала сил.
Генерал коряво встал на коленки, медленно поднялся, держась за перила, и вызвал лифт. Он знал, куда идти. В его окружении был человек, к которому можно было приползти в любом состоянии. И убедиться, что жизнь, как ни странно, продолжается.

Глава 17
Абрам Ильич

Абрам Ильич Аранович работал ухо-горло-носом в частной клинике. Прием его стоил баснословных денег. И запись на ближайшие три месяца не представлялась возможной. Пациентами Ильича, как ни странно, были не нувориши, а люди, которых он лечил десятилетиями, будучи еще участковым лором в самом ханыжном районе города — Советском. Разъехавшись по столицам и заграницам, бывшие клиенты стягивались к нему всякий раз, когда тело показывало разуму большой фак и наотрез отказывалось служить хозяину. Причем не только в пространстве от уха до носа, а на гораздо более обширных промежутках. И не то чтобы у старого еврея были бескрайние познания в медицине. Просто Аранович обладал каким-то чудотворным, терапевтическим воздействием, суть которого заключалась в том, что ему всегда было хуже, чем пациенту.
Если Абраму Ильичу приводили ребенка с пробкой в ухе, он показывал ему свой заросший густыми волосами слуховой проход и говорил, что никогда не слышал, о чем просила мама, пока не получал хорошего пинка. Когда Арановичу жаловались на боли в коленях, он высоко задирал широкую штанину брюк и демонстрировал титановый протез, походивший на конечность киборга. На проблемы со зрением он вытаскивал свой стеклянный глаз, который выдувал для него известный в поволжской офтальмологии 80-летний инвалид Беня Белый. И людям становилось легче. Они даже не смотрели, что прописывал Абрам Ильич своим инопланетным почерком — возможно, в его каракулях не было названия ни одного лекарства, а лишь чистая абракадабра, — но пациенты реально шли на поправку.
Генерал набрал телефон Арановича.
— У аппарата, — странным голосом ответил доктор.
— Это Красавцев, жизненно важно к вам попасть прямо сегодня.
— Толик, дорогой, приезжай, — голос старого еврея дрожал, — если не найдешь меня в кабинете, осведомись у девочек в регистратуре.
Анатоль взял такси и приехал в дорогую клинику, отделанную кафелем и витражами. На ресепшен — то место, которое Ильич по старинке называл регистратурой, — было какое-то нервное оживление.
Красавцев решительно прошел мимо и остановился возле толпы, ожидающей стеклянный лифт. Лифт этот, нереальной красоты, входил в пятерку чудес света С-кой губернии, по версии глянцевого журнала «Волжский лидер», и был сконструирован как граненый стакан Веры Мухиной [10]. Правда, Анатолю он больше напоминал гроб Спящей красавицы.
Так или иначе, чудо наконец приземлилось, распахнуло двери, изрыгнуло из себя плотно утрамбованных пассажиров и заглотило в свое чрево очередной человеческий материал. Путь до девятого этажа длился долго и скачкообразно, и генерал успел рассмотреть родной город, празднично подвязанный синей ленточкой Волги.
У кабинета номер 903 была огромная очередь, не свойственная заведениям такого уровня. Красавцев, не смотря никому в глаза, направился к двери и резко рванул ее на себя. Помещение пустовало.
— Че, умник, утерся! — выкрикнул из очереди облезлый дед. — Думал, так бы тебя и пропустили вперед, если б дохтур был на месте?
— А что с ним? — растерялся генерал.
— Током его убило, — крякнул дед.
— Типун тебе на язык, — выскочила вперед какая-то тетка, — не убило, а прибило немножко.
— Прибило немножко, эт если бы он из крови и плоти был сделан, — стоял на своем дед, — а поскольку в нем этот — как его…
— Кардиостимулятор с дефибриллятором… — чуть ли не хором подсказала очередь.
— …Кароч, вот эта самая хрень была вшита в сердце, первый агрегат от разряда тока остановился, а второй тааак херакнул его по миокарду, что Абрам Ильич наш вылетел из кабинета и распластался прямо в коридоре.
— Да лаадно! — Красавцев не верил своим ушам.
— Чесслово, — зашипела очередь, — так оно и было. Сами видели.
— И где он сейчас?
— Уволокли куда-то, может, в отделение для сердечников… — предположил дед.
— А вы чего не расходитесь? — изумился Анатоль.
— Дык щас он вернется, — заверила тетка, — Ильич же ж у нас неубиваемый!
Генерал снова кинулся в набитый битком лифт и был выплюнут на третьем этаже — в кардиологии.
— Как найти Арановича? — спрашивал он то у одной, то у другой дамы за сестринскими столиками, пока в коридор не выплыла процессия с носилками, на которых — перепутать было невозможно — лежал Абрам Ильич, с прической как у Эйнштейна и таким же острым высунутым языком.
— Абрам Ильич, миленький, что с вами? — Красавцев примкнул к изголовью носилок.
— Ничего, голубчик, ровным счетом ничего. Решил-таки починить вентилятор настольный, давно стоял, не работал. А там провод оголенный оказался, я вилку в розетку сунь — а он как шибанет. А у меня, знаешь ли, моторчик вшит в сердце, так он как завелся, я чуть на Луну не улетел. А мне на Луну не надо, у меня в Дубае послезавтра симпозиум отоларинголов. Сегодня ночью полечу.
— Как полетите?
— Да вот сейчас мне все параметры в кардиостимуляторе настроят, и я как новенький буду, правда? — обратился он к мощному врачу в хирургическом костюме.
— Он что, правда полетит? — ужаснулся Красавцев.
— Абрам Ильич-то? — усмехнулся врач. — За него не сомневайтесь!
— Только жене не говорите, — подобострастно закивал Аранович.
— Главное, у нас кондиционеры по всей клинике шпарят, — добавил хирург, — а ему вентилятор понадобился.
— Так это мой талисман, мне его коллектив поликлиники Советского района подарил. Пару-тройку десятилетий назад. Он теперь всегда со мной. А что ты хотел спросить, голубчик? — спохватился лор.
— Да уже ничего, Абрам Ильич, уже полегчало, — выдохнул Красавцев.
— Вот и славно, генерал. Ты же богатырь, ты все сдюжишь, — слабо улыбнулся Аранович и прикрыл глаза. — Мой рейс в нуль сорок пять ночи, не забудьте, — говорил он уже кому-то, дергая за край халата, — мне нельзя опаздывать, у меня там крутой доклад…
Анатоль напоследок дождался богемного лифта и спустился на первый этаж. Взъерошенный старик, любимый еврейский доктор вновь вернул его к жизни. За грудиной перестало жечь, сердце стучало ровно и? оптимистично, а главное само — без кардиостимулятора и дефибриллятора.
История с женой показалась пустышкой. Так, ударило током и отпустило. Можно дальше лететь по своим делам. Любовник явно был не в Олеськином вкусе, и, скорее всего, она больше тяготилась им, чем праздновала победу.
Красавцев вдохнул полной грудью копоть и пыль центральной городской улицы и представил залитый солнцем Остров Рафаила. Его неказистый дом, Хосе с серебряными бубенцами, сморщенную, как моченое яблоко, Батутовну, Хуана с Рафиком и примкнувшего к ним Андрюшку. Все это лучилось теплом, верностью, предвкушением лета с томными вечерами под испанскую гитару и новыми, недавно высаженными, сортами винограда.

Глава 18
Колечко

Прежде чем вернуться на Остров, Красавцев по просьбе тещи поехал на ее квартиру в Оболтово. Пару десятилетий назад эта деревня превратилась в маленький городишко, а затем, год от года разрастаясь многоэтажками, вымахала в Гулливера местного разлива.
Батутовну после сноса ее деревянного дома, где Анатоль с Олеськой праздновали свадьбу, переселили в странное место — «панельку» построили поверх воронки от завода «Берсоль». Того самого, взорванного Лешей-банным и Эммочкой-дурочкой. По сути, весь район стоял на костях, а газетные заголовки не раз сообщали, что земля там на два метра вглубь отравлена химикатами. Но местные жители не роптали. Переселили сюда из старых домов самых неимущих и, как показало время, самых живучих.
«А долго живет тот, кому терять неча», — любила повторять Батутовна.
Сама она до старости ничем, кроме Олеськи, не дорожила. Ни к кому не привыкала, не имела копилок, заначек, хрусталя в серванте, да и самого серванта тоже не имела. Только вот после семидесяти начала архивировать использованные пакеты, контейнеры и банки из-под еды, чем невероятно бесила Анатоля.
Жила Пелагея на первом этаже, подкармливала дворовых кошек. Не потому что любила, а из жалости выбрасывать продукты. Хвалилась, что ее «хвосты» любят вареный лук и морковку из супа.
— Правда? — удивлялись друзья и знакомые. — А мясо они не любят?
— А кто им мясо-то даст? — хмыкала Батутовна. — Мясо я сама сожру.
Собственно, привезти колбасу, оставленную ненароком в холодильнике, теща и просила Анатоля, когда тот собирался на «большую землю».
— Да вы в своем уме, мама? — возмущался Красавцев. — Я что, попрусь сорок километров от города в ваше гребаное Оболтово, потрачу бензина на тыщу, чтобы забрать протухшую колбасу за двести рублей?
— Копченая, длительного хранения, — упиралась она. — Нас с тобой переживет, привези, умоляю!
В голове Батутовны, вечной пассажирки и пешехода, не укладывалось, что топливо может стоить денег. Билет на электричку — затраты, проездной на трамвай-автобус — затраты. А машины ездят бесплатно. Чо, сел и поехал. Кому платить?
Конечно, Анатоль ни за что бы не рванул за колбасой, но после истории с Арановичем ему захотелось сделать что-то великодушное. Кому? Жене, наставившей рога? Ну, это слишком. Хуану, Андрюше? Он и так был к ним безмерно добр. Батутовне?
Мысль была безумной, но в тот момент почему-то окрыляла. Красавцев представил ее лицо в улыбке, с морщинками, убегающими от губ к затылку, и выгнал из гаража запылившуюся «Ауди».
Дорога к Оболтову была разбита колесами так, будто сам Бог предупреждал: «Поедешь — сгинешь». Но Анатоль, как сказочный богатырь на распутье, вопреки предсказаниям на табличке двинул по самому бестолковому и бесславному пути. За колбасой.
Движение к цели остановила кошка у порога двери Батутовны. Она расстелилась на затертом коврике для ног, по ее животу ползали слепые котята. Судя по выпирающим ребрам и скулам, кошку не кормили даже луком из супа. Местные квартиранты — переселенцы из частных домов — относились к животным без сострадания. Все, что нельзя было зарубить и пожарить, казалось им бесполезным, не стоящим внимания.
Анатоль, которого Хосе с Рафиком сделали сентиментальным, присел и погладил кошку между ушей. Она хрипло ответила «Рррау». Пятеро котят, больше похожих на мышей, терзали ее пустые яркие соски.
Красавцев открыл ключом дверь, переступил через многодетную мать и вошел в крошечную квартиру. Он бывал здесь и раньше, всякий раз удивляясь неприхотливости хозяйки. Одна комната, одна кровать, стол, табуретка, полки с книгами в лохматых засаленных обложках. Гончаров «Обломов», Каверин «Два капитана» и абсолютно неуместная статуэтка нимфы, стыдливо прикрывающей груди, — подарок учительского коллектива на 60-летие.
«На фига ей нимфа?» — мелькнуло в голове у Анатоля.
Двери в комнату и на кухню отсутствовали, вместо них в проеме висели шторы-сопли из соломки. Они густо шелестели, цеплялись за волосы и одежду, словно русалка, скользящая по телу свежего утопленника.
Впервые генерал осознал, что это даже не бамбуковая соломка, а нанизанные на леску фрагменты шариковых ручек.
«Скольким же ученикам она вскрыла мозг за свою педагогическую карьеру?» — изумился Красавцев.
Но мысль прервала вожделенная табличка писающего мальчика, указывающая на туалет. Именно сюда он стремился вот уже который час. Впрочем, туалет — громко сказано. Узкая каморка была задумана архитектором так, что закрытая дверь упиралась ровно в край унитаза. То есть уместить между ними колени, ступни и прочие элементы тела было уже невозможно. Писать стоя, как это делал парень на табличке, удавалось тоже только с распахнутой дверью. Как пончиковое тело Батутовны справлялось с этой задачей, казалось непостижимым. Особенно если учесть, что в ее квартире продолжала собираться и ночевать многонаселенная семья и весь педсостав школы.
Чтобы слить в унитаз янтарную струю, Анатолю пришлось выйти в коридор. Испытав невероятное облегчение, он наконец вытер пот со лба и двинул на кухню сквозь щупальца занавески. Они вновь захрустели, костляво обвивая шею и плечи.
Красавцев скинул с себя детское творчество и распахнул холодильник. Реальность превзошла ожидания. Из недр бытовой техники пахнуло трупным запахом. На средней полке лежала колбаса, давно ставшая вселенной для иных форм жизни. Она колосилась как летнее поле, удивляя разнообразием цветов и плотностью растительного покрова. Драная кошка у порога не смогла бы соперничать богатством меха с плесенью, взращенной несчастной колбасой.
Анатоль взял несколько слоев целлофана — найти его было нетрудно, тут же, за холодильником, хранился пакет с пакетами, — обернул практически живую субстанцию и захватил с собой — «Она должна это увидеть!».
В другой пакет он сложил кошку с пятью котятами и, высыпав туда же содержимое раздутого почтового ящика, погрузил в машину.
В город возвращался поздним вечером в надежде найти на берегу Волги частного перевозчика и переправиться на вожделенный Остров, по которому он успел не просто соскучиться — затосковать.
* * *
На пристань генерал прибыл в три часа ночи. Луна светила ярче фонаря, цикады трещали автоматной очередью. Пахло водорослями, мокрой древесиной и сонными бутонами медоносов.
Анатоль выгрузил кошку на крыльцо, налил ей молока и бухнул полкило фарша из холодильника. Обалдевшая мать-героиня, забыв о детях, припала к еде. Хосе вылез из будки и начал, захлебываясь, лаять на чужого зверя, но кошка не реагировала — она готова была оказаться сожранной ради того, чтобы наесться самой. Хосе побесился на цепи, а потом утих и ворча забрался в будку. Видимо, вспомнил, как сам был переброшен по эту сторону жизни тем же человеком, таким же чудесным образом.
Кошка, обожравшись, растянулась на спине, предоставив живот пяти своим отпрыскам. Красавцев, получив удовольствие от спасения очередной души, перешел в комнату к Батутовне и развернул на тумбочке кишащую жизнью колбасу — прямо перед носом старухи. А затем под сладостный храп тещи и сам пошел спать после долгого, судьбоносного дня.
Утро было прекрасным. Батутовна озвучила его художественным матом, характерным для профессиональных литераторов, и поросячьим визгом, свойственным старухам ее поколения. Первый относился к смрадной колбасе с великолепным подшерстком плесени, второй — плешивой кошке с богатым потомством.
— Твою мать, придурок! — кричала она, прорываясь в сон Анатоля высокими нотами. — У нас что здесь — зоопарк? Вези обратно эту шалаву, иначе я утоплю ее вместе с выводком!
— Вы сейчас о кошке или о колбасе? — осведомился Красавцев, возникнув в проеме двери в пучке ослепительного солнечного света.
— Колбасу ты точно подменил, сволочь, — пенилась теща, — не могла она так испортиться! А кошку — сейчас же в Волгу! Она сожрала фарш, который я приготовила для котлет.
— Кстати, пляшите! — не обращая внимания на вопли, воскликнул Анатоль. — Вам письмо! Нет, аж восемь писем!
Он достал из брошенного на крыльце пакета пухлую пачку корреспонденции и поднял над головой:
— Из вашего почтового ящика, между прочим!
— Иди ты! — мгновенно остыла Батутовна. — От кого? Непогашенные кредиты? Судебные приставы? Мошенники?
— Мрачно вы мыслите, мама!
Анатоль поднес к глазам конверт и по слогам произнес:
— Со-ло-вьев Д. К. Республика Бурятия. Ку-рум-кан. Это кто?
Батутовна окаменела. Закрыла глаза ладонями.
— Данилка Соловьев, агроном… Моя первая и единственная любовь…
— Вот так пассаж, — обалдел зять.
Образ тещи со словом «любовь» не вязался у него никак.
Батутовна тут же забыла о кошке и колбасе, водрузила на нос очки и села за стол. Она разложила письма по датам — первая любовь, оказывается, начал телеграфировать год назад — и аккуратно ножичком вскрыла первый конверт.
Слепо елозя пальцем по мелким буквам, Батутовна то наклонялась, то отдалялась от строчек, пока не вспотела и не бросила бумагу на стол.
— Ни хрена не вижу. Прочитай! — попросила она Красавцева.
— Три условия. — Анатоль начал загибать пальцы: — Колбасу — в помойку, кошку — на ПМЖ, меня — покормить завтраком.
— Черт с тобой, — согласилась Батутовна. — Садись, жри. Шалаве своей еду будешь покупать сам.
Так махровая колбаса была выброшена, трехцветная кошка оставлена и названа Шалавой, а несколько вечеров подряд в компании Анатоля, Хуана и Андрюши были посвящены разбору бисерного почерка первой любви Батутовны. Писал агроном так, будто разговаривал с соседом, которого не видел ровно пять минут. О том, как его обокрали в магазине, недовесив говядины. О том, как вспух старый паркет после залива соседей. О том, как повстречал некоего Кольку и удивился наличию у того качественной вставной челюсти.
— Зачем мне об этом знать? — удивлялась Батутовна, но просила читать дальше.
Наконец, в перечислении монотонных будней бурятского агронома, дошли-таки до последнего письма. Оно было более пухлым, и когда Анатоль вскрыл его ножницами, оттуда что-то выпало и звякнуло об пол.
Хосе, Рафик и уже полноправная нахлебница Шалава кинулись на звук и заелозили мокрыми носами по стертым половицам. Андрюша, как самый молодой, юркнул под стол и достал простенькое серое колечко, гладкое, без изысков. Положил на стол, как некий оберег, и убрал руки на колени.
Все вопросительно смотрели на Батутовну. Она вдруг хрюкнула и неожиданно, как пробитый шланг, зарыдала. Никто и предположить не мог, что в старухе на девятом десятке спрятано столько слез. Они лились по морщинам на скатерть майским дождем из водосточной трубы.
Мужчины, как всегда неловкие и беспомощные в момент женского плача, сидели истуканами. Первым разморозился Хуан, обняв Батутовну за плечи и спросив, в чем дело.
— Читайте, — всхлипывая, махнула она рукой.
Андрюша, самый глазастый, развернул двойной листок в клетку и торжественно начал:
— Дорогая Пелагеюшка!
— Ну, наконец-то, — хлопнул по столешнице генерал, — а то все Пелагея Потаповна, да Пелагея Потаповна.
— Пошел сегодня в магазин за хлебом… — продолжил Андрей, разочарованно оглядев компанию, — да он задолбал своими тупым похождениями!
— Пропускай, читай последнюю страницу, — сообразил Хуан.
— …Я на пенсии, жена моя давно умерла, дети уехали в столицу и совсем не навещают. Я грущу и вспоминаю нашу единственную встречу… И да, храню колечко, которое так и не надел на твой тонкий пальчик… Надеюсь, что ты жива и здорова, и, если даст Бог, мечтаю с тобой увидеться… твой Данилка…
— Опа! — Красавцев громко почесал висок. — Вот это поворот!
Батутовна все еще истекала слезами, пытаясь натянуть на жирненький мизинчек небольшое кольцо.
— Рассказывай! — вдохновился Хуан. — Ты должна нам все рассказать!
— Неси гитару, — растерла красные глаза старушка, и все заерзали на своих табуретках в предвкушении.
— Это будет блокбастер? Мелодрама? Янг эдалт [11]? — возбудился Андрюша.
— Это будет инструкция для идиоток, — вздохнула Батутовна. — Налейте мне рюмашку…

Глава 19
Агроном

История была проста, как серебряное колечко. Агроном возник в ее жизни на фоне сибирского периода одновременно с Оболенским и являл собой прямую противоположность бесноватому военному.
Данила Константинович Соловьев был образован, тих, нескладен и беззащитен. Часто приглашал Пелагею на танцы, держа в своей руке ее ладошку и несмело касаясь талии. В отличие от него, Алтан размашисто елозил своими лапищами по спине и попе Палашки, будто играл на аккордеоне. Данила был младшим специалистом в местном колхозе, отвечал за посевы рапса и пшеницы. Он много читал, любил говорить о литературе. Пелагея отвечала ему серьезно, следуя собственным конспектам и актуальной идеологии. С агрономом они обсуждали персонажей Шолохова, Островского, Катаева, Фадеева, Толстого. А с Оболенским — мыли кости почтальонше, фельдшерице, уборщице и повару. И какими бы разносторонними ни казались герои знаменитых авторов, закидоны современников, живущих по соседству, переплюнуть было невозможно. Ну вряд ли у Алексея Толстого местная прачка утопила бы в реке медвежью шубу мужниной любовницы (по стечению обстоятельств это оказалась шуба Палашки, хотя любовницей была некая Марфа), а кочегар ради экономии на похоронах сжег труп своего тестя в печи котельной. Жизнь виделась наряднее, цветастее и виртуознее книг.
Конечно, разница в словарном запасе двух ухажеров была колоссальной. Но Пелагея вышла замуж за косноязычного Алтана, годами потом анализируя — чем же руководствовалась в этом выборе хваткая девчонка в полосатой юбчонке? У Данилы изо рта пахло тиной, рукопожатие его было вялым, любовь — преданной, но унылой. Как освещение колхозного коровника. Никогда не погаснет, но ничего и не видно. Излучение Оболенского напоминало бенгальскую свечу. Радостно, бравурно, бессмысленно, сиюминутно. На это и повелась.
Возможно, Палашка никогда бы и не тужила о сибирском воздыхателе, если бы не грандиозный по своей кинематографичности случай. Они с Алтаном покидали Забайкалье. На рассвете на маленьком полустанке минуты на полторы должен был остановиться поезд до Куйбышева. Навьюченные как верблюды, она — в шубе из медведя (которую спасла-таки от утопления, вытащив багром), он — с проломленной башкой, прикрытой железной пластиной и заячьей ушанкой.
Задача была рассчитать, как встанет состав, чтобы в эти полторы минуты запрыгнуть в единственную открытую дверь восьмого вагона. Платформа была короткой, за ней тянулся долгий откос из щебня и гравия. Они разложились посередине перрона, ветер рвал шапки, поднимал в воздух шарфы и полы одежды.
Поезд наверняка опаздывал. На сколько — одному Богу известно. В их краях можно было прождать несколько суток. Но в билете стояли цифры — 8.55. Ровно в 8.50 вдали зашуршала щебенка. Из рассеянного тумана к ним скачкообразно приближалась человеческая фигура. Камень, казалось, крошился, как сухая вафля, заполняя ломким скрежетом все пространство, фигура становилась четче, пока не превратилась в запыхавшегося агронома. Он вскочил на небольшую лесенку между откосом и платформой и замер на верхней ступеньке.
— Этот тут зачем? — Алтан страшно вращал глазами.
— Палашенька, — прохрипел Данила Константинович, подходя ближе. — Не уезжай, Поля…
Над железнодорожным полотном нехотя, словно по будильнику, вставало солнце. Пробивалось сквозь туманную пелену, стягивало пуховое одеяло и лениво являло себя миру. В тот день оно было огромным, пламенным, бутафорским. В хорошем театре сказали бы, что художник перестарался, добавил слишком много розовой мякоти и оранжевых всполохов на и без того огненный диск. По другую сторону неба заблестели неровные, как кардиограмма сердечника, контуры тайги. Рельсы отразили восход и до горизонта стали ярко-красными, будто сами рождали свет.
— Не уезжай, Полюшка, — сухим горлом, словно забитым гравием, попросил агроном.
Солнце вдруг заинтересовалось этой сценой и осветило, нет, буквально влезло в слезы на его щеках. Они преломили лучи разнообразно, как отшлифованные ювелиром фианиты, и засверкали на тусклой, с большими порами коже щек.
— Данюшка!
Пелагея сбросила с себя тюки и кинулась ему на шею. Агроном, суетливо роясь в кармане и целуя ее варежки, достал серебряное колечко. Учителка зубами стянула свою рукавицу, подставив безымянный пальчик. Данила неуклюже тыкал кольцом вокруг да рядом, но никак не мог попасть. Кисти его, без перчаток, окаменели и не желали слушаться.
— Да вы совсем охренели, что ли? — заревел Оболенский, изрыгаясь матом, как переспелый инжир семечками.
Он тоже сбросил с плеч мешки утвари и тряпья, в секунду оказался рядом с голубками. Огромной пятерней врезал агроному по шее, а заодно — и по щеке своей женушке. Парочка раскрошилась, рассыпалась по перрону. Пелагея упала, влюбленный Данила не просто рухнул — отлетел к краю платформы. Колечко звякнуло о щербатый асфальт и вместе с лучом вовлеченного в драку солнца покатилось, побежало и шмякнулось в камни между пылающими рельсами. В этот момент воздух треснул от гудка поезда, который, приближаясь, пытался перебить своими фарами восставшее над горизонтом светило.
Палашка вскрикнула, забыла об агрономе и начала метаться взад-вперед, собирая манатки. Алтан кинулся за ней. Сигналя и тормозя, состав долго тянулся через короткий перрон. Чета Оболенских, не вспоминая о том, что было минуту назад, вслух считала вагоны.
— Восьмой за платформой! — заорала Палашка, и они кинулись по направлению к шаткой лестнице. Сбежав вниз, захрустели щебенкой, пытаясь уловить раскрытую дверь.
В одном вагоне наконец тамбур был распахнут, на его краю стояла толстая проводница и жадно курила.
— Нас, нас возьмите! — кричал Алтан, подсаживая жену под попу и пропихивая за ней тюки и сумки.
Сам он, сильный, юркий, уже на ходу уцепился за перила, подтянулся и скрылся внутри вагона. Состав снова страшно загудел и начал разгоняться, будто стыдился таких полустанков и пытался поскорее с ними расшаркаться.
Прильнув к грязному окну, последнее, что видела Палашка, — абрис сосновых верхушек, залитый солнцем перрон и незадачливого агронома без шапки и рукавиц. Он сидел на платформе, подтянув к себе колени и обхватив голову руками. Вслед уходящему поезду Данила Константинович Соловьев не смотрел.
* * *
Долгими вдовьими вечерами она потом размышляла, могла ли по-другому сложиться ее жизнь? Было ли у нее право на счастье? Почему она не поймала это счастье за хвост?
Образ Данилы-агронома со временем очищался от черных точек на носу, плохого запаха изо рта, вялых объятий, постных разговоров и прирастал умом, смыслом и могучей любовью, красоту которой решило на прощание подчеркнуть само солнце. А она, слепая, глупая Палаша, не разглядела эту любовь, не почуяла сердцем.
Звон колечка о перрон стоял в ее ушах до самой старости. С Алтаном у них вообще не было обручальных колец — непосильные траты.
Палаша представляла, как лежит оно, серенькое, среди щебенки на железнодорожном полотне. Стучат поверх него колеса товарняков, скорых и пассажирских составов, ломает его время — сначала на половинки, на четвертинки, на мелкие кусочки, а потом и вовсе стирает в пыль.
Так, в пыль стерлись и ее воспоминания. До тех пор, пока на Острове Рафаила на ее кухонном столе не появилась эта серебряная побрякушечка, 60 лет спустя, после убийства мужа, после детей, после внуков, после двадцати тысяч ночей, думаных-передуманных о добре и зле, о справедливости и наказании, о счастье и горе… и еще черт знает о чем…

Глава 20
Дацан

— Так в чем проблема? — изумился Андрюша, отряхнувшись от бабушкиного повествования. — Давай пригласим его сюда!
— Вдруг опять вспыхнет любовь и ты будешь счастлива? — подхватил Хуан.
— Ну да, обратный адрес есть. Я напишу письмо, куплю билеты на осень… — Красавцев решил не отрываться от коллектива.
— Какую, на хрен, осень, пусть сейчас приезжает, пока лето не прошло! — разгорячился Андрей.
— Дык пока письмо дойдет до Курумкана, пока обратно, — чесал голову Анатоль.
— Какой Курумкан? Вы в мезозое живете, что ли? — вскинулся внук. — Я вам его сейчас в два счета в соцсетях найду, интернет только поймаю.
Батутовна заерзала, словно на электрическом стуле.
— Не, пацаны, не гоните коней… — она комкала полы халата, как школьница у доски. — Мне восемьдесят три года, я уже не та…
— Да вот он! — воскликнул Андрюша, перебирая большими пальцами по экрану смартфона. — В контакте, живой и здоровый — Данила Соловьев, директор агрофермы, Курумкан.
Батутовна нацепила очки, которые сделали ее глаза втрое больше, и уткнулась в телефон внука. На аватарке стоял молодой Данила Константинович, в широких штанах и майке-алкашке, на берегу реки, с удочкой. Фотография была черно-белой с трещинками, агроному на ней точно не исполнилось и тридцати.
— Какой чудесный, — всхлипнула Батутовна. — Ровно таким его и помню.
— Да, фоточка старенькая, давай галерею посмотрим, — предложил Андрей. — Может, он там сегодняшний, с детьми и внуками?
Но в галерее ничего на современный облик агронома не указывало. Данила Константинович постил закаты, рассветы, поля, деревья, птичек и облака.
— Романтик, — заулыбалась Батутовна.
— Ну что, пишем в личку? — спросил Андрюша.
— Да подожди ты, дай в себя прийти, — одернула его бабка. — Хуан, принеси тонометр. Сердце ща выпрыгнет.
* * *
Агроному все же написали. Сеть долго зависала, но на следующий день пришел ответ: Данила был готов выезжать хоть завтра. Батутовна приказала — через неделю.
Красавцев взял билет на поезд (самолет в три раза дороже), а Пелагею Потаповну отправили на всевозможные спа-процедуры, которые на Острове Рафаила предоставляла местная косметологша Адель Петровна. Она жила через три дома, делала маникюр-педикюр, стрижку-окрашивание, пилинг-массаж, гоммаж-татуаж и так далее.
В общем, Адель была готова ко всему, но клиенты весной-летом ее не баловали. Люди сажали картошку, пололи сорняки, подхватив волосы панамками, платками, трусами, и о цветовой гамме того, что венчало голову, думали меньше всего. Поэтому визит Батутовны, попросившей сделать ей «полнейший ажур», окрылил Адель Петровну и занял ее руки на четыре дня.
История о колечке и желании любить в 83 года полностью исключила халатность в ее работе. Адель пообещала вложить всю свою душу, чтобы вернуть соседке красоту, свежесть и прыть былой юности.
Каждый вечер Батутовна приходила домой преображенной. Сначала — с короткими медными волосами, уложенными как у Алисы Фрейндлих в «Служебном романе» [12]. Затем — с ярко-очерченными «татуажными» бровями и в завершение — с алым маникюром на пухленьких пальчиках. Но самое большое преображение произошло с ее ногами. Если раньше своими пятками она рыхлила землю в клумбах, а ногтями расчесывала укусы комаров на икрах, то теперь ступни ее были залиты воском и отполированы, как пасхальные яички, а ногти сияли перламутром океанских раковин.
— Ну как? — спросила она у мужчин.
— Феерично, — отозвались они хором.
— Еще бы морщины разгладить, — вмешался бестактный Андрюша.
— На морщины ушло два кило каких-то водорослей и скраба из индийских крабов, — сообщила Батутовна.
— И где они? — поинтересовался внук.
— В глубине карьеров на этом лице, мой мальчик. На дне впадин, в недрах расщелин и каньонов. — Бабка была философски загадочна, и глаз ее блестел.
— Она мне нравится, — обратился к Анатолю Хуан. — Я такой ее еще никогда не видел. Видимо, в молодости была той еще зажигалкой.
— Страшно даже представить, — отозвался Красавцев. — Мама, нужны помада и платье.
— Съезди к своей жене, пусть сходит в магазин и подберет матери подобающий случаю наряд.
— Не поеду, — уперся зять.
— Да я ща поймаю вай-фай и напишу ей, какие вы дремучие. — Андрюша вышел во двор и запикал телефонной клавиатурой.
В заключение он сделал бабкино фото и отправил матери. Через два дня Олеська через посыльного на «Омике» передала пакет из местного ЦУМа. В нем были платье оттенка темной вишни, бархатные балетки и бордовая помада. Батутовна оделась, накрасила губы в отражении стекла на веранде и в отсутствие зеркал вновь собрала мужчин.
— Ну как?
— Кармен! — восхитился испанец.
Батутовна была как наливное яблочко красных сортов, найденное среди зимы далеко под диваном. Кругленькая, сморщенная, смешная, но надкуси ее — невероятно сочная, впитавшая сладость забытого лета.
— Хороша, бабуль, — подытожил Андрюша. — Этот хрен с горы обалдеет от счастья.
* * *
Агроном появился через два дня на рассвете. Андрей с вечера уехал в город, чтобы встретить Данилу Константиновича и привезти его на Остров. Самый ранний «Омик» гудком оповестил спящих рафаиловцев о своем прибытии.
Над лесом вставало солнце, окрашивая прибрежную полосу в розовый цвет. Батутовна с Анатолем и Хуаном стояли метрах в ста от пристани, на берегу по щиколотку в воде. Теща была при параде в вишневом платье и с бордовой помадой на губах. Бархатные балетки, непонятно зачем, она держала в руках.
Пассажиров было мало, они неровной цепочкой выходили из кораблика, цепляясь за парапет. Наконец показалась высоченная фигура Андрюши. Рядом семенил кто-то маленький и некрепкий.
Батутовна ахнула и вцепилась в рукав Красавцева.
— Беги, — прошептал зять, — это он!
Солнце подтянулось над кромкой деревьев, сгорая от любопытства. Оно не могло забыть того забайкальского расставания и точно мечтало присутствовать на новой встрече, выстроив не менее эффектные декорации. Полоски света легли на поверхность Волги и заиграли зайчиками по воде. Розовый песок искрил крупными стразами. Прибрежная осока вышла из тени и стала яркой зеленью, будто внутри ее коротнул электрический кабель. Ошарашенные ударом солнечных прожекторов, из зарослей выскочили две изумрудные лягушки и самоотверженно утопились, разбрызгивая бриллианты капель. Медный перманент Батутовны тоже оказался вовлеченным в светопреставление. Шевелюра новоиспеченной Джульетты горела как купола храма в знойный полдень.
— Беги, — подтолкнул ее Анатоль. — Ну, давай!
Батутовна было встрепенулась, рванула вперед, но тут же поперхнулась одышкой. Агроном снял сандалии, закатал штаны по колено и тоже ускорил шаг по воде. Они сближались, и, казалось, ничто не могло помешать этому движению навстречу.
Солнце вышло на крещендо. Ветер шевелил осоку, волосы главных героев и немногочисленных зрителей. Все было в лучших традициях мелодрамы. Но когда между бывшими влюбленными осталось пару метров, Батутовна остановилась и замахала руками в знак протеста. Дальнозоркая, она весьма четко увидела перед собой дряхлого деда с единственным зубом во рту и даже на расстоянии почувствовала запах этого рта и этого зуба.
Очарование схлынуло, бабка в струящемся платье резко повернула назад и, добежав трусцой до Красавцева, вцепилась в его плечо.
— Толя, я не хочу. Давай его назад. Свят, свят, свят. На хрен, на хрен…
— Мама, что за моветон! — ужаснулся Анатоль. — Куда мы его денем, если сами же пригласили. Давайте же, играйте свою роль до конца!
— Хуан, сделай что-нибудь, — взмолилась Батутовна.
— Могу заманить его в глушь и пристрелить из двустволки, — предложил испанец.
Пока они переговаривались, агроном добрел-таки до взволнованной троицы и протянул руку.
— Данила Константинович. Соловьев.
— Добро пожаловать! Всегда рады. — Анатоль пожал его старческую сухую ладонь.
— А это ты, что ль, Палаша? — обратился он к Батутовне.
— Я… Не узнал?
— Да почему ж. Узнал. Ты тут одна женского пола.
— Вот те комплимент, — всплеснула руками Пелагея Потаповна. — Ты, что ли, красавцем стал?
— Ну раз мы оба постарели, значит, и дуться неча. Пойдемте к столу, — по-хозяйски распорядился гость.
Они вошли во двор, пропустив агронома вперед. Он поставил коричневый облезлый чемодан на крыльце, снял панамку и обошел коридор, кухню и комнаты по часовой стрелке.
Рафаиловцы переглянулись. Данила Константинович сделал то же самое еще раз. Батутовна, спрятавшись за Андрюшу, незаметно покрутила пальцем у виска. Соловьев совершил третий круг.
— Данила, ты потерял чего? — спросила хозяйка.
— Я вошел в ваш дом, как в дацан. И свершил гороо — круг почитания и очищения.
— Он о чем? — Батутовна совсем была сбита с толку.
— Я показал, что уважаю вас и ваше жилище. Как настоящий буддист в почтенном храме. Ты видела, какой у нас дацан в Курумкане?
— Боже сохрани! — вскинулась Пелагея. — Я как была атеисткой, так и осталась. И ты тут ерундой не страдай. А хочешь помолиться — в соседнем селе церковь. Если допехаешь, не рассыпешься по пути.
— При входе в дацан — пожертвуй деньги или продукты, — неожиданно заявил Хуан. — Я изучал буддизм в Индии, ездил по храмам, просветлялся. Так что давай, дед, доставай подношения.
— Какие подношения? — оторопел агроном. — Ничего нет. Я с голодной земли приехал к вам — на откорм.
— В кои века Забайкалье было голодным краем? — возмутился Андрюша. — И как же ваша агроферма, где вы — директор?
— Так сгорела она в две тыщи девятнадцатом году, пожар-то слышали какой был? Все хозяйства сгорели. Так что я теперь директор без портфеля…
— Друзья, какая-то нерадостная атмосфера воцарилась, — засуетился Анатоль. — Ну хочет Данила ходить кругами, пусть ходит. Не нужно никаких подношений, мы и сами богаты. Мойте руки и садитесь уже завтракать.
За столом все немного подобрели. Батутовна намедни напекла пирогов, нашпиговала курицу рисом и грибами, наварила борща со свежей крапивой. Генерал достал водочки, компания выпила.
— Как же ты колечко-то сохранил? Да и как нашел его тогда на путях? — Батутовна решила повернуть разговор в романтическое русло.
— Нашел, лежало прямо под рельсом. Я долго искал, отчаялся. Хорошо, что поезда редко в тех краях ходят. Совсем был убит горем, даже не услышал бы, как приближается локомотив.
Пелагея разомлела, разрумянилась.
— Так любил меня?
— Любил.
— А где же вы при жене хранили колечко? — спросил Хуан.
— Да нигде. Жена и носила. Пока не померла. Чо ж, на всех колечек не хватит, — агроном опрокинул рюмашку.
— Вот черт поганый! — взвизгнула Батутовна. — Я прямо поверила, что была для тебя единственной! А ты кольцо жене пристроил? А потом мне с ее мертвой руки прислал?
— А что здесь такого? — искренне удивился Данила Константинович. — Как это характеризует любовь к тебе?
— Обычное жлобство, — усмехнулся Хуан. — Половина русских мужиков такие. Прости меня, Толя. Ты — исключение.
— А кто это вообще такой? — Агроном упер руки в бока: — Ты откуда взялся, кудрявый? Цыган, что ли? Так вы вообще воруете! А я просто храню свое, не разбазариваю.
— Это испанец, ученый, светило! — вступилась за Хуана Батутовна. — Последнюю рубашку отдаст, между прочим.
— Кстати, мне нужна еще одна рубашка, — оживился Данила. — Солнце у вас тут адское, все руки себе сожгу.
— В своей походишь, не бомж, — отрезала Пелагея.
— Тебе же придется чаще стирать. — Агроном запихивал в беззубый рот кусок пирога с хрустящей корочкой.
— Ага, щаз, — Батутовна аж подпрыгнула от возмущения, — обстирывать тебя я не буду. Ты мне никто и звать тебя никак.
Вечером, застелив бывшему возлюбленному постель в маленькой мансарде, она спустилась на крыльцо, где курил зять.
— Анатоль, кажется, мы сделали большую глупость, — сказала теща без тени иронии. — Этого упыря нужно отправлять назад.
Генерал выпустил белую струйку дыма, которая нехотя растаяла в сером воздухе:
— Попробую с ним поговорить по-мужски.

Глава 21
Баттл не по плану

Разговор «по-мужски» не привел ни к чему. Доводы Красавцева о том, что, мол, не сложилась встреча, не оправдались надежды, не случилось всплеска чувств, на Данилу Константиновича не подействовали. Как и обещания купить ему билет обратно в Курумкан за счет принимающей стороны.
Агроном вообще оказался интересным персонажем. Он не обижался, не расстраивался, не рефлексировал, «не парился», как говорил Андрюша. Но и переживания других людей его не волновали абсолютно. Данила жил своей жизнью, и если ему захотелось погостить у подруги молодости, ничто не могло этому помешать.
Забайкальский буддист вел себя свободно и раскованно, будто оплатил курортный отель. Он с удовольствием и много ел, был разговорчив, даже когда все раздраженно молчали, подолгу гулял в лесу, наблюдал за Анатолем, копающим огород, иногда помогал, но чаще давал советы.
Батутовна с ужасом подумала, что, оказывается, Бог не проклял ее, а наградил, дав в мужья бесноватого Оболенского. С агрономом, с его токсичным оптимизмом и игнорированием чужих проблем, безграничным жлобством и гребаным долголетием, она сошла бы в могилу гораздо раньше.
Пелагея искренне жалела безвременно почившую его жену и понимала детей с внуками, которые уехали от деда подальше в Центральную Россию, не навещали, не звонили, не писали.
Как-то за обедом Данила Константинович поведал, что перед смертью наказал свою супругу.
— В смысле, наказал? — изумился Красавцев.
— Лишил ее пенсии.
— Чьей?
— Своей и ее собственной.
— За что?
— За транжирство.
Все одновременно перестали жевать и уставились на агронома.
— С вами рядом, оказывается, можно транжирить? — съерничал Андрей.
— Я двадцать лет откладывал деньги на похороны. Прятал их в чемодане, который лежал на антресолях. Далеко так лежал, с табуретки рукой не дотянешься. И вдруг однажды вижу — пыль наверху как-то странно стерта. Я — в чемодан, а там лежат какие-то мелкие купюры, а полумиллиона нет. Оказывается, она их изъяла и купила себе шубу с сапогами. А мне сказала, что премию дали!
— Шубу за полмиллиона? Из шкуры дракона? — поперхнулся Андрюша.
— Ну, это в конце девяностых было, перед дефолтом. Деньги другие, молодой человек.
— Так и молодец, что потратила. Они бы в пыль превратились, — фыркнула Батутовна.
— А когда жена померла, хоронить-то мне ее не на что было! — возмутился Данила.
— Так она же после дефолта померла, все равно твои миллионы обесценились! — Пелагея дала себе слово не реагировать на болтовню агронома, но снова не сдержалась.
— Нет, она прямо перед кризисом умерла, я бы сумел на эти деньги ее достойно упокоить, — в голосе старика была досада.
— Вот бедняга, даже не успела шубу с сапогами поносить, — посочувствовал Хуан.
— Я их сразу спрятал, чо добро снашивать, — сказал Данила Константинович и тут же сменил тему: — Вот ты, Пелагея, зачем пироги с корочкой делаешь? Не по зубам мне они, жесткие очень.
— Ах ты, мразь! — Батутовна схватила старое вафельное полотенце и набросилась на деда: — Это ты ее в могилу загнал, не дал поносить меха, не дал в красивой обуви понежиться. Гнида ты позорная! Уезжай, ненавижу тебя!
Она лупила Данилу что есть мочи, и если бы в руках ее оказалась не тряпка, а какой-нибудь твердый предмет, забила бы мужика до смерти.
— Да остановите ее! — визжал агроном. Из однозубого рта во все стороны летели куски пирога.
Батутовну остановили. Анатоль вырвал из ее рук полотенце, намочил и положил на морщинистый лоб. Бабка рыдала. Испанец накапал в чашку валокордина и влил ей в рот. Андрюша взял за грудки Данилу Константиновича, вытащил в коридор и прижал к стене. Под их ногами путались повзрослевшие рыжие котята.
— Дед, вали отсюда! — процедил он сквозь зубы. — Ты че, не видишь, тебе здесь не рады. А бабуля моя ножом мужа своего убила. Если ненароком тебя прирежет, мы рыдать не будем, закопаем в лесу — никто и не хватится.
Агроном пнул тапком котенка, угомонился, стих, но не уехал. Поднялся к себе в мансарду и переждал катаклизм. На ужин не пришел, а утром за завтраком был свеж и улыбчив как ни в чем не бывало.
В минувшую ночь же Батутовна сама чуть не отправилась на тот свет. Давление зашкаливало, ноги и руки дергались в конвульсиях. Хуан вколол ей диазепам, генерал остался у постели и менял тряпку со льдом на голове. Спустя пару часов черешневые щеки Батутовны побледнели, она вцепилась в ладонь зятя и поднесла ее к губам.
— Прости меня, Анатоль… — прошептала теща. — Я так тебя люблю, так люблю…
У Красавцева от неожиданности подкатил ком к горлу.
— Да и я вас люблю, мама… — засмущался он.
— Я буйная, ты знаешь…
— Ну, не без этого…
— Все время хочу доказать, что ты мне — не командир…
— Да я и не командир вам, мама…
— Да ты настоящий командир, настоящий генерал, лучше тебя нет на этом свете… — Батутовна целовала руку зятя, по морщинам на шею стекали горячие капли.
— Вот те на, — у Красавцева тоже навернулись слезы, — Батутовна, не говорите того, о чем пожалеете…
— Нет, Толя, все, что бы ни было потом, знай — правду я сказала именно сейчас.
Бурную ночь рассвет стер мокрой тряпкой. Утро просыхало, искрилось, обещало хороший денек. Анатоль спал, а Пелагея, так и не задремавши, вышла кормить звериную компанию. Налила кашу с мясом в кастрюлю Хосе, наварила рыбы кошке и ее выводку. На запах пришел Рафик, ласковый, как теленок, обвил хвостом ее ноги с набухшими венами. Ли́су она дала самый лакомый кусочек — сырое куриное бедрышко. Он схватил его зубами и убежал на задний двор делать заначку.
«Не голодный, значит, — подумала бабка. — Хуан уже с утра покормил».
Она села в кресло-качалку рядом с крыльцом и разомлела под солнцем. Неожиданно вышел агроном.
— Ну что, всех покормила? — Он явно намекал, что пропустил ужин и страшно голоден.
— А тебе чего? — огрызнулась Батутовна. — Хочешь жрать, продукты в холодильнике.
— Ты вот что, — замялся Данила, — ты кошек из дома выброси, у меня на них аллергия.
— Да я по такому случаю еще с десяток заведу, — хмыкнула Пелагея, — лишь бы ты уехал.
— Не надо меня гнать. Я все равно никуда не поеду. Мне там одиноко, а здесь хорошо. Что бы вы ни говорили. Хочешь, блинов испеку?
— Пеки, черт с тобой.
Батутовна не понимала, что испытывает к этому человеку: жалость, отвращение, обиду, и пока мысли ее плутали в тумане, она сомлела и захрапела на весь Остров под теплыми лучами.
* * *
Бунтарская природа бабки не давала ей расслабиться. Коль Красавцев был объявлен любимчиком, воевать с ним стало неприлично. Хуана она обожала, Андрюшку боготворила. Оставался один агроном.
Повод для драки должен быть случиться со дня на день. И Данила Константинович не подкачал. Как-то утром хозяева не обнаружили в доме кошек. Хосе при этом рвался с цепи и скулил, будто пытался о чем-то сообщить.
Батутовна смекнула сразу.
— Где кошки, козлина? — навалилась она грудью на агронома.
— Их больше здесь не будет, — заявил дед.
— Куда ты их дел, живодер? — заскрежетала она зубами.
— Собрал в мешок и унес в лес. Пусть волки их сожрут. Дом — не место для животных.
Красавцев, не поверив своим ушам, поднял на деда руку. Тот подпрыгнул и ловко увернулся. Косой удар пришелся по уху.
— Быстро веди туда, куда отнес.
— Не помню, не пойду, — заупрямился Данила.
— Спусти Хосе, он их найдет, — сообразила Батутовна. — И беги в лес, Анатоль! Пропадут, сиротинушки мои!
Теща явно включила актрису. Она, конечно, привыкла к кошкам, но назвать их сиротинушками — было очень художественно.
Красавцев отстегнул карабин от будки, и они с собакой, пройдя мимо дома Хуана, взяли зоолога с собой. Рафик возглавил процессию, он бежал впереди всех, ведя носом по земле, оборачиваясь и нервно тявкая.
Идти пришлось и вправду далеко. Анатоль кричал на весь лес «кс-кс-кс», но ответа не было.
— Они погибли, — заключил испанец, — если этот урод завязал их в мешке, то волки позавтракали за милую душу.
Анатоль опять подавился комком в горле. С возрастом он становился крайне сентиментальным.
Наконец Хосе раскатисто забулькал-закашлял. При его размере любой звук, выходящий из горла, был похож на драконий рык. На лай откуда-то из кустов вырвалось истошное «мяву».
— Шалавушка, девочка моя, кс-кс-кс, — завопил генерал.
Красавцев с Хуаном кинулись в густой подшерсток леса, продираясь сквозь кусты и оставляя на корявых ветках куски одежды.
— Кс-кс-кс, — шипели оба, пока заветное «мяву» не раздалось совсем рядом.
— Моя куколка, — Анатоль раздвинул осоку и обнаружил Шалаву с двумя котятами, которые вжались в материны бока.
Громадными ладонями он заграбастал кошку и запихал ее под драную джинсовую куртку. Котят по карманам рассредоточил Хуан.
— Молодец, прогрызла мешок, убежала. Ищем еще троих, — скомандовал испанец собаке и ли́су.
Те уже метались по траве, показывая, что оставшиеся дети где-то рядом. Двоих обнаружил Рафик, они сидели перепуганные под корнями деревьев. А о находке третьего оповестил Хосе глухим отчаянным воем. Когда все подошли, обезумевший пес облизывал разорванное тельце полосатого малыша.
— Ястребы порвали или лисы, — тихо сказал Хуан. — Оторвался котя от мамки…
Хосе не хотел верить в смерть маленького друга и в зубах потащил его домой.
Процессия вернулась к вечеру. Батутовна, осознав потерю, схватила грабли и жахнула тыльной их стороной по спине агронома.
— Сссука, сгубил живую душу! — взвизгнула она.
Обалдевший Данила схватил метлу с жесткими прутьями и двинулся в атаку на бабку.
— Остановите ее! — вновь заорал дед, но никто не двинулся с места.
Красавцев взял лопату и вместе с Хосе пошел на гору хоронить котенка. Хуан кормил куриным фаршем усатое семейство, оставшееся в живых. Андрюша включил камеру и начал отстраненно снимать битву для соцсетей. Он назвал ее в духе времени: «Бабуля жжет». Никому и в голову не пришло защищать агронома. В том, что повержен будет именно он, а не Батутовна, сомнений не было.
Пелагея размахивала граблями, как палкой-дзё в айкидо — отчаянно и молниеносно. Железный наконечник с зубьями поддавал противнику то под лопатки, то по коленям, то по ягодицам. Метла агронома была лишь оружием защиты, изредка он отбивал удары бывшей возлюбленной, но все больше старался просто под них не попасть.
— Ну что, буддийская харя, единоборствам тебя не научили? — вопила бабка, орудуя свистящими в воздухе граблями.
— Пощади, дура! — кричал агроном. — Удар ведь тюкнет, первая сдохнешь!
— Как бы не так, — давилась одышкой Батутовна. — Со мной генерал не мог тягаться, а тебя-то, моль, я враз раздавлю!
Данила мечтал бы превратиться в моль и слиться с землей, но по факту скакал, как ворона, высоко задирая ноги. Наконец он, чертыхаясь и матерясь, в несколько прыжков достиг беседки и забился под стол. Ближайшая табуретка стала для него щитом. Батутовна потыкала в нее гребенкой граблей, но поняла, что бой в полуприседе, или в «плие», как сказали бы цирковые артисты юности, ей уже не годам.
Пелагея грузно опустилась на вторую табуретку и наклонилась к агроному:
— Все равно убью тебя, слышишь! Вали в свой дацан, пока жив.
Она пнула ногой под столом, попав Даниле куда-то в подбородок. Старик внезапно вцепился единственным зубом в ее лодыжку. Батутовна взвизгнула и упала в обморок. Андрюша выключил камеру.
— Хуан, бабуля победила, но, похоже, ранена. У тебя есть противоядие от укусов?
Испанец уже стоял рядом с чудесным медицинским чемоданчиком.
— Первая помощь? — уточнил Андрей, вместе с зоологом укладывая Батутовну на садовый лежак.
— Первая, она же вторая, она же реанимация, она же прозекторская, — устало ответил Хуан, накладывая марлю с нашатырем на бабкино лицо.
— Как же ты хорошо знаешь русский! — восхитился Андрюша.
— Да я уже по-испански начал говорить с акцентом. — Зоолог ввел бабке в вену успокоительное. — Сорок уколов от бешенства не потребуется, — добавил он. — Зуб тупой, кожа от укуса не повреждена.
— А мне кто окажет помощь? — проблеял Данила Константинович из-под стола. — Я многократно ранен граблями.
— Вылезай, — зоолог оказался редким гуманистом. — Протру тебя, падлу, водкой.
Агроном кряхтя вылез, снимая майку и демонстрируя на спине параллельные царапины от железной гребенки. Но все же главный сюрприз он приготовил на потом.
Когда с кошачьих похорон вернулся Красавцев, Данила сунул ему под нос кулак:
— Вот это видел? Теперь не расплатишься!
Данила разжал пальцы. На ладони лежал его единственный желтый зуб, не выдержавший соперничества с лодыжкой Батутовны.

Глава 22
Челюсти

Вспоминая затем этот безумный год, Хуан не переставал удивляться генералу.
— Толя, вот какого хера ты оплатил ему вставную челюсть? — вопрошал обрусевший испанец за бутылкой водки, чокаясь с другом граненым стаканом.
— Да черт его знает… Приставучий, гад, оказался… — отвечал Анатоль, закусывая синеватым соленым огурцом, — стыдно как-то стало перед ним…
— Стыдно? — возмущался зоолог. — Уму не растяжимо…
— Непостижимо… — автоматически поправлял Красавцев. — Думал, а вдруг он поумнеет, к Батутовне будет добрее, благодарнее, что ли…
— Знаешь, как это называется? — Хуан двумя пальцами пытался в трехлитровой банке маринада выловить помидорину.
— Ну?..
— Ген Рафаила! Ген, провоцирующий самоуничтожение: доверять тем, кто несет тебе зло! Болезни! Смерть! — горячился испанец.
— Ой-ёй-ёй, — передразнил его генерал. — У нас у всех тут ген Рафаила. У тебя, что ли, его нет? Ты сам лечил ему ссадины, сам спасал от сердечного приступа. Да фиг бы с ним! Тебе Академия наук платит? Нет! А ты продолжаешь изучать своих несчастных лисиц!
— Я люблю их, — тихо сказал Хуан, поглаживая Рафика, который клубочком свернулся у него на коленях.
— Да я тоже люблю твоих лис. — Анатоль разлил остаток бутылки. — Давай выпьем за их здоровье…
* * *
Пока агроном вставлял зубы за деньги Красавцева, наступила зима. Уезжать он не собирался, хотя еще несколько раз проиграл битвы Батутовне. Сначала схлопотал за то, что вынес на помойку ее банки и пакеты (тут Анатоль просто сиял, наблюдая за их сражением), затем за то, что сжег черенки винограда, перепутав их с дровами (вновь получил от генерала по уху), и, наконец, когда решил подлизаться к Хуану и вымыл его чашки Петри с изучаемым материалом.
— Они же пахли говном, — оправдывался агроном, удирая по сугробам и роняя валенки.
Зато когда Данила Константинович окончательно вернулся из города с полным набором зубов во рту, он выдвинул ультиматум:
— Теперь за каждый пинок вы будете платить мне стоимость одного зубного протеза. И вообще, я у вас здесь многого натерпелся. Еще раз эта женщина нападет на меня — заявлю в полицию.
Наличие вставной челюсти, казалось, сделало агронома неуязвимым. У него появилось оружие и одновременно оберег. Вечерами он гулял в зимнем лесу с таким спокойствием, словно мог перегрызть глотку волку. А днем рыбачил недалеко от берега. До конца марта вокруг его лунок держался толстый лед, но за одну неделю потепления он резко расслоился, истончился и образовал овальную полынью.
— Ваш дед зря рыбачит на весенней реке, — предупреждала Батутовну маникюрша Адель Петровна, — провалится, не спасешь.
— Пусть провалится, — отмахивалась бабка, — надоел, паскуда.
В эти моменты глаза ее округлялись, морщины лучеобразно сходились к поджатым губам. Пелагея злобно зыркала в сторону реки и тыкала указательным пальцем в воздух.
— Черт вас разберет, — пожимала плечами Адель, — ведьмака старая. То прихорашивается к приезду жениха, то смерти желает…
Наконец агроном провалился. Случилось это в среду, на закате. Смотал удочку, закинул на спину рюкзак, взял пластиковое ведро, на треть заполненное мелкими карасиками, — и поскользнулся. Рухнул в воду, проломив хрупкую пленку льда. Начал барахтаться, но только еще больше раскалывал ледяную скорлупу вокруг себя. Утопил ведро. Обезумевшая рыба, не поверив счастью, кинулась во все стороны. Хриплое «помогите!» первой услышала как раз Адель Петровна. Ее окна выходили на Волгу. Заорала сама, выскочила на улицу, прижимая плечом к уху мобильник и набирая Красавцева. Телефон заверещал вместе с появлением Адели на пороге.
— Дееед тооонееет, памагитеее! — кричала она одновременно в трубку и в воздух. — Тоонеееет!
Анатоль стоял в своей комнате в пижамных штанах и примерял на майку забытую куртку. Эта вещь давно висела в шкафу и была дорогим подарком Олеськи на фарфоровую свадьбу. Тончайшая черная замша, подбитая шиншилловой подкладкой, кроилась строго по фигуре генерала. Обмерять его приезжала известная в кругах шоу-бизнеса московская меховая швея. Куртка пахла деньгами и роскошью, но не сходилась на животе. Красавцев вертелся у зеркала в шкафу и так и эдак, пытался напрячь пресс, втянуть пузо, однако результат был прежним.
За этим занятием его и застала Адель. Она на секунду заткнулась, впервые увидев генерала в дорогой одежде, а затем сдавленно произнесла:
— Дедок ваш тонет…
Анатоль сорвался в чем был, по ходу движения лишь натянул валенки. Вслед ему с крыльца доносились вопли Батутовны:
— Хрен с ним, с агрономом, куртку… куртку не утопи!!!
Данила Константинович из последних сил держался в ледяной воде. От берега — метров двести.
Красавцев, скользя по поверхности реки фигурным шассе [13], максимально близко подобрался к полынье и, сняв на ходу куртку, лег на живот. В майке и кальсонах по-пластунски добрался до края льда и кинул в сторону утопающего шиншилловую кожанку. Дед уцепился за нее синими руками. Анатоль, постепенно отползая, начал тащить агронома из воды. Куртка натянулась и треснула. Данила впивался локтями в лед, но тот крошился, увеличивая полынью.
На берегу собралось полдеревни. Двое мужиков в телогрейках кинулись на помощь, легли гуськом, друг за другом и тянули Анатоля за валенки. В какой-то момент дед ослабел и бросил куртку, Красавцеву удалось схватить его за подмышки. К двоим помощникам присоединилось еще трое. Молитвами рафаиловцев, половина из которых снимали экшн на телефон, агронома вытащили из воды. Белого, замерзающего, без зубов.
— Где челюсть, урод? — У генерала трясся подбородок, майка порвалась, грудь была расцарапана острой теркой льда.
— В карр-ммма-нне, — прошамкал дед.
Челюсть — единственное, о чем думал агроном, теряя сознание в волжской воде. Зубы — ровные, унитазно-белые — он, утопая, успел вытащить изо рта, сунуть в карман охотничьих брюк и намертво застегнуть молнию.
* * *
Вопреки предсказаниям добрых соседей Данила Константинович не просто выжил — даже не заболел. Неделю попил водки с перцем, поел сальной кулебяки, вставил челюсть — и был как новенький. А вот Красавцев схватил жуткую пневмонию. Выхаживал его Хуан, колол антибиотики, растирал грудь барсучьим жиром.
— Вот шайтан буддийский — и не обморозился! — причитал испанец, вливая с ложечки в рот генерала куриный бульон. — Это же научный феномен! Бери с него пример, Толя. Обидно будет, если он выживет, а ты оттопыришься.
— Выживу, чтобы удушить его за куртку, — обливаясь потом, прошептал Анатоль.
Куртку тем временем реанимировать не удалось. Батутовна пыталась высушить ее, расчесала крупной гребенкой шиншилловый мех. Но тщетно. Замша стала похожа на картон, пошла пятнами, потрескалась и стояла горбом. Пелагея совала ее под нос агроному и шипела:
— Ответишь за вещь, козлина вонючая, — осознавая в душе, что ЭТОТ не ответит никогда.
* * *
Некие угрызения совести агроном все же испытывал. Пока Анатоль болел, пытался быть полезным — помыть полы, пропылесосить ковры, напечь блинчиков. Блины у него были отменные: тонкие, эластичные, в меру сладкие. Батутовна закатывала в них прокрученное, пережаренное с луком мясо и ворчала: «Знаешь, идол, чем вину загладить». Даниле было приятно, в сущности, он хотел быть хорошим. Однажды вернулся с прогулки загадочный и потряс в воздухе холщовым мешком.
— Это тебе, Толя, вместо куртки! Возмещение ущерба, так сказать.
Компания ужинала, собака лежала под столом на спине, сверкая бубенцами, густо намазанными «Алюминиумом плюсом». Кошки сидели на коленях у каждого из членов этой странной семьи. Рафик, развалившись, нежился на диване. Агронома воспринимали уже как нечто неизбежное — мороз, ветер, слякоть, грязные лужи.
— Что у тебя там? — без особого интереса спросил Анатоль.
Старик, обнажив в широкой улыбке зубы, развязал мешок. Оттуда хлынул тошнотворный трупный запах. Агроном запустил поглубже руку и вытащил за хвост две лисьих шкуры: хороший нелинялый серебристый мех скрывал плохо выделанную кожу, с остатками мяса и костей в лапах. Хуан поперхнулся и в ужасе закрыл рот руками.
— Где взял, гнида? Сам убил?
— Нееет, чем я убью, у меня и ружья-то нет. Купил! По дешевке.
— У кого?
— У одного хорошего человека. Он, меж прочим, в лесу живет, в берлоге, сам охотится, сырое мясо ест, а шкуры продает, ну чтоб соль-сахар себе купить, все такое… Он сказал, подчистить шкуры, подсушить — и запах выветрится.
— Как зовут его? — Испанца колотило.
— Рафаил, кажется… Он этот, татарин вроде…
Генерал с Хуаном переглянулись.
— Похоже, вернулся… — побелел Красавцев.
— Да кто? — наивно спросил агроном.
— Раф Баилов — беглый зэк, за убийство срок мотал.
Старик осунулся и начал запихивать шкуры обратно.
— Я это… — потупившись, произнес он, — я адрес ему сказал. Показал, где мы живем. Он все про тебя, Анатоль, спрашивал. Да про жену твою, Олесю. Говорил, что благодарность у него имеется. Хочет лично ее выказать. Придет как-нибудь…
Тут уже затрясся Красавцев. Он вскочил, опрокинув табуретку, и двумя мощными пальцами сжал куриную дедову шею.
— Ну все, Данила Константинович, тебе конец. Теперь он нас всех перережет, как этих лисиц. Это я его в свое время посадил, понятно? Жену мою он любил. Ради нее убил человека. И тебя посажу — за сокрытие преступника и пособничество.
Старик побледнел, сделался почти прозрачным, упал на колени, а затем странными прыжками, то на четвереньках, то на двух ногах поскакал по лестнице на свою мансарду. Спустился через полчаса — с чемоданом и двумя холщовыми мешками, связанными между собой и перекинутыми через плечо.
— Ну все, ребятки, я поехал. Загостился здесь. Пока еще снегоходы на ту сторону Волги ходят… А там и до вокзала недалеко. В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше…
Немая сцена, равная той, что играют в гоголевском «Ревизоре», продержалась дольше драматических канонов. Герои застыли на своих местах, будто позировали придворному художнику. Казалось, в воздухе зависли даже крошки, которые Батутовна смахивала тряпкой со стола в пластиковый совочек.
— Так у тебя денег на билет нет, — оттаял наконец Красавцев.
— Ну так давай быстрее, а то я опоздаю, — скомандовал агроном.
— Дай ему, пусть проваливает, — спокойно произнесла Батутовна и вплотную подошла к старику.
— Вишь как, — сказала она, оглаживая его по плешивой голове, — ни тогда ничего не вышло, ни сейчас.
Он поставил чемодан, судя по стуку об пол, крайне тяжелый, скинул неподъемные мешки. Скупо, по-стариковски, обнял Пелагею, зарыл в ее щеку свой острый нос.
— Плачешь? — спросила она тихо, почувствовав своими морщинами горячую влагу.
— Плачу, — всхлипнул он, — вся жизнь наперекосяк. Хотел как лучше… Жену потерял, тебя вот не уберег…
— Да за меня не переживай. Меня тут, вишь, сколько мужиков берегут. Храни тебя Бог. — Батутовна отстранила агронома и размашисто перекрестила: — А теперь езжай, пока не передумал. Пиши, в этом, в как его — в ВК. Андрюшка мне страничку сделал. Он как увидит, что ты написал, — все мне доложит.
Красавцев сунул в руку Даниле пачку пятитысячных, дед суетливо спрятал ее во внутренний карман пиджака, накинул дубленку, подаренную генералом, надел новую шапку из овчины, совсем не ношенные Андрюшины берцы на меху, накинул на плечо мешки, взял чемодан и вышел на крыльцо, хлопнув дверью.
— Может, его проводить? — спросил Хуан.
— Свят, свят, свят, не дай бог, вернется! — замахала руками Батутовна. — Полтора года прожил, вон какие мешки насобирал. Что в них — поди отгадай. Скатертью дорога…
* * *
И все-таки у Данилы Константиновича оказался один провожатый — любопытное солнце. На этот раз мартовское, закатное. Оно проложило бордовую дорожку по тающему волжскому льду, будто указывая катеру на воздушной подушке, куда держать путь.
Агроном вошел в маленький салон, сел у окошечка и уставился на опасную, с темными пятнами реку. Волга его пугала, гнала, выдворяла из своих пределов. Это была другая река. Не та, что встретила его летом. Не та, какую он помнил зимой. Жизнь виделась чистым холстом, на котором он, буддист Данила, снова рисовал водой. Не ради результата, а только во имя процесса. А процесс был — новый дом, новые люди, новые ощущения, новые шмотки, новая челюсть…
Старик улыбнулся во весь рот, и солнце сквозь проталину на потном рисунке иллюминатора скользнуло по керамическим зубам перламутрово-розовым фломастером.

Часть 3
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Глава 23
Вертухай

— Так я много о тебе не знаю? — Хуан с Анатолем, как всегда, коротали зимние вечера за бутылью самодельного вина в непрогретом доме испанца.
— Да я сам многого о себе не знаю, — отвечал генерал. — Иногда не понимаешь, почему тебе был послан именно этот преступник, а не иной. Почему одного ты просто чуешь, как лис чует мышь под снегом, а логику другого не можешь понять никак.
— Выходит, Рафаил, в честь которого вы, русские, назвали ни в чем не повинный остров, твой знакомый? Ты его упек в тюрьму?
— Я… — Красавцев чесал ногой в шерстяном носке пузо дремавшего Хосе. — Только вот выяснилось, что если б не это чудовище, я не женился бы на Олеське.
— Да ладно…
— А связующим звеном между нами стал ее отец — муж Батутовны…
— Он же давно как помер, когда вы познакомились!
— Вот такая херня, брат! И еще невообразимее — истоком всей истории оказался мой отец!
— Вечер перестает быть томным, так у вас говорят? — Хуан подпер подбородок кулаком и приготовился к интеллектуальной закуске под виноградное пойло самого загадочного генерала в его жизни.
* * *
Работая надзирателем, Алтан Оболенский испытывал целую гамму эмоций. Это и превосходство над теми, у кого не дрогнула рука всадить нож в спину себе подобного или задушить его проводом. И чувство страха, что сейчас в автозаке [14] начнется бунт, а его порежут на мелкие кусочки. И зависть к людям, которые смогли угодить собственным Бесам, дали им волю, напоили кровью, накормили человеческим мясом. В общем, Алтан ненавидел зэков и одновременно бескрайне их уважал.
В тот год он часто в составе конвойной роты сопровождал одних и тех же заключенных — возил из колонии на стройку жилого комплекса и обратно. В компании из десяти зэков был один — узкоглазый, но с огромными черными зрачками; покрытый рытвинами оспин, как рваным одеялом; беззубый, кашляющий кровавыми сгустками. Страшный настолько, что Бес Алтана под его взглядом становился маленьким Бесенком и просился на ручки. А смотрел узкоглазый на него часто и пристально, будто пытаясь на расстоянии установить контакт, передать какую-то мысль.
В один момент, из клетки внутри крытого грузовика, он вытянул руку и бросил в сторону Оболенского заслюнявленную, свернутую в трубочку бумажку. Алтан, сидящий по другую сторону решетки, поднял ее и оскалил зубы.
— Ты это, вертухай… ты — особенный, — прохрипел в его сторону зэк, срываясь на кашель и сплевывая кровь. — Я ж следак бывший, я людей читаю, как тетрадки.
Алтан задрожал и повернул ствол в сторону узкоглазого.
— Да брось, ты скоро уйдешь с этой работы, я чую… А мне отсюда не уйти… Сын у меня есть, пятнадцати лет. Маляву я ему написал, понимаешь? Несколько слов сыну. Найди его, передай. Раф Икарович Баилов его зовут. А жену — Аня. Жене на глаза не попадайся. Лично в руки сыну. И я на том свете тебя отблагодарю. Вот увидишь…
Оболенский сам не понял, как взял из рук зека брошенную бумажку и опустил себе в карман. Конвоир-напарник сделал вид, что ничего не слышал — не видел, уткнулся глазами в пол.
Алтан трясся от страха, с одной стороны, а с другой — ликовал, будто с ним поговорил сам Дьявол. Сам Дьявол с его, Алтановым, Бесом.
Перед воротами колонии с колючей проволоки рубильником сняли ток, грузовик заехал на территорию, зэков развели по баракам, и больше Оболенский своего кашляющего беззубого Дьявола не видел.
Алтан действительно вскоре уволился из тюремных надзирателей и по воле жены пошел учиться на механика. Он долго пытался разыскать этого парнишку, отправлял запросы во все службы и наконец через приятеля в колонии узнал, где живет семья Икара Баилова. Оказалось — недалеко от зоны, на окраине того же Оболтова.
Заключенный и вправду оказался столичным гэбистом, а как его этапировали — надо же, за убийство арестованного! — жена двинулась следом, чтобы быть поближе. Но увиделась с ним лишь один раз. Икар был найден повешенным на решетке в камере, сделал удавку из разорванной робы. Говорят, у него был туберкулез на последней стадии и Баилов облегчил свой уход.
Оболенский долго мучился желанием распечатать заклеенную слюной бумажку, но так и не решился. Несколько раз подходил к двухэтажному дому, где жила семья Баилова, из-за угла видел его статную, очень красивую лицом жену в черном платке и высокого худого подростка — Рафа, которого, держась на расстоянии, провожал до школы. Выяснил, что по пятницам парень возвращается с уроков один, без друзей, и наконец решил к нему подойти.
Но не успел — умер. Точнее, был убит своей женой Пелагеей. Накануне во сне пришел к нему Икар Баилов, с кровавым следом от удавки, с оспинами на лице и черными зрачками.
Алтан от ужаса описался прямо в постель — впервые с младенческого возраста. А Дьявол Икар — злой, веселый и беззубый — сказал ему:
— Не ссы. До пятницы не доживешь. Отдай записку своей Олеське и накажи, чтобы передала моему сыну. Только строго накажи, чтоб не забыла!
Оболенский проснулся в липком поту. Сменил трусы. Умылся. Жена ушла на уроки. Двенадцатилетняя дочка натягивала хлопковые чулки и тоже убегала в школу.
Он подошел, обнял Олесю за плечи и уткнулся в теплый пробор между белыми косичками.
— Красивая ты у меня, Олесюшка!
Она обвила ручками его шею, согнула ноги в коленях и повисла на отце елочной игрушкой.
— И ты, пап!
— Как я тебя люблю! Выполнишь мою просьбу? — Он покачал ее, сгибая сильную шею вправо и влево.
— Конечно, любую! — Олеся не разжимала рук.
— Мамке не скажешь?
— Ни за что!
И Оболенский вкратце, по делу, все объяснил, попросил передать заслюнявленную бумажку мальчику по имени Раф Баилов, проживающему по адресу: улица Островная, дом шесть, квартира пять.
— Запомнила?
— Запомнила.
Ну а, вернувшись после школы, Олеська застала отца мертвым. Или убитым. Она не стала докапываться до истины.
Горевала недолго. Хотя любила его искренне, но и боялась до смерти. Одно чувство обнулило другое, и горечь потери после похорон улетучилась.
Был отец. Красивый. Мощный. Чокнутый. Бесноватый. Ну был и был.
Про послание, конечно, мгновенно забыла. Оно валялось в верхнем ящике стола вместе со всякой всячиной — записочками от мальчиков, открытками от родственников, чумазыми перьями от ручек, огрызками ластиков, камешками, стекляшками, бусинками и всякой другой милой девчоночьей ерундой.
Через несколько лет, когда из школьного барака их с матерью переселили в частный дом, Олеська собрала весь этот мусор в мешок и перевезла в новое жилище. Туда как раз приехал в контейнере ее ученический стол, и, не будучи аккуратисткой, она вновь высыпала волшебный хлам в верхний ящичек.
«Ах, эти ящики, полочки, тайнички. Они единственные умеют запирать на замок время, впитывать его запах, сохранять краски».
Так думала Олеська, приехав в родительский дом после окончания института и трех лет педагогической практики. Она, уже общежитская, городская, нейлоновая, с синими тенями на веках смотрелась в своей вязано-плетеной комнатке немного инородно. Как Достоевский в школьном учебнике — с дорисованными рогами и козлиными ушами.
Батутовна, старомодная и трогательная училка из Оболтово, бегала вокруг дочери, пытаясь угодить блинами и сырниками. Олеська же перебирала тонкими пальчиками с оранжевым маникюром содержимое своего стола, откладывая любовные признания разных лет в одну сторону, а пожелания счастья, здоровья и мирного неба над головой — в другую.
Замусоленная бумажка, свернутая трубочкой, уже готова была полететь в мусорную корзину, но почему-то задержалась в руках недавней студентки.
«Островная улица, дом шесть, квартира пять. Раф Баилов».
Она просто услышала слова отца, сказанные перед смертью.
Вот черт! Олеська покрылась медвежьими мурашками с ног до головы. Не выполнила последнюю папину просьбу!
Совершенно бессмысленно она начала метаться по комнате, подбегая то к окну, то к двери, то снова присаживаясь к столу. Противный, раскатистый звонок возвестил о том, что пришли мамины подруги и время пить чай, сплетничать и цокать языками по поводу дочерней красоты и городских «буржуйских» замашек.
Еле выдержав застолье, Олеська пожаловалась на слабость («ой! не беременна ли») и вернулась в комнату. Включила желтую настольную лампу в форме спутника Земли, достала из пучка волос шпильку и попыталась с ее помощью «размотать» слюнявый рулончик. Руки дрожали, любопытство трепетало в них, как нить накаливания в лампочке. С пятой попытки край бумажки подался, и она ножкой шпильки раскатала «свиток». Убористым почерком, синей шариковой ручкой, на малом пространстве был умещен довольно длинный текст:
«Здравствуй, сынок! Ты родился, когда я уже десять лет просидел в тюрьме. У нас с твоей мамой было лишь одно свидание. Вряд ли нам удастся познакомиться. Скоро я умру. Причиной моей смерти, равно как и заключения, стал человек по имени Иван Михайлович Красавцев, строитель доменных печей. Он живет в Москве. Найди его и убей. Если он уже мертв, найди и убей его сына. Отомсти за меня. Люблю тебя. Папа».
Ровные пронзительные буквы царапали иглой по сердцу.
Олеська испугалась. Начала думать, с кем бы поделиться находкой, но вновь всплывший папин образ в голове отмел подобные мысли.
Ночь провела без сна. Кто этот человек? Что за Красавцев, который его убил? Какое отношение все они имеют к ее отцу? Почему ему важно было передать послание? И вообще, имеет ли вся эта история какой-либо смысл, если прошло уже тринадцать лет?
Утром она задремала, а когда Батутовна разбудила дочь командирским тоном, у Олеськи созрело единственное решение. Нужно идти по адресу, разыскивать парня и выполнять просьбу отца.
Улица Островная была на краю Оболтово. Здесь уже строились новые кирпичные дома, но ряды облезлых двухэтажек тоже продолжали влачить свое существование.
Найти шестой дом было нетрудно, его подъезды раззявили свои рты прямо на улицу, исторгая утробную вонь, замешанную на моче, крысином яде и прогорклом подсолнечном масле. Очевидно, здесь жила самая нищая оболтовская прослойка. С торца дома, рядом с номерной табличкой, коричневой масляной краской были наляпаны пять звезд. Что означало количество ветеранов, проживающих в этих стенах. Звезды рисовались явно без трафарета, нетвердой рукой, видимо, местными пионерами-тимуровцами.
Олеська вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Дверь квартиры номер пять — крепкая, обитая почему-то листовым железом — оказалась прямо перед ней.
«Хоть бы здесь жили другие люди, хоть бы это была ошибка», — Олеську ошпарило потом.
Но дверь открылась, в проеме стоял высокий крепкий парень лет двадцати восьми, весьма яркий лицом, с интересными чертами, какие бывают от смешения национальностей.
— Раф Баилов? — Олеська побледнела и задышала, как рыба, вытащенная из воды.
— Так точно. А вы кем будете, прекрасная ундина? — видно было, что парню не привыкать делать комплименты.
— У меня к вам дело, — пытаясь унять дрожь, прошептала Олеська, — давайте выйдем на улицу.
Они сели во дворе за пустой столик для домино. Ундина — мокрая до корней волос, с капельками, стекающими за воротник платья, протянула ему записку.
Раф прочитал. Не удивился. Долго молчал, пробивая взглядом Олеську, дом на заднем плане, стройку с кранами и экскаваторами, деревья, в общем, все, что загораживало ему горизонт.
От этих зрачков в узких прорезях Оболенской стало совсем плохо. Она расстегнула верхнюю пуговку платья и прошептала:
— Принесите попить.
Баилов ничего не ответил, забрал записку и скрылся в подъезде. Олеська долго не могла понять, что делать дальше, и когда встала, чтобы уйти, вновь столкнулась с парнем. Он вынес полную трехлитровую банку воды. Вцепившись в дно, и без того мокрая ундина сделала глоток и опрокинула на себя оставшуюся жидкость. Скользкую банку подхватил Раф.
— Ты читала записку? — Его глаза резали лазером.
— Читала…
— Откуда она у тебя?
— Тринадцать лет назад перед самой смертью мне передал отец. Назвал адрес, попросил, чтобы я разыскала тебя. А я забыла… Я была в шоке, понимаешь? И только недавно нашла среди других бумаг… Пришлось вскрыть, чтобы понять ее содержание…
Олеська колотилась, будто стояла на электрическом кабеле.
— Не бойся, — взял ее за плечи Баилов, — я тебя не трону. Я вообще еще никого не убивал. Пока…

Глава 24
Любовь

Надо ли рассказывать, что было потом. Когда Олеська давала показания в милицейском кабинете, она подробно описывала последний год их отношений. Но первый…
Мммм… каким же счастливым был первый… Раф работал таксистом, занимался извозом в городе, и у него всегда имелись деньги. Золотые сережки, бирюзовые бусы, шоколадные наборы, пластинки пахучих иностранных жвачек — учительница младших классов чувствовала себя девушкой посольского работника.
Баилов заезжал за ней после уроков на такси, и школа была обеспечена темами для обсуждения на ближайшие дни, четверти, полугодия. Вечерами Раф увозил ее в город. На бешеной скорости они неслись по совершенно темной, неосвещенной дороге, Олеська высовывала из окна руку, и часики, браслеты крутились на ней от ветра, который упирался в ладонь плотным, живым существом, прорывался между пальцев и хлестал по щекам, если она склоняла голову к спущенному стеклу. Раф разгонялся, а потом резко останавливался, визжа тормозами, и Олеська тоже визжала им в унисон. Таксист хохотал, сгребал ее с сиденья, целовал жгучими губами, путался в белых распущенных волосах, а потом вскакивал как ненормальный, вытаскивал свою ундину из машины и на каких-то пахучих лужайках вдоль дороги мял ее в свое удовольствие, воя и рыча, как Бес.
Она не сопротивлялась — страсть была взаимной, всепоглощающей, от земли до небес и обратно. Потом они снова, распухшие от счастья, наполненные до краев друг другом, еле умещались в авто и летели до города. Черная дорога вспыхивала сначала редкими фонарями, потом цепочками лампочек, затем разливалась многоцветьем городской иллюминации и, наконец, горела огнями на главной улице вдоль набережной. Раф со свистом рвал тормоза возле кафе, сажал Олеську за лучший, заказанный с утра столик, и они большими ложками глотали мороженое — по десять огромных шариков каждый, чтобы остудить, охладить, потушить пылающие ссадины любви, такие горячие, такие липкие, такие незабываемые…
Раф нравился всем, кроме Батутовны. Она видела в нем своего Оболенского. Она видела эти крючочки, тонкие, как колючки репейника, за которые в свою молодость зацепилась Пелагеюшка, разорвав в клочья капроновые чулки, сердце и, в общем-то, всю свою жизнь. И еще она видел Беса. Того самого, что жил в ее бурятском принце. Она узнала его лицо, отвратительную рожу с ухмылкой и надменным взглядом. Прямо увидела эту харю сквозь узкие щелки глаз таксиста, в черных, зеркальных зрачках.
— Олесюшка, не пара он тебе. Отцепись от него. Погубит, вот увидишь… — причитала всякий раз Батутовна, видя дочь счастливой.
А уж обсуждение деталей Олеськиных встреч в учительской, тщательное перемывание каждой бусинки в ее дорогом ожерелье ввергали Пелагею Потаповну в жуткую депрессию.
Беды не миновать. Батутовна знала это, но ничего не могла поделать.
* * *
Как ни странно, имея свободную квартиру — мать умерла более десяти лет назад, — Раф не приглашал Олесю домой. Бронированная дверь хранила за собой какую-то тайну. Что было неприятно, нелогично, необъяснимо, но, будучи влюбленной, Олеся спрятала эту реальную дверь за не менее крепкие врата внутри своего сознания.
Врата запирали все, что она не хотела принимать, что не укладывалось в понятную картину мира. Там был уже целый склад подобных вещей, людей, событий, поступков: убитый мамой любимый отец, предательство подруг, грязные приставания директора школы, невозвращенные коллегами долги, записка с просьбой замочить какого-то Красавцева и много всякой шелухи, о которой мучительно вспоминать. Ну еще и эта железная дверь до кучи. Подумаешь, одной дверью больше, одной меньше.
Матери своей Олеська, конечно, ничего не рассказывала — ни о том, что ночуют они у друзей или в стогах сена, если лето; ни о записке, ни о Рафовых обещаниях. А обещал он свозить ее к морю, в Сочи. На целый месяц. В лучший санаторий. Олеська была не против, но не понимала, где возлюбленный найдет деньги. Все-таки это много дороже, чем легенькие золотые сережки.
— Не тужи, — отвечал он, сверкая бесовскими зрачками, — я заработаю. Я знаю, что делать.
Мало-помалу время шло, мерещилась зима, из-за отсутствия площадки для любви, а проще говоря, квартиры, встречаться стало все сложнее, чувства стали угасать. Раф кормил ее мороженым и мечтами о Сочи, но Олеська начала подмерзать. Очевидно, что десерта не хватало. Нужны были основательные горячие блюда. Она чаще стала строить обиженное личико и говорить дерзкие слова. Баилов терпел, утешал, дарил бусики. Но все это уже не работало. Тогда в разгар очередной истерики он дал ей пощечину. Было это на главной площади Оболтово, возле памятника Ленину, перед зданием администрации. Олеська отлетела, как теннисный мяч, поддетый ракеткой. Метров на пять. Она знала, что Раф сильный, крайне сильный. Но в эту минуту ее ударил не Раф. Это был кто-то намного более хищный, могучий, злой, не имеющий человеческого облика.
Олеська вспомнила слова матери, и ужас затмил боль от затрещины. Она была слабее мамы, она не смогла бы метнуть нож в Рафа Баилова.
Тот подошел, подал ей руку. Олеся хотела его оттолкнуть, но страх не позволил. Она протянула ладошку, и Бес рывком поставил ее на ноги. Ундина отвернулась. Он притянул к себе, обнял и прошептал прямо в ухо:
— Вот видишь, что бывает с девочками, которые капризничают…
* * *
Этот случай вместе с запиской и кованой дверью попал в ту же темную комнату, под тот же тяжелый замок, который в мозгу блокировал все Олесины «непонятки». Она не стала разбираться, кто прав, кто виноват, просто кинула все на заброшенный чердак своего сознания.
Отношения наладились, зима худо-бедно прошла, весна припудрила синяки и отеки на людских лицах, подкрасила губки измученной земле тюльпанами и бордовыми пионами.
Как-то вечером Раф подъехал на своем такси к школе, вышел, открыл дверь перед Олеськой, церемонно посадил ее на переднее сиденье.
— Странный запах, — покривила носом Олеська.
— Все для тебя, — Раф сделал широкий жест, обращая внимание на внутреннее убранство салона.
Олеська ахнула. Задние сиденья, коврики, передняя панель, коробка передач желтой в шашечку «Волги» были усыпаны лепестками роз. Густо, в несколько слоев.
— О боже! — прошептала Олеська.
— И это для тебя! — Раф веером разложил на ее коленях красные банкноты. — Здесь Сочи. И Гагры. И Крым. Все, что ты захочешь.
— Но ведь море еще холодное…
— А мы нагреем его своей любовью, — целовал ее волосы Баилов. — Поедем прямо сейчас, проведем там целое лето.
Олеську вдруг затошнило. Лепестки роз пахли упоительно, но сквозь них прорывался еще какой-то запах, провоцирующий рвоту.
— Я бы с удовольствием, Рафчик, — сказала она, бледнея. — Но мне никто не даст отпуск в конце учебного года. Давай дождемся хотя бы июня.
— Увольняйся, — приказал Баилов. — Завтра утром уволишься, а вечером уже понесемся по трассе.
— Что за спешка? — возмутилась Олеська. — Почему ты так давишь на меня? Дай мне спокойно завершить дела!
— Издеваешься? — взревел таксист. — Мы мечтали об этом с первого дня знакомства! Ты хоть что-то сделала ради этого? Хотя бы пальцем пошевелила? Это я заработал деньги, я пахал по ночам после смены, мотался в город каждый день!
— Да к черту твои Сочи! — зарыдала Олеся. — Уже не хочу никуда ехать! Оставь меня в покое!
Она инстинктивно закрыла голову руками и была права — удар кулака обрушился сверху на темечко, но попал на тыльную сторону ее ладоней.
Олеська рванула дверь, чтобы выскочить из машины, Раф схватил ее руку, передавив сосуды и вызвав болевой шок.
— Помогите!!! — заорала она не своим голосом в открытое окно.
От неожиданного крика Баилов на секунду ослабил пальцы, и Олеська вырвалась из салона. На ее счастье, мимо шла компания крепких мужиков, она просочилась сквозь них и через двор понеслась на параллельную улицу. Чуть не попав под машину, остановила взмахом руки какую-то белую «копейку» [15] и назвала адрес матери.
— Что с тобой, красавица? — изумился белобрысый водитель. — Ты от преступников скрываешься?
— Поссорилась с парнем, он взбесился, — Олеся показала свое плечо с бордовым кровоподтеком. — Умоляю, проводите меня до самого крыльца!
— Да с радостью, и денег не возьму. Давай завтра встретимся?
— Хорошо, хорошо, встретимся, только проводи до дома…
* * *
Впервые в жизни Олеська выложила матери все. И про записку, и про дверь, и про рукоприкладство Рафа. Рыдала у Батутовны на коленях, целовала ее руки, обнимала, гладила увядающие щеки и плечи.
— Мамочка, я боюсь… Помоги, мамочкаааа…
Пелагея отреагировала резко.
— Завтра едем в город, в управление милиции, или как его там! Только попробуй пожалей своего любовничка! Расскажешь им все как есть!
В пять утра они уже тряслись на первой электричке. В семь добрались до здания управления и отдела по борьбе с организованной преступностью.
— Мама! Ну зачем сразу в ОБОП? Он же просто меня ударил! — Олеська, как и предполагала мать, пошла на попятную.
— Молчи! Со следователем будешь разговаривать!
Батутовна прислонилась к высокой дубовой двери с тяжелыми ручками в решимости не пускать в здание никого. В восемь ноль-ноль пошли люди. Они не обращали на двух женщин никакого внимания, отодвигали Пелагею Потаповну, как пыльную штору, и открывали дверь.
— Вам нужно в отделение милиции по месту жительства, — объясняли самые терпеливые, на ходу выслушивая сбивчивый рассказ Батутовны. — Вы из Оболтово? Значит, езжайте в Оболтово!
Но Пелагея не унималась и вновь кидалась ко всякому входящему в ноги. Олеська стояла в двух шагах, зареванная, с размазанной тушью по лицу. Ей было невероятно стыдно за себя и мать.
Наконец, часам к девяти, к двери подошел красивый мужчина в штатском, явно начальник, лет сорока, с градуированной сединой в висках и умными глазами. Он выслушал Батутовну очень внимательно, оглядел с ног до головы Олеську и пригласил войти.
Проходя по коридору, заглянул в кабинет, где люди толпились, как жуки в банке:
— Смелянский, зайди ко мне! Кажется, у тебя сегодня счастливый день!
В приемной пахло хорошим кофе и духами. Секретарша подобострастно улыбалась. Олеська вытерла слезы, Батутовна ей подмигнула — мол, не зря унижались, попали куда надо. В кабинете был овальный стол, но начальник пригласил к маленькому прямоугольному, что стоял в углу. Рассевшись, они оказались так близко друг к другу, что каждый чувствовал дыхание соседа. У Смелянского изо рта пахло дешевым табаком. У хозяина кабинета — мятной жвачкой и здоровыми зубами. Секретарша принесла всем кофе с молоком и сахаром. Олеська хлебнула и сразу расслабилась. Она почувствовала себя в безопасности и подумала вдруг, что вообще не хочет выходить из этой начальственной комнаты.
— Оперуполномоченный Олег Смелянский, — представил молодого коллегу красивый мужик, — а я — подполковник милиции Анатолий Иванович Кьясавцев.
— Как? — вдруг вскочила со стула Олеська.
Батутовна раздраженно одернула ее за юбку — «сядь!».
— Простите, как ваша фамилия? — заикаясь, просипела молодая учительница.
— Кррасавцев! — повторил за начальника Смелянский. — Анатолий Иванович Красавцев, подполковник, — произнес следак буквально по буквам.
— А вашего папу звали не Иван Михайлович? — совсем тихо спросила Олеська.
— Иван Михайлович, но, судя по вашему возрасту, сударыня, вы с ним вряд ли могли быть знакомы, — распушил хвост подполковник. — Хотя можем поговорить об этом позже.
Ему явно нравилась светловолосая зареванная деревенская девчонка.
— Итак, к делу, рассказывайте, кто вам угрожал.
— Да мне не угрожали, — замялась Олеська.
Ее буквально разрывало на куски. Она собиралась предать человека, который сделал для нее все. Зачем она психанула? Ну, поехали бы в Сочи, плескались в море, были бы счастливы…
Олеська опять заплакала:
— Я не могу, простите…
— Я могу, — подхватила Батутовна. — Парень, с которым она встречается, очень странный. С одной стороны, любит ее до смерти, ничего для нее не жалеет, с другой — потенциально опасен. Ударил ее два раза со всей дури, силой решил увезти на юга, денег откуда-то у него взялась тьма-тьмущая. И главное — в квартиру свою, где проживает один, ни разу за два года не пригласил. А дверь там железом обшитая, будто скрывает за ней чего. Правильно я говорю?
— Да, — всхлипнула Олеська.
— Мы не хотим ему зла, — продолжила мать. — Но и помыкать своей дочерью я не дам. У меня муж похожий был — горя с ним хлебнула. Проверьте его, кто он такой, откуда деньги берет. И пригрозите — пусть отстанет от моей девочки. Мы сами на моря наберем денег, нам чужого не надо! Верно, дочь?
— Да, — проблеяла Олеська.
Менты переглянулись. Подполковник потер руки.
— Я ж говорил тебе, что надо по селам искать, что не городской он? — обратился Красавцев к оперативнику.
— А я говорил, что мотив у него — какая-то адская любовь! — поддержал Смелянский. — Все сходится!
— Так где, говорите, проживает ваш таксист? — спросил Анатолий Иванович Олеську.
— С чего вы решили, что он таксист? — испугалась она. — Мы вам ничего об этом не говорили.
— Да он правда таксист! — закричала Батутовна. — Вы что, его уже знаете? Натворил он чего?
— Успокойтесь, гражданка. — Смелянский положил ладонь на маленькую ручку Пелагеи Потаповны. — Вам нужно просто назвать адрес его проживания. А самим лучше остановиться у родственников. А вот девушке вашей, красавице, вообще не стоит в Оболтово возвращаться. Мы ее поселим на служебную квартиру, пока все не закончится.
— Что не закончится? — с ужасом произнесла Олеся.
— Проверка не закончится. Проверка вашего ухажера на порядочность. Вы ведь за этим к нам обратились?
Олеська выдохнула.
«Ну да, — подумала она. — Его всего лишь навсего проверят на порядочность. А потом мы встретимся. Помиримся. И спокойно поедем на море».
* * *
Но жизнь все распланировала иначе. Олеську поместили в приятную однокомнатную квартирку на окраине города, где были черно-белый телевизор, маленькая кухонька и холодильник, набитый полуфабрикатами.
Больше недели она была затворницей, готовила себе на газовой плите котлеты, жарила окорочка, варила вермишель.
В полном неведении Олеська предполагала все, что угодно, разыгрывала в голове разные сценарии. То корила себя за трусость, то ругала за глупость, то радовалась, что получила возможность пожить в городских условиях — и не в институтском общежитии, а в настоящих апартаментах.

Глава 25
Таксист

Молодой оперативник Олег Смелянский с этим делом возился давно. В течение двух лет он подшивал к нему жалобы пассажиров, которые были ограблены в такси.
Показания сходились только вначале: ночью, слегка пьяный, поднял руку, остановилась желтая машина с шашечками. Вроде «Волга». Номера не совпадали. Даже те, кто клялся, что запомнил все цифры и буквы, называли совершенно разные комбинации. Внешность водителя тоже варьировалась. У кого это был узкоглазый брюнет с усами, у других — без усов, у третьих — вообще блондин в темных очках (как он видел ночью?). Поездка заканчивалась, машина останавливалась, седок протягивал деньги. Дальше следовал удар по голове, такой короткий и сильный, что никто из пострадавших даже не помнил, кто, откуда и с какой стороны его нанес.
— Это был водитель? — допрашивал Смелянский очередного потерпевшего.
— Не помню, вроде он и не замахивался даже… — отвечал растерянный пассажир.
— Кто-то сидел на заднем сиденье?
— Вроде не сидел, а может, и сидел, какие-то большие сумки там точно стояли, поскольку пришлось сесть на переднее кресло…
— Может, дверь открыли снаружи и дали по башке извне? — строил версии опер.
— А может, и так… — отвечали ему в который раз.
Но исход был вполне предсказуем. Пассажир оказывался на улице без кошелька, с головой, разбитой тупым предметом. И либо к утру был найден прохожими, либо приходил в сознание сам.
Одному мужику, правда, совсем не повезло. Он скончался. Это был директор мясного комбината. Никто не знал, пользовался ли начальник такси, но по схожей травме на затылке его тоже подшили к этому делу.
Смелянский объездил все таксопарки города. Машин ни с одним названным номером не значилось. Водитель ни с одной описанной внешностью не работал. Отец Олега дружил с Анатолием Красавцевым, и молодой сыщик был взят под опеку начальником ОБОП.
— В городе не ищи, — посоветовал ему Красавцев. — Вряд ли это местный таксист.
Служебную машину Смелянскому давали по остаточному принципу, поэтому поездки по областным таксопаркам растягивались на месяцы. В одном из них — Оболтовском — Олег крутился особенно долго. Здешний начальник ему не понравился. Он вроде бы и вел себя как предыдущие — все отрицал, но ментовская чуйка подсказывала, что мужик зажиточный. На среднем волосатом пальце красовалась нехилая золотая печатка.
«Живет на откатах», — подумал опер.
А Красавцеву потом сказал одно слово: «Хитрожопый».
* * *
Прохор Петрович Ивашкин и правда был хитрожопым. Он понимал, что его подчиненный Раф Баилов «что-то там мутит», но закрывал на это глаза. Раф, энергичный, всегда веселый, приносил в кассу самую большую выручку и примерно столько же совал в лапы самому Ивашкину.
Сначала Прохор Петрович очень стеснялся, потом привык и захотел выделиться из быдла — купил себе печатку и золотую цепочку. Цепь прекрасно маскировалась на его черной шерстяной груди, а вот кольцо — не скрыть. Да и цель была другой — произвести впечатление. Особенно это удавалось в поездках с женой на теплые моря. В гостиницах на стойках регистрации, увидев перстень, ему тут же давали лучший номер.
— Ты только ничего у меня не спрашивай, — говорил ему Баилов, — и всегда будешь в шоколаде.
Ивашкин не просто не спрашивал, он давал «Волгу» в круглосуточное пользование. По факту она стала личной машиной Рафа.
А дальше начиналось представление. Раф Икарович Баилов, генетически перенявший от отца знание людской психологии, устроил собственный театр. Он был одновременно исполнителем главных ролей, статистом, гримером, костюмером. Ну и режиссером, конечно. Точнее, худруком. Пьяненькие седоки сами бросались ему под колеса. Они тоже были падки на комплименты, на лесть, на емкие замечания умненького таксиста.
— Какой у вас портфель шикарный! — восхищался Баилов. — Вы инженер, наверное… постойте, дайте я угадаю — руководитель производства! Знаете, таких, как вы, издалека видно. Элита, голубая кровь. Даже капля алкоголя этого не скроет.
— Надо же, как вы разбираетесь в людях, — разбухал от собственной значимости пассажир. — Конечно, вы везде ездите, всех видите…
И дальше в уши таксисту лилась история жизни клиента, во время которой Раф поддакивал, восхищался, задавал интересные вопросы.
Следующий, кто задавал вопросы этим людям, был уже Смелянский. Ибо шли они, ушибленные на голову и лишенные кошелька — прямо в ОБОП. Когда ходоков стало больше, а потерянные суммы — крупнее, Олег сделал вывод, что таксист влюбился.
— Так бывает, сначала живешь для себя — довольствуешься малым, а когда появляется девушка — готов разорваться, чтобы ей угодить, — делился Смелянский с Красавцевым.
— Ну, тебе виднее, — улыбался подполковник. — Но мыслишь здраво, одобряю.
— Вот увидите, будет убийство, — хлебал вкусный начальственный кофе оперативник. — Скоро он кого-нибудь замочит.
И убийство случилось. Апрельским утром бригада выехала в западный район города, ближе к дачному массиву, где нашли мужика, выброшенного на обочину. Документов, денег при нем не было. Зато на спине и шее — множество колото-резаных ран.
— Смотри-ка, как наносили удар, правой рукой с малого расстояния. Похоже, наш таксист стал мокрушником, — сказал эксперт Вася, расстегивая на жертве окровавленную рубашку.
Делу придали особый статус, людей разослали проверить салоны всех такси марки «Волга» на наличие следов крови. Заехали и к «странному» директору в Оболтово.
Прохор Петрович Ивашкин в ходе опроса признался, что один автомобиль не вернулся в парк. Пришлось назвать имя Рафа. Баилова объявили в розыск.
А наутро, благодаря страху и напористости учительницы Пелагеи Оболенской, а также чуткости к чужим проблемам подполковника Красавцева, отдел вышел на прямой след.
Сначала вскрыли квартиру Баилова. Крохотная комнатка больше походила на костюмерную — на полу, столе, стульях, настенных крючках висели, лежали, валялись парики, бороды, костюмы, рубашки, шляпы, кепки, очки. Под рваным диваном хранились съемные таблички автономеров. Но самой занятной оказалась дверь. Та самая, что снаружи была обита листовым железом. Внутри, на деревянной ее части не было живого места: шрамы от ножевых ударов накладывались один на другой, разорванные бумажные мишени свисали ошметками.
За квартирой Баилова установили слежку, но он не появлялся. Решили использовать Олесю. Повезли ее снова в Оболтово, высадили за километр до таксопарка. Она поймала машину и приехала к Ивашкину. Менты были на хвосте.
— Простите, я ищу своего жениха, — слезливо сказала Олеська волосатому начальнику, — он пропал, не появляется дома… Боюсь, с ним что-то случилось.
— Не знаю, голубушка, — сально смотрел на нее Прохор Петрович, — его и здесь давно не было.
— Если вдруг он появится, передайте, я завтра вечером после работы буду ждать его во дворе дома. За столиком, где мы первый раз встретились.
Ивашкин пообещал.
— Он точно придет, — говорил Красавцеву Смелянский, — он любит ее до смерти. Такую нельзя не любить.
— Дааа, — протянул подполковник, ловя себя на том, что каждый день думает об Олесе и даже ночью, под одним одеялом с женой.
В день спецоперации Олеське было совсем плохо. Она подкрасилась как обычно, но лицо было одутловатым и сырым, как у жабы. В голове толкались, соперничая друг с другом, самые романтичные воспоминания: пыльный запах травы на обочине, где они с Рафом проводили упоительные ночи; аромат бархатной коробочки, в которой таились новенькие сережки, благоухание лепестков в салоне машины на последнем свидании.
Правда, сквозь розы прорывалась какая-то вонь. За эту вонь, как за спасительный крючок, она и зацепилась, чтобы уйти от отвратительного чувства предательства, которое вот-вот должно было ею свершиться.
* * *
Часов в семь вечера она села за столик, где мужики играли в домино. Они удивились, но подвинулись, отпуская скользкие комплименты.
Олеська выразила заинтересованность игрой. Один хмырь, неприятный, пахнущий рассолом, хлопко́м выложил «рыбу» и уставился на девушку.
— А ты подруга нашего Рафа? — спросил он развязно.
— Ну, в общем, да.
— А знаешь, что в его квартире обыск был?
— Нет.
— А может, это ты на него мусоров натравила?
— Да я сама его ищу. Поссорились мы, жалею… А что он сделал такого?
— Вот сам тебе и расскажет… Вишь, появился…
Олеська резко обернулась и увидела Рафа, спокойно идущего по дорожке. Она судорожно вздохнула и осеклась на выдохе, будто дверью ей прищемило трахею. Сердце забарабанило в эту дверь, умоляя выпустить наружу.
— Ты одна? — спросил Баилов, подойдя вплотную.
— Нет, как видишь, сижу с мужиками, жду тебя, — наконец оттолкнув мнимую дверь, выдохнула Олеська.
Раф перекинулся взглядом с рассольным, тот пожал плечами, мол, вроде тихо, никого нет.
— Поехали! — Раф больно схватил Олеську за руку и потащил к такси.
Она, не вырываясь, посеменила за ним.
— Странная встреча, — попыталась быть непринужденной. — Месяц почти не виделись, а ты как был волком, так и остался.
— Сейчас отъедем подальше, и я стану нежным козликом. Если это не подстава — весь мир будет у твоих ног.
Олеська опустилась на переднее сиденье и снова чуть не зашлась рвотой.
— Что за вонь!!!
Раф, отпуская сцепление, нажал на газ и резко рванул по дороге, переходящей в шоссе. Слева и справа к нему пристроились два «жигуленка».
— Не может быть, — сдавленно произнес он. — Неужели я в тебе ошибся?
Автомобили «в штатском» сужали круг, как борзые, загоняя «Волгу» в западню. На ближайшей развилке с двух сторон к ним присоединилась еще пара модных иномарок.
По зеркалам заднего вида Раф безошибочно определил легавых. Он прекрасно знал, что служебных машин операм не давали и те привыкли преследовать бандитов на личных авто. А подержанные, но отлично восстановленные в сервисах «Ауди» или «БМВ» были ментовским маркером.
Раф вилял, перестраивался, гнал по встречке, но тщетно. Наконец такси засрежетало тормозами, Олеське показалось, что оно сейчас встанет на дыбы, однако ее панические иллюзии прервал удар по затылку.
Она вырубилась и о дальнейшем задержании узнала сильно позже от подполковника Красавцева. Именно он, теребя ее нежно за руку в больнице, рассказал, как все было.
Менты пошли на таран, с двух сторон разбивая «Волге» бампер и задние крылья. Баилов прикрывался своей возлюбленной как заложницей, держа в руках нож. Поэтому он, Красавцев, гнавший на «Гранд Чероки», дал команду не стрелять. А точнее, проорал что есть мочи, распахивая дверь.
Четверо выскочили из своих машин, за волосы выволокли таксиста прямо сквозь открытое окно и с глухим звуком шваркнули головой об асфальт. Прижав кроссовкой шею Баилова, один из оперов уперся стволом в его затылок. На запястьях защелкнулись наручники. Полумертвая ундина была освобождена.
— На все ушло двадцать секунд, — подытожил подполковник. — Скоро над ним будет суд.
— Что же он такого сделал? — безучастно спросила Олеська.
— Пятнадцать грабежей с нанесением травм, два тяжких убийства, — отчеканил Красавцев.
— И это все ради меня? — Она подняла брови.
— Ну, последние случаи точно ради тебя, — подтвердил мент.
— Это смягчит ему приговор? — с надеждой спросила бывшая любовница.
— Ты что, обалдела? — обиделся подполковник. — Конечно нет. Сядет лет на двадцать точно.
— Вам повезло, — слабея голосом, произнесла она.
— С чего бы это?
— Он должен был вас убить. По воле своего отца Икара, умершего в тюрьме. Икара этого упек за решетку ваш отец — Иван Михайлович Красавцев. А записку для Рафа передал мой папа, служивший вертухаем на зоне.
— Я ничего не понял. А где сейчас твой отец?
— Его убила мама.
— В смысле?
— В коромысле. Вот такая история, товарищ подполковник, у меня капельница закончилась.
Анатолий Иванович позвал медсестру, и пока та меняла лекарства в системе, сообщил из дальнего угла палаты:
— А знаете, почему воняла машина вашего воздыхателя?
— Нет.
— Она была залита кровью. Последнему ограбленному пострадавшему Баилов нанес сорок ножевых ранений.
Сестра, выходя из палаты, с ужасом оглянулась на Красавцева и уронила бутылку физраствора.
Олеська молчала. Анатолий Иванович снова присел к ней на кровать.
— Ты тоже могла стать жертвой. И я никогда не прощу себе такой оплошности, по сути, мы ловили на тебя как на живца, — мент понизил голос.
— Идите к черту, — сказала Олеська. — Вы прекрасно знали, что он не убьет меня. Потому что вы не умеете любить, но ловко используете тех, кто способен на это.
— Я умею, — прошептал Красавцев. — Выходи за меня замуж.
— С хрена ли? — прошептала Олеся.
— Он все равно не перестанет за тобой охотиться. А я всегда буду рядом. Как арматура, как стена. И я сделаю все, чтобы он не вышел на свободу.
Олеська осмотрела две слепящих звезды на погонах и с холодом мертвой царевны ответила:
— Я согласна.

Глава 26
Предчувствие поединка

Баилову, как и предрекал подполковник, дали двадцать лет тюрьмы. Все эти годы Красавцев чувствовал, что их встреча состоится. И будет она не в ментовском кабинете, не в комнате для свиданий, не в зале суда. Это случится лицом к лицу без свидетелей на голой земле, под открытым небом. И выживет кто-то один. Лишь один отомстит за своего отца, отстоит его честь. Другой будет повержен.
Этот поединок снился Анатолю постоянно. Иногда они с Рафом бились волками, раздирая в клочья морды, иногда стервятниками, разбивая клювы. Иногда корчились на траве змеями, впиваясь в чешуйчатую плоть ядовитыми раздвоенными языками. Порой во сне просто намертво, вплотную друг к другу стояли две раскаленные тучи, полные не воды — крови. Это тоже были они с Рафом.
Красавцев разгадывал любую аллегорию, посланную мозгом. Ему, получившему сначала полковничьи, а затем генеральские погоны, регулярно отчитывались о жизни Баилова на зоне. Тот не был паинькой. Мгновенно стал авторитетом, блатным. Держал в липком страхе всю колонию и имел погоняло — Рафаил.
Узнав об этом, Красавцев усмехнулся: «А кто тогда я сам? Демон? Дьявол? У кого просить помощи в битве с архангелом Рафаилом?»
* * *
Отмотав пятнадцать лет, Рафаил бежал. Об этом писали газеты, кричало телевидение.
Рывок [16] Баилова был изящен и ловок. С двумя сокамерниками они заточенными алюминиевыми ложками проковыряли рыхлый цементный пол (о ветхости здания тюрьмы не раз говорили на ведомственных собраниях) и прокопали подземный ход к трубопроводу.
По классической схеме, воспетой в мировом кинематографе, зэки прикрывали дыру тряпкой, а обломки камней и бетона высыпали из штанов во время прогулок.
По вырытому тоннелю беглецы добрались до коллектора и вскоре оказались на свободе. Правда, двоих полиции удалось задержать уже через пару дней. А вот умный Рафаил пропал. Поговаривали, он прятался за Волгой, в заброшенных каменоломнях, недалеко от деревни Большие Грязи-2. И Красавцев, к тому времени генерал-майор в отставке, под видом небывалой любви к природе и вожделения собственного дворца с поджарыми борзыми и золотыми унитазами, купил дом именно там.
Даже Олеська не знала, что ее муж ждет встречи. Готовит встречу. Одержим встречей. Остальное — прикрытие.
* * *
Красавцев был поражен, когда по итогам референдума Большие Грязи-2 переименовали в Остров Рафаила. Это было либо немыслимым идиотизмом местных властей, либо Провидением Господним. Кто-то дразнил, унижал генерала, щекотал ему ноздри. И явно покрывал и возвеличивал соперника.
Правда, за последние пять лет, пока Красавцев облагораживал землю, растил виноград и красил уши и яйца Хосе «Алюминиумом-плюсом», его оппонент не давал о себе знать.
День за днем это усыпляло бдительность, и поединок начал превращаться в мираж. Генерал тяжелел, терял зоркость. Острота мести стиралась, как монета, гонимая океанскими песками. Поэтому встреча агронома с Рафаилом стала для Красавцева пощечиной с бордовыми кровоподтеками.
Первым делом Анатоль отправил в город Андрюшу. Приказал через него Олеське, чтобы та не приезжала, мол, потекла канализация, прорвало отопление, в доме невозможно жить. К счастью, его жена и не собиралась разбавлять своей персоной эту чокнутую, как ей казалось, компанию. Батутовна, по мнению генерала, не представляла интереса для Рафаила. А вот Хуана Красавцев решил взять в сообщники, рассказав семейную драму.
— Почему ты не вызовешь подкрепление? Не сообщишь друзьям в полицию? — удивлялся Хуан.
— Это моя дуэль, — отрезал генерал.
— Пока мы его не поймаем, он истребит всех лисиц на полуострове, — испанец ерзал на стуле, для него явно важнее было сохранить популяцию животных.
День за днем они ходили в лес, вооруженные двустволками. Вдоль брезентовых штанин крепились заточенные охотничьи ножи. Рафика, прежде всегда гулявшего с ними, Хуан запирал в доме на ключ. Хосе брали с собой — скорее, ради устрашения. Добрый пес вряд ли бы стал подмогой в реальном бою. Но беглого зэка не было и следа. Причем в буквальном смысле. Испанец, как опытный следопыт, не видел чужих отпечатков.
— Может, агроном все придумал? — рассуждал Хуан. — Собрал сплетни и слухи, а лисиц убил кто-то из местных уродов?
— Нет, — отвечал Красавцев с железом в голосе. — Никто не мог знать о связи Рафаила со мной и Олесей. Просто он тянет время.
Тем не менее походы в лес стали все реже, напряжение сменилось усталостью. А однажды и вовсе Анатоль пришел к Хуану безоружный, в распахнутой куртке поверх расстегнутой рубахи. В руках у него пылала аметистом огромная бутыль виноградного вина.
— Отбой. Баилова задержали, он под арестом ждет суда! — сообщил Красавцев.
— Как?
— Мне сообщили друзья-опера.
— Это достоверно? — поднял бровь испанец.
— Абсолютно! Приказываю расслабиться и напиться!
— Так точно, мой генерал.
Всю ночь, мартовскую, рыхлую, сырую, над деревней разносились переливы фламенко вперемешку с советскими композициями. Мужикам старательно подвывал черный, медвежьих размеров пес и изредка подтявкивал элегантный Рафик, потирая мордочку лапой в черном чулочке, и тут же чихал, имея дворянскую аллергию на пары алкоголя.
Батутовна не была посвящена в мужские дела, но из своего дома чувствовала по залихватскому непопаданию в ноты, что друзья решили какую-то важную проблему и им полегчало.
* * *
Весна в этом году была похожа на развратную девку, готовую отдать себя за грош. Она не кокетничала, не строила глазки, не ходила на цыпочках «шаг вперед — два назад». Она сожрала сугробы за неделю и выпила всю талую воду. Она бесстыже раздвигала белые груди облаков, грела своим животом землю, складывала трубочкой толстые губы и сквозь них дула горячим воздухом на траву, деревья, зверей — больших и малых, сдирала косынки с деревенских баб, раздевала до трусов мужиков. Почки лопались ей навстречу, лисы и волки спаривались, люди покрывались веснушками и рыжими метками, дачники — «лягушачьим загаром», дети — занозами и клещами.
Весна была ранней, не по возрасту созревшей, требующей бесконечного внимания и отдачи. Ты должен был оценить ее, восхититься, обсудить с соседом, сравнить со ста тысячами прежних унылых весен и решительно подтвердить: эта — выдающаяся.
Уже в конце апреля по резвой реке на Остров Рафаила приплыл Андрюша с какой-то несуразной девочкой-одногруппницей. Их поселили в комнату на мансарде, где ранее гостевал агроном. А спустя две недели — о, чудо — во дворе дома Красавцева появилась Олеська.
Деревенская команда — Батутовна, Анатоль, Хуан, Андрей со студенткой, Хосе, Рафик и четверо безымянных кошек во главе с Шалавой — чаевничала в беседке, поддавая ментовским сапогом Анатоля воздух в самовар. На столе дымились ватрушки с творогом и отборным генеральским изюмом, блины с клубничным вареньем (ягоду покупали в Запёздье и морозили на зиму) и печенье на виноградной браге, посыпанное кокосовой стружкой, из местного продмага. Дуром цветущая яблоня, запустившая свои ветви в глубь беседки, с каждым порывом ветра покрывала эту композицию зефирно-розовыми лепестками. Они парили над пастилой и конфетами, заглядывали в кружки и тут же, схваченные горячим паром, тонули в крепком чае.
— Как у вас тут… упоительно… — только и сказала Олеська. — Я думала, здесь грязь и нечистоты, а вы — в раю.
— Олесюшка! — всплеснула руками Батутовна и засуетилась, пытаясь вылезти из-за стола навстречу дочери. — Как так! Даже не позвонила!
— Да вам задолбаешься звонить, весь день можно связь ловить. — Олеська стянула с себя туфли и рубашку, оставшись босиком в узкой юбке и топе на тонких бретельках.
Ее белые ноги с коралловым на сей раз педикюром ступали по траве, и казалось, будто ковер из яблоневых лепестков только для того и был создан, чтобы ублажить эти нежные пальцы и хрупкие щиколотки.
Мужчины смотрели на Олеську не отрываясь. И когда Батутовна вернулась с парой резиновых шлепок в ошметках грязи — «надень, уколешься, на змею наступишь», — Анатоль с Хуаном замахали руками:
— Не надо! Пусть ходит босиком…
Олеська села за стол и в противовес своему ангельскому виду начала жадно совать в рот все, что попадалось под руку, шумно запивая чаем.
— В какой комнате будешь спать — со мной или с мужем? — спросила Батутовна.
— Боже упаси, с вами, храпунами, я спать не буду. А в маленькой комнатушке кто обитает?
— Там обитают банки и пакеты, — сказал Анатоль, с укором посмотрев на Батутовну.
— Их можно перенести в коридор, — залебезила теща.
— Нет, на свалку, и точка. У меня отпуск, и я намерена провести его здесь, в чистоте и уюте, — заявила Олеська.
— Леся — кремень, придется выбросить, — обрадовался Анатоль.
Батутовна горько вздохнула, ища глазами поддержки у Хуана. Тот пожал плечами.
Ближайшую неделю Олеська драила дом, вырывая из рук матери какие-то старые тряпки, заварочные чайники с отбитыми носами, треснутые цветочные горшки, пустые пузырьки из-под лекарств. Все это немедленно помещалось в огромные черные мусорные мешки и отдавалось Анатолю с Андрюшей. Те радостно тащили скарб на помойку.
— Это ж антиквариат! — кричала Батутовна, когда в мусорку полетел засохший яичный шампунь в алюминиевой тубе. — Я его с семидесятого года хранила!
— А это тоже антиквариат? — спрашивала взмыленная Олеська с косынкой на голове, выгребая из-под кровати килограммы ореховой кожуры.
— Конечно, из них можно делать поделки!
— Какие поделки, мама? — Олеся вытирала локтем пот со лба.
— В школу. Вот будут у Андрюши дети, зададут им домашку по природоведению. А из скорлупы можно смастерить божью коровку или жука.
— Может, ты еще и желуди для этого хранишь? — съязвила дочь.
— Желуди не трожь! — всполошилась Батутовна.
— Где они? — Олеська с веником, как с булавой, подошла вплотную к матери.
— Нигде…
Выяснилось, что, в отличие от Анатоля, Пелагея боялась собственного ребенка как огня.
— Где желуди? — Дочь приперла Батутовну к стене.
— Доча, ну они же никому не мешают…
— Желуди где? — Ручка веника уперлась в могучую грудь бабки.
— За пальмой, в трехлитровой банке…
Олеська рванула за пальму и достала трофей.
— Мама! Тут же плесень!
— Велика важность, можно помыть.
— Когда родятся и пойдут в школу Андрюшины дети, дубы десять раз сбросят урожай! Толя, — крикнула она вниз, на первый этаж, — забери и этот хлам!
Батутовна ходила, поджав губы, как графиня во время крестьянского бунта. Дом день ото дня оживал, избавлялся от струпьев и комков свалявшейся шерсти, словно уличная дворняга, пригретая добрым чудаком. Половички были вытряхнуты, шторы постираны, окна намыты до блеска. Олеська побелила потолок, накрыла новую, в цвет побелки, скатерть, отдраила до северного сияния закопченный чайник со свистком. Пытаясь угодить будущей свекрови — усердно, серьезно, истово, — ей помогала несуразная девочка-институтка, Андрюшина невеста (так ей хотелось думать). Звали ее бесхитростно — Наташей. Вместе они даже искупали с шампунем Хосе, а с ним заодно — и кошек.
— Ну вот это — лишнее, — прокомментировал Хуан. — С научной точки зрения они не стали чище и даже потеряли иммунитет к паразитам.
— А вы, умник, оставьте свое мнение при себе, — огрызнулась Олеська.
Она была в футболке с большими мокрыми пятнами под мышками и на груди. Импровизированные шорты из старых лосин, тоже залитые водой, обтягивали сказочные формы. Хуан втянул воздух, как лис, раздувая ноздри, и замер в блаженстве.
— Стирающая женщина — олицетворение самой весны, — сказал он. — Смесь альдегидов, моющих средств с природным по́том — лучший феромон и афродизиак.
— Это вы как ученый говорите? — Олеська прищурилась, передавая в руки испанца мокрого кошака, больше похожего на крысу.
— Исключительно как исследователь и экспериментатор!
— Тогда возьмите полотенце и вытрите кота насухо, — приказала она.
— Это тоже антинаучно, он может вылизать себя сам, тем более сейчас на улице крайне тепло. Но жену генерала я не могу ослушаться. — Хуан запеленал рвущегося на все четыре стороны зверя, оставив снаружи только розовый нос и кипенно-белые усы, направленные в космос.
— А по-моему, вы — романтик, — рассмеялась Олеська.
— Как вы определили?
— Вы очень нежно завернули кота, будто собственного ребенка.
— Эти твари — и есть мои дети, — потупился испанец. — А хотите, я вам сыграю ноктюрн на этих шикарных усах?
— Хочу…
Хуан пощекотал кошачьи вибрисы, и их обладатель громко замурчал.
— Слышите? — спросил зоолог.
— Просто урчит кот, — ответила Олеська.
— Разве это не чудо, когда кто-то урчит от удовольствия? Разве это не лучшая музыка?
Наташа, отжимающая рядом полотенце, шепнула Олесе в ухо:
— По-моему, он вас клеит…
Жена генерала, привыкшая по жизни к вниманию мужчин, вдруг засмущалась, выжала на себе футболку и скрылась в доме.
* * *
Вечером двор был разлинован веревками от забора до забора и увешан постиранным бельем. Ветер поднимал его парусами, и казалось, дом, будто фрегат, плыл куда-то в закатном небе, соревнуясь с тучами и летящими лепестками сливочных яблонь.
Батутовна, что дулась весь день на домочадцев, как жаба-ага, умиротворилась и качалась в ротанговом кресле в такт простыням и распахнутым настежь окнам. Хуан в беседке воплощал на гитаре испанскую грусть. Анатоль потягивал вино. Андрей с Наташей обжимались где-то на задворках. Выкупанные кошки валялись в серо-серебристой пыли, так же как и немытый лис Рафик. Хосе после бани остервенело копал навоз на просеке.
Олеська сидела на крылечке, уставшая от многодневной уборки, с распущенными волосами и босыми пятками. В ее уши вливались средиземноморские напевы, урчание котов, дремотный храп Батутовны, шелест деревьев, плеск Волги, жужжание мухи в паутине и много всего неуловимого, сиюминутного.
Ей никогда не посвящали ноктюрн на усах кота. Ей никогда не играли фламенко. В ее взмокшей майке никогда не находили феромонов. Было очень много в этих секундах, не происходившего никогда.
Олеська заплакала. Она влюбилась.

Глава 27
Лето

Влюбился и Хуан. Он не хотел, он долго сопротивлялся. Он обожал генерала, души не чаял в Андрюше, считал Батутовну своей матерью. Олеська была всему этому помехой. Как внезапное солнце мешает осеннему сплину, желанию утонуть в диване, накрыться плюшем и жаловаться на дождь. Как неожиданная возможность улететь на Мальдивы мешает давним планам порыться в грядках на даче. Как друг, пришедший с пивом и рыбой, мешает наладить-таки трезвый образ жизни.
Испанец обманывал себя. Когда они с Олеськой гуляли по лесу, он читал лекции по анатомии семейства псовых. Когда садились отдохнуть на полянке, усыпанной несозревшей земляникой, он с упоением вещал, что эта ягода насчитывает шестьсот видов. Что земляника росла еще во времена динозавров — ее окаменелостям более шестидесяти миллионов лет. Что плоды лечат головную боль, поскольку в мякоти есть вещества, близкие к аспирину. И много другой научной дичи.
Олеська слушала его с таким же восхищением, как когда-то рассказы Красавцева о дворянском происхождении.
Видимо, в ее молчании было нечто такое, от чего мужчины сходили с ума. Возвращаясь домой, испанец напивался и с рвением садился ковыряться в своих пробирках и чашках Петри. Он пытался найти в них прежнее вдохновение. Но содержимое желудков лисиц не шло ни в какое сравнение с нежным загаром на Олеськиных щеках, с венком из ромашек на пшеничных волосах, с капелькой пота в ямочке под шеей.
Хуан решил было вернуться в Испанию на несколько месяцев, однако Анатоль его отговорил. Он видел страдания друга, но не ревновал, а, наоборот, был горд своим выбором двадцатилетней давности. Его жена по-прежнему желанна. И не только им самим.
— Ты совсем дурак? — говорила Анатолю Батутовна. — Вези ее немедленно на какие-нибудь юга, в какие-нибудь Таиланды и Китаи. Разве не видишь, что происходит?
— Он мой друг, он не посмеет, — отвечал Красавцев.
— Не посмеет он, посмеет она, — разводила руками теща. — Ты что, Олеськину природу еще не изучил? Будешь же волком выть, грызть собственные локти!
Батутовна чувствовала: приезд ее дочери разрушит зачарованную вселенную Острова Рафаила. Она, литераторша, давно говорила своим ученикам, что фразу Достоевского «красота спасет мир» вырвали из контекста. Что не это имел в виду князь Мышкин, процитированный затем Ипполитом Терентьевым [17]. А уж сейчас Олеськина красота призвана была уничтожить их мир, убить его, разорвать волшебную паутину, стряхнуть с нее сверкающие бусины дождя и затоптать в грязи.
Мать пыталась поговорить с Олесей, объяснить, что дружба испанца с генералом основана на единении их отцов, на спасении одного другим, на жертвенности, на героизме тех, кто прошел через смерть.
Дочь смотрела на разгоряченную Батутовну и качала головой:
— Ма, ну что ты несешь? Они жрут водку каждый день, поют песни и роются в собачьем говне…
— Не собачьем, а лисьем! Не говне, а экскрементах… — перебивала Пелагея.
— Да назови это как угодно, суть не меняется, — смеялась Олеська. — Они обычные мужики, волею случая оказавшиеся соседями на замкнутой территории. Ну не трать ты них красивые слова! Жертвенность, героизм!
— Я знала, что ты упертая, вся в отца, — кричала Батутовна. — Он тоже был жестоким! Он мог сапогом раздавить цветок. Намеренно, получая при этом удовольствие! Мог наступить на улитку, только чтобы услышать хруст ее ракушки!
— Да ты о чем сейчас? — Олеська начинала багроветь щеками. — О чем сейчас говорит мне эта женщина, зарезавшая своего мужа и не пролившая по нему ни слезинки!
— Это была самооборона! Иначе он убил бы меня и тебя!
— Да он обожал меня, мама! — сорвалась на визг дочь. — Что ты знала о его любви ко мне? Что ты знала обо мне? Командирша всея Руси! Чемпионка по прыжкам на батуте! Ты просто ревнуешь! По-бабьи ревнуешь, — по вискам Олеськи струился пот. — Ты жила здесь одна, окруженная мужским вниманием, вызвала еще и любовника из Бурятии. А теперь приехала я. Дратути! И твои героические мужички забыли о тебе! Им приятнее видеть молодую кожу, упругую попу, яблочные сиськи! А не этот морщинистый мешок, в который превратилась ты!
Батутовна стояла посреди комнаты в цветастом сарафане на бретелях, в детских сандалиях на босу ногу, купленных в продмаге. Тяжелые дряблые руки повисли плетьми, подбородок дрожал, с него срывались крупные соленые капли.
— Ну мам, ладно тебе! — спохватилась Олеська.
Мать всхлипнула раз, попыталась сдержаться. Не смогла. Как несправедливо обруганный ребенок, она затряслась всем телом и, набирая обороты, словно двигатель экскаватора, зарыдала громко, отчаянно, по-детсадовски.
— Господи, да ты моя девочка! — Дочь бросилась к Батутовне и обхватила ее плечи: — Да еще мы не ссорились из-за мужчин, еще мы не плакали из-за них! Мамочка! Маленькая моя, любимая…
Они долго стояли в обнимку, дергались в унисон. Олеськина рубашка промокла от материных слез. Дочь сама разревелась, размазала воду по лицу, распузырила сопли. Потом обе устали, выплакались, из тяжелых туч превратились в перьевые облачка и пошли по своим комнатам.
— Пообещай, что ты не переспишь с зоологом, — встрепенулась у своей двери Батутовна.
— Пересплю, мама. Реви — не реви. У меня одна жизнь. И другого такого чудака в ней не будет.
* * *
Как назло, у Анатоля сломалась газонокосилка. Он решил на несколько дней уехать в город за деталями, а заодно купить все то, что отказывался предлагать населению рафаиловский продмаг.
Батутовна увязалась за ним. У директрисы Ольги Михайловны, той самой, что спасла от сплетен Пелагею после прыжка на батуте, был день рождения. Ей исполнялось сто десять лет. В здравом уме и твердой памяти она сидела в коляске и приказала детям собрать вокруг всех оболтовских старух. Может, в последний раз. Батутовна была в их числе.
Зять с тещей, покормив зверей, отплыли в город с первым «Омиком». День обещал быть жарким. Хуан с Олеськой и Рафиком снова гуляли в лесу. После развратной весны и порожденным ею бессовестным летом дубравы были беременны будущим урожаем: орехов, желудей, семечек, стручков, бобов, всех мыслимых плодов и ягод. После сине-восковой жимолости на кустарниках созрела земляника. В этом году ее родилось столько, что листья не могли скрыть спелую мякоть. Круглая, каплевидная или продолговатая, она лоснилась жирными боками, подсыхая на солнце, пока не была собрана, съедена или превращена в варенье. По всему лесу с корзинками и ведрами ходили рафаиловцы. В их дворах на каждой лавке и табуретке стояли снятые с огня кастрюли и тазы с булькающей бордовой гущей, а нежнейшая бело-розовая пенка, снятая шумовкой, заполняла всё остальное — тарелки, чашки, банки. Воздух над островом был плотным, сладким, чарующим и чувствовался с середины Волги, где катера или гидроциклы делали разворот от мегаполиса в сторону зеленых берегов.
В тот день Хуан потянул Олесю в самые дебри, в места, которые знал только отпетый следопыт. На окраине леса, ближе к каменоломням, расстилались такие нетронутые земляничные поля, что казалось, будто Господь развязал простыню с карминовым порошком и высыпал его на землю. Пушистые полосатые шмели с крыльями из тончайшей слюды волокли свои брюшки, перетаскивая пыльцу с оставшихся, еще не зачавших плоды цветков.
Олеська легла на траву, в которой прятались розетки с резными листьями, и тут же вскрикнула. Ее белое ситцевое платье мгновенно напиталось кровью раздавленных ягод. Хуан тоже повалился рядом, и вместе, катаясь по земле, они мгновенно превратились в сладкие пирожки начинкой наружу. Лежа на спине, просто свернув набок шею, Олеська губами срывала с кустов сладчайшую землянику. Испанец следовал ее примеру, перемазав щеки, подбородок и лоб алой кашей с черными капельками семян. Рафик носился рядом, высоко подпрыгивая, то ли играя с цветами, то ли слыша под кусточками возню мышей-сладкоежек.
— У тебя клубничные брови и клубничные губы, — шептал Хуан, подкатившись к Олеське на расстояние одной ягодки. — Ты пахнешь очень призывно, а это опасно для особи любого вида. Могут сожрать дикие звери.
— Что же делать? — удивлялась Олеська.
— Я должен тебя облизать, как это сделал бы Рафик. Когда от моей одежды и кожи тянет чем-то чуждым, он начинает умывать меня языком.
— Не оправдывайся, облизывай, — смеялась ягодная красавица. — В каких еще райских кущах ты отведаешь такое угощенье.
Рафик никогда не видел своего хозяина рычащим, рвущим на себе одежду, сдирающим неподатливый ремень. Лис сел на задние лапки и внимательно наблюдал, как люди, дающие ему на завтрак сырую курочку, запускающие свои пальцы в его густую шерстку, могут вести себя столь странно, нелепо, бешено.
Совершенно не обращая на него внимания, они превратились в хищников — выли, кричали, плакали, метались по траве. Зоолог сменил запах, он стал мускусным, неродным, неприятным. Этот запах проникал в его подругу, и она стонала, не то от удовольствия, не то от боли.
Рафик помялся на месте, погонял за своим хвостом, потявкал, призывая к собственной персоне, но так и не смог отвлечь друг от друга безумных людей. Вдруг что-то зашелестело неподалеку, потянуло порохом и металлом.
Лис обернулся. Оказывается, он не один наблюдал за агонией земляничной пары. В нескольких метрах на корточки присел человек, одетый в камуфляж, с ружьем на плече, и, сузив глаза, ломал в руках тонкий прутик орешника.
— Пс-пс-пс, — позвал он лиса.
Рафик насторожил уши, но не дернулся.
— Пш-пш-пш, иди сюда, малыш, — ласково произнес незнакомец и протянул навстречу руку.
Непуганый лис сделал несколько шагов вперед и остановился.
— Иди, иди, не век же тебе смотреть, как трахаются эти идиоты, — голос камуфляжного был нежным, не нес опасности.
Рафик прижал голову к земле и, заигрывая, подошел к мужику. Тот потрепал зверя по загривку, нащупал кожаный ошейник и расстегнул блестящий замок. Лис заерзал, хотел было рвануть назад, но табачные пальцы незнакомца крепко обхватили его шею. Страх молниеносно парализовал зверя, и Рафик в ужасе заверещал, срываясь с лая на визг. Связанный с ним единой нервной паутиной, испанец вырвался из Олеськиных объятий и, натягивая штаны, побежал на звук.
— Не сметь, застрелю!!! — заорал Хуан, увидев Рафика, дрыгающего всеми лапами в огромных клешнях незнакомого мужика.
Мужик ухмыльнулся и к моменту, как испанец с ним поравнялся, сделал лишь одно движение пальцами — с хрустом свернул шею Рафику и бросил его наземь.
— Плохие летом шкуры у лисиц, не правда ли? Не загонишь, не продашь… — едко сказал он.
Хуан завыл так, будто ему заточкой вспороли аорту. Он кинулся с кулаками на незнакомца, но тот одним движением руки — ребром ладони — саданул испанца по шее, и зоолог упал на земляничный ковер, коротко и беззвучно, накрыв грудью палево-рыжего мертвого любимца.
Мужик вразвалочку, глумливой походкой подошел к Олеське и сел рядом. Она, застыв в шоке, даже не пыталась поправить на голой груди кроваво-красное земляничное платье.
— Я могу сделать то, что не успел этот хлюпик, — убийца мокрым лопатообразным языком лизнул сладкое плечо.
— Здравствуй, Раф… — ледяным голосом произнесла Олеська. — Ты разве не в тюрьме?
— В тюрьме, моя ундина. Ведь так доложили твоему седовласому ментяре? У меня и в вашем сраном управлении есть свои люди.
— Ты убил моего Хуана? — дрожащими губами спросила она.
— Так это был Хуан? Как романтично. Нет. Я его оглушил. Очухается через десять минут. Ты любишь его?
— Да.
— Нееет, — рассмеялся Раф, показывая сгнившие зубы. — Ты не умеешь любить. Скажи тебе, что этот Хулио плохой человек, ты тут же сдашь его легавым.
Баилов взял в ладони Олеськино лицо и поднес к своим глазам.
— Думаешь, ты — добро, а я — зло? Ты — правь, а я — навь?
— Да, — прошептала она.
— Ошибаешься. Когда я почти двадцать лет мечтал о тебе на нарах, ты нежилась в пуховых перинах с мужиками, которые были тебе безразличны. Но — ты безопасный член общества, а меня боится всяк живой. Хотя бояться надо тебя, таких как ты… Ведь это ты — чудовище… А мое имя — Рафаил. Я — святой, понятно?
Олеська вырвалась из его рук и резко встала.
— Хочешь убить — убивай. Умолять о пощаде не буду.
— Нет, крошка, — поднялся и сам Рафаил, — ты мне не нужна. Да мне, собственно, никто не нужен. Я только выполню просьбу отца, которую именно ты когда-то передала. И все… Это будет справедливо. Вали отсюда…
Олеська, не оглядываясь, пошла в сторону дома. Густую чащу прорезал страшный вой отчаяния — очнулся испанец.
Она слышала этот рев, этот стон все время, каждую секунду, пока пробиралась к деревне. Но не замедлила шаг.
Спустя час ходу, закрыв за собой калитку, Олеська быстро ополоснулась в душе, переоделась, собрала чемодан — благо в комнатах никого не было — и отправилась к пристани.
Там дежурили частники. За двести рублей на маленьком катере они в любой момент готовы были переправить пассажира в город. Олеська заплатила и села рядом с бородатым молодым водителем. Мотор заревел, нос лодки, словно ножницами, разрезал атласное полотно воды, за кормой закипела белая пена.
Бородач втянул в себя воздух и сказал:
— Как вы сладко пахнете! Наверное, и жизнь у вас такая, клубничная, сахарная!
— Офигенная жизнь, — огрызнулась Олеська. — Слаще не придумаешь.

Глава 28
Маки

Андрюша остервенело стучал в запертую дверь. В доме билось стекло, в окна летели разные предметы. Хуан орал нечеловеческим голосом, он давно сорвал связки, и этот крик шел из желудка, из диафрагмы.
Наконец Андрею удалось выдавить хилый замок, и он ворвался в дом зоолога. На полу валялись расколотые пробирки и колбы, как безногий инвалид с культями треснутых объективов, в углу раскорячился микроскоп. На единственной кровати испанца, застеленной цветастым советским гобеленом — подарком Батутовны, — лежало безжизненное тело Рафика. Мертвым, он потерял свой лоск, и лишь черные чулочки на передних и задних лапках были такими же элегантными, как при жизни. Перед кроватью на коленях стоял испанец и целовал мертвую мордочку, закрытые глазки, черные усы и выгоревшую под солнцем спинку пушистого баловня. Мешая испанские слова с русскими, он шептал что-то похожее на заклинание:
— Керидо, амадо, ангел мой, роднуля, аморе, солнце… Как я тебя не уберег…
Глаза Хуана светились безумием. Его лицо, измазанное земляникой, было перекошено.
— Я не знал, что возмездие настанет так молниеносно! — кинулся он, трясясь, к Андрюше. — Я не знал, что Рафчик, любонька моя, тут же пострадает за мой грех! Я не знал, что Господь так близко и он так немилосерден!
— О чем ты, дружище? — пытался обнять его Андрей. — Кто это сделал? Я задушу его голыми руками. Скажи мне, кто он?
— Мужик, зэк, мы искали его с твоим отцом всю зиму, а он появился только сейчас, — испанца колотило. — Он задушил Рафика двумя пальцами, сломал хрящ, трахею!
— Где, где ты его встретил? — пытался выяснить Андрюша.
— В лесу, возле каменоломней, поляны там огромные…
Хуан упал животом на пол, колотя по ковру руками и ногами. Осколки пробирок впивались в его кулаки, но он не чувствовал боли. Андрюша не придумал ничего умнее, как залезть в аптечку зоолога и достать снотворное, которым тот с помощью пистолета временно усыплял лисиц и волков, чтобы снять медицинские показания или вытащить из капкана.
Не разбирая дозы, студент набрал двухмиллиметровый шприц и сквозь штаны вколол лекарство в ягодицу. Через две минуты Хуан уже спал.
Андрей сорвал с крюка охотничье ружье испанца и, не умея пользоваться, не проверив, заряжено оно или нет, побежал к каменоломням.
За долгие походы с Хуаном он хорошо выучил лес. По расположению полян и пригорков, по смене хвойных и лиственных деревьев, по солнцу, по мху на стволах ориентировался без подсказок компаса.
Пробежав километров пять, выпустив пар и израсходовав адреналин, Андрюша сел на корявый пень, опоясанный наглой молодой порослью.
Отдышался, попробовал включить логику. Встретить человека, который прячется в лесу, тем более в уходящих за горизонт разработках щебня, было невозможно. В одиночку он точно этого не сделает. Нужно дождаться, когда проснется и придет в себя Хуан. Нужно взять с собой отца. Нужно вызвать подкрепление полиции. Нужно…
От пережитого шока Андрей сам не понял, как уснул. Он воткнул ствол ружья в землю, а плечом оперся на затыльник приклада. Голова повисла под своей тяжестью, руки неестественно опустились вниз, как у гориллы, почти до земли.
— Так засыпают солдаты после боя… — сказал ему кто-то. — Рад тебя видеть.
Голос был родным, привычным, любимым. Андрюша поднял глаза и увидел своего предка. В гимнастерке, уставшего, с синяками под глазами, но невозможно красивого, с голубыми, как у хаски, глазами.
— Иван Михайлович? — робко спросил Андрей.
— Зови меня просто — дед, — поправил он ласково.
— Деда, я все про тебя знаю, я так хотел быть на тебя похожим… — запинаясь, начал объяснять Андрюша.
— Хорошо, мой мальчик. Ты и так на меня похож…
— Я хотел воевать, я хотел поступить в военное училище, в армию, на флот, на фронт, куда угодно, но меня не берут с этим чертовым дерматитом!
— Не рви душу. Просто у Бога на тебя другие планы, — улыбнулся Иван Красавцев.
— Какие? Какие у него планы? Если я не могу отомстить за своего друга, за смерть Рафика?
— Можешь…
— Как, как найти этого зэка? Я даже не знаю его фамилии…
— Баилов…
— Как Баилов? — ужаснулся Андрей. — Тот самый, который выбил тебе все зубы? Тот самый, кому ты вырвал челюсть в Большом театре? — распалялся внук.
Дед кивнул:
— Только это его сын Раф. Но он такое же продолжение своего отца, как ты — мое.
— Я убью его, деда, вот увидишь!
И, набрав в легкие воздуха, Андрей что есть мочи заорал:
— Раааааааффффф!
Как и в любом сне, его крик застрял в горле, словно в старом ватном одеяле, скомканном и отсыревшем. Одеяло кто-то набросил на голову, и оно начало раскручиваться вокруг шеи удавкой. Лоб покрылся испариной, захотелось глубоко вдохнуть, но клоки ваты зацепились за гланды и раздулись, заполнив рот затхлыми волокнами.
— РаааааАААААФФФФ!
Последнее слово прорвало эндометрий сна, Андрюша дернулся, больно ударившись зубами о приклад, и распахнул глаза. Перед ним в расфокусе плыл темный блин с вонючей дырой снизу. Проморгавшись, он увидел неприятное смуглое лицо, смердящей дырой оказался рот.
— Звал? — рот съехал набок.
Андрей дернулся, не понимая, сон это или явь, но то, что в дремоте виделось одеялом вокруг шеи, оказалось цепкой клешней с поломанными черными ногтями, которая держала его за горло. Мужик в камуфляже выбил из-под него ружье, и студент повис на этой клешне, как сорванный за соцветие одуванчик.
— Я убью тебя, — прохрипел Андрюша.
Раф засмеялся, обжигая тухлым дыханием лицо.
— Не лезь в эту игру, ребенок, — сказал он, слегка разжимая пальцы. — Она не про тебя. И не с тобой. Мне нужен твой отец. Передай ему, что я его жду. Одного, без свиты. И не шляйся здесь больше.
Баилов резко оттолкнул Андрея, тот упал на спину в колючий кустарник, разодрав майку и кожу. Сам же Раф развернулся и спокойно пошел прочь в сторону поляны, заросшей васильками и маками.
Если бы на месте студента стоял художник с мольбертом, он тут же набросал бы на холсте наипрекраснейший луг в оттенках алого и голубого. Раскаленную сковородку закатного солнца, фигуру человека, идущего вдаль. И в какой-нибудь картинной галерее зрители смотрели бы на этот пейзаж и думали: куда идет этот человек? Кто он? Какие мысли в его голове? Зачем ему эта дорога? Каков ее итог?
И только Андрюша с расцарапанной спиной не видел вокруг себя ничего. Он вскочил, забыв про ружье, и кинулся за Рафом с единственным желанием накинуться на него сзади и задушить, как был задушен лисенок испанца.
Раф затылком различал эти толчки ногами по заросшей травой земле. Он, как дикий зверь, чувствовал не только то, что было видно, слышно и осязаемо. Он научился осознавать все, что простиралось от ультра до инфразвука, от семени, которое только зарождалось, до умершей материи в стадии гниения. От неоформленной в мозгу мысли до слова, выплюнутого со смертельной злобой. Поэтому бег Андрюши был ему смешон и даже трогателен.
Не прибавляя шага, подпустив сына любимой женщины ровно на три метра, Баилов резко обернулся, скинул «фроловку »[18] и выстрелил ему в плечо. Правое, подальше от сердца. Был уверен, что из-за отсыревшего пороха патрон пройдется по коже чиркачом [19]. Но слегка ошибся — металл вошел в мышцу.
Студент рухнул, а Раф так же неспешно продолжил свой путь к пожарищу заката. Зачем? С какой целью? С какими мыслями? Этот набросок, не прозевай его начинающий живописец, сделал бы автора мгновенно знаменитым. Настолько восхитителен был мир вокруг и мудр шаг таявшего в солнечном диске путника. Но никакого художника, как назло, не оказалось рядом. И даже за десятки километров не было никого с мольбертом в руках.
Потому Раф неспешно скрылся. А Андрюша остался лежать в маках и васильках, истекая кровью. Солнце подзолотило эти алые и голубые всполохи на июльском лугу, а также фигуру раненого героя, превратив происходящее в искусство, в шедевр нерукотворной живописи.
Плечо Андрея пыталось выжить. Оно ревело, стонало, корчилось от жгучей боли, пыталось подняться, изрыгнуть из себя пулю. Но сознание видело все иначе. Как будто сверху, как будто пронзив иглой время. Среди огненных маков, утонувших в алой крови, лежали одномоментно два человека. Дед Иван Красавцев в тысяча девятьсот сорок третьем и внук Андрей Красавцев в двадцать третьем — следующего столетья. А поверх плыло небо. Прекрасное, равнодушное небо с золотыми облаками. В разных темпах и тональностях пели птицы, трещали кузнечики, стрекозы, как балерины, садились на острие колосков ножками-пуантами. Божьи коровки ползали по лицу, словно кто-то зачерпнул кистью кровь с пробитого плеча и стряхнул ее на щеки.
— Не правда ли, хорошо? — спросил дед из сорок третьего.
— Даааа, красиво, — не шевеля губами, ответил Андрюша.
— Запомни этот июль, — сказал дед. — Запомни эти маки. Запомни каждого шмеля вокруг. Я ушел, ушел твой лис, ты уйдешь когда-нибудь, а у Земли каждый год будет бушевать такое божественное лето…
Дед говорил что-то еще, но общую какофонию звуков прорезал отчаянный лай. К Андрюше, захлебываясь слюной, подлетел Хосе и начал остервенело лизать наждачным языком лоб и щеки, смахивая божьих коровок направо и налево. Черный пес прыгал и скулил до тех пор, пока над Андреем не склонилось лицо отца.
— Жив? — спросил он, окуная пальцы в кровь и пытаясь через майку прощупать рану.
— Жив, — прошептал сын.
Анатоль попытался поймать связь. Он воздевал смартфон к небу под разными углами, будто бы сотовым оператором работал сам Господь, отвлеченный от генеральского аппарата более важными мольбами с других уголков света. Экран, ловко отражающий солнце, показывал ноль палочек — абонент не значился в сети. Богу было не до Красавцева.
Он выдохнул, с третьей попытки поднял Андрюшу, перекинул его здоровую руку через свое плечо и поволок в сторону дома. Рядом сначала прыгал, а потом понуро плелся Хосе, мучимый своей абсолютной бесполезностью в спасении хозяйского сына.
Когда они доволоклись-таки до деревни, Анатоль взял курс на жилище Хуана, будучи уверенным, что испанец, как всегда, исцелит, избавив от мук. Но застал зоолога во дворе с рюкзаком за плечами. Дверь его дома и окна были крест-накрест заколочены досками. У крыльца высился холмик земли, на нем лежала рамка с фотографией Рафика.
— Ты куда? — опешил Анатоль.
— Я уезжаю. Насовсем, — Хуан был бледным и каким-то диффузным.
— Ты ЭТО видишь, идиот? — Генерал опустил со своего плеча прямо на землю очумевшего, окровавленного Андрюшу.
Хуан присел на корточки, равнодушно прощупал его рану и сказал, поднимаясь:
— Пуля застряла в мышце, кровотечение не смертельное. Вези его на тот берег, вызывай «Скорую», пока не начался сепсис.
— Ты в своем уме? — заорал генерал. — Что тут с вами со всеми произошло, пока нас два дня не было на Острове? Спасай его немедленно!
— Отвали, — буркнул Хуан, — я тут больше никого не спасаю. Как вернусь в Испанию, чиркну тебе свой адрес. Когда умру, привезешь меня сюда и похоронишь вместе с Рафиком. Чтобы его скелетик лежал прямо на моей груди, понял?
Он помолчал, ковыряя носком рыхлую могилу.
— Впрочем, я обо всем этом напишу в завещании. Да… у меня там дом, в Саламанке. Оставляю его тебе.
— Хуан, не валяй дурака, открывай дверь, лечи сына.
— Прощай, Анатоль. Я дико виноват перед тобой.
Испанец тенью прошел сквозь генерала, слегка задев плечом, и направился к берегу. У Красавцева в кармане блымкнул телефон — пришла рекламная эсэмэска. Бог вспомнил о нем, связь снизошла с небес.
Анатоль схватил трубу и судорожно набрал 112, задыхаясь, объясняя услужливому голосу на другом конце, что через пятнадцать минут на городскую пристань доставят парня с огнестрелом, и пусть «Скорая» ждет его в полной боевой готовности.
Откуда ни возьмись нарисовалась Батутовна. Вернувшись несколько часов назад вместе с зятем, она тоже не могла поверить трагическим переменам, которые успели произойти на острове. Спешный отъезд Олеськи, безумие Хуана, смерть Рафика, исчезновение Андрюши… и все это пока они со старухами пили шампанское и пели мартовскими кошачьими голосами «На Муромской дорожке…».
Вид внука в пропитанной кровью белой футболке вызвал у Батутовны озноб. Руки затряслись, ноги подкосились, и бабка плашмя рухнула на землю. Хорошо, что темечко ее пришлось ровнехонько на мягкую могилку Рафика. И даже фотография в деревянной рамке не поранила головы. Все же лис любил старуху.
Анатоль быстро проверил ее пульс и, оставив лежать во дворе испанца, потащил Андрюшу к пристани. Хуан уже успел отчалить на катерке, но ровно такая же посудина и улыбчивый бородатый водитель ждали следующего пассажира.

Глава 29
Девочка, которой не было

Олеська лежала на шелковой простыне и не мигая смотрела в потолок. На нем, дрожа прозрачными зелеными крыльями, сидела златоглазка. Она вертелась в разные стороны, словно перед невидимым зеркалом, явно любуясь своим отражением и упиваясь короткой жизнью.
Окна были настежь открыты, за ними стояла лютая жара, а в квартире на всю мощь включенные кондиционеры имитировали рай. Занавески, как флаги на межгосударственных слетах, воевали с ветром, издавая звуки, похожие на исполинские пощечины.
Олеська ненавидела себя. Она ненавидела всех. И особенно мужа. Такого сильного, порядочного, честного, чистого, доверчивого. Ну надо же, не приревновал к другу, не остановил ее, не нахлестал по лицу, как хлещет ветер льняные полотнища штор. Какая широта души и высота чувств.
Олеське казалось это чудовищной фальшивкой. Она уткнулась взглядом в шкаф напротив. Огромный, красно-коричневый, обитый по бокам железом под старину, с ручками в виде львиных голов и стеклянными створками. За ними одну половину пространства занимали полки, другую — кованые крюки, вбитые в массивную заднюю стенку. На крюках всех видов и мастей висели сабли, палаши, шпаги, шашки, секиры, ятаганы — как боевые, так и сувенирные. На полках лежали кортики, кинжалы, финки с великим разнообразием клинков, рукояток и ножен. Все это было гордостью Красавцева. Что-то ему дарили, что-то он покупал сам, посещая выставки мастеров, аукционы и частные кузницы. Сзади шкафа прятался выключатель. Когда приходили гости, генерал незаметно скользил ладонью по стене и одним пальцем нажимал потайную клавишу. Внутри полок загорался многоярусный свет, и вся коллекция вспыхивала, преломляя лучи в разном направлении. Посетители ахали и млели. Это было похоже на сундук сокровищ в фильмах про пиратов — непонятно, таинственно, волшебно… Красавцев и сам превращался в сказочного хранителя, готового бесконечно рассказывать о каждом трофее, пока слушатели не начинали зевать, а жена не приглашала всех в столовую на чай или шампанское.
Олеська звала этот шкаф убийцей. И не потому, что там находилось холодное оружие, возможно, принесшее смерть не одному путнику на земле. Этот шифоньер уничтожил ее мечту. Раньше на его месте стояла детская кроватка. Ореховая, с высокими стенками, утепленными пуховыми бортиками с собачками и динозавриками на нежной фланели. В ней рос Андрюшка. Олеся спала на диване рядом, а когда стали приучать сына к самостоятельности — в соседней комнате, отделенной ширмой. К моменту, как ноги и голова мальчика начали упираться в круглые прутья решетки, ему купили взрослую кровать, а Олеська осталась в младенческой комнате — одна с пустой колыбелью.
Она была уверена, что вскоре мальчишеская фланелька будет заменена розовыми цветочками и облаками и на месте Андрюшки появится девочка. Нежная, голубоглазая, с мягкими перевязочками на ручках и ножках. Олеська терлась о Красавцева и намекала ему, что она готова ко второму ребенку. Но тот отшучивался, мол, давай отдохнем. Еще не отошли от бессонных ночей, впереди Андрюшина школа, подготовка, курсы. Кто будет с ним заниматься? Его мать отошла в мир иной, а Батутовна в жизни не приедет и не поможет — она командует оболтусами в своей оболтовской школе.
Олеська пережидала месяц-другой, а потом опять ластилась к мужу: давай родим девочку, такой будет красавицей! Генерал обнимал ее нежно, целовал в макушку и снова посмеивался: у него уже есть дочь, ему хватит. А Олеське стоит поберечь божественную фигуру, которую не удалось испортить даже настырному Андрюше.
В общем, месяц за месяцем, год за годом ничего не менялось. Сын уже ходил в среднюю школу, а муж бурчал, что ему негде хранить свою коллекцию оружия. Однажды, после какого-то праздника и доброй выпивки, в постели он спросил ее:
— Сделаешь мне подарок на день рождения?
— Конечно, какой? — Жена была заинтригована.
— Можно, я закажу себе шкаф для своих сабелек и ножичков?
— Какие проблемы? Заказывай! Только при условии: мы родим девочку.
Казалось, все было решено, ночь прошла бурно, а на следующий день Олеська уезжала в Египет — поплавать с рыбками в Красном море. Красавцев моря не любил, да и отпуск ему не давали, потому жена отправилась с Андрюшей и подругой, у которой тоже был сын.
Две недели Олеська загадочно улыбалась, пряталась от солнца, купалась только на рассвете и закате, нюхала красные цветы, не ела острого в ресторане, не отвечала на заигрывания арабов.
Подруга только поднимала бровь:
— Ведешь себя как блаженная. Не беременна ли, матушка?
— Все возможно, — смеялась Олеська и уже в мечтах тискала крошечную девчушку, похожую на нее.
У нее не будет тротиловых арыков — только чистейшие моря, не будет перештопанных крест-накрест платьев на вырост — только воздушные наряды принцессы, не будет котлет из бумаги в школьной столовой — только здоровое питание, не будет старых лыжных ботинок из бычьей кожи, в которых она, Олеська, за неимением никакой обуви, вынуждена была ходить и в школу, и на свидания, — только сандалии из тончайшей замши и лайковые сапоги.
В таком воздушном, порхающем состоянии она вернулась с Андрюшей из Египта и остолбенела, как инок, увидев перестановку, совершенную Анатолем. В детской комнате, ее любимом, нежном, пахнущем грудным молоком пристанище, на месте кроватки с динозавриками стоял массивный — встроенный от пола до самого потолка — шкаф из красного дерева. Обитый металлом сверху и вместивший в свою пасть целый склад оружия, он был похож на дорогой гроб.
Муж радостно щелкнул выключателем, и клинки озарились светом, идущим словно бы изнутри дамасской стали.
— Где кроватка? — произнесла Олеська дрожащими губами.
— Я выбросил ее, — не чуя подвоха, радостно ответил Красавцев, — столько лет занимала столько места!
Олеська отвесила ему пощечину и выбежала на улицу, сбивая с ног недоумевающего сына. Она ринулась в женскую консультацию к знакомой гинекологине и под визг недовольной очереди ворвалась в кабинет.
— Проверьте меня, пожалуйста, — задыхаясь, попросила она. — Я не выйду из кабинета, пока вы меня не осмотрите.
Врач — увесистая еврейская женщина в золотой оправе, отделяющей на лице маску от шапочки, — рукой указала на кресло:
— Залезайте, если уж такая спешка…
Она долго копалась в Олеськином чреве, меняя инструменты и перчатки, а потом нависла потным телом над загорелой пациенткой и, водрузив на лоб очки, вынесла вердикт:
— Все хорошо, моя дорогая. У вас все хо-ро-шо, — повторила она по слогам.
— В каком смысле? — промямлила Олеська.
— Вы абсолютно здоровая женщина, на зависть многим.
— А как же беременность? Как протекает моя беременность? — Пациентка изумилась непонятливости врача.
— Да никак и никуда она не протекает! — воскликнула гинеколог. — У вас нет никакой беременности. С чего вы взяли, милочка?
Подошедшая медсестра вытерла ватным тампоном пот с Олеськиного лица.
— Давайте-ка слезайте, — скомандовала медичка, — очередь нас сейчас разорвет. Забеременеете — милости просим! А пока наслаждайтесь жизнью и отменным здоровьем!
Олеська шагала по майской улице. Нежно-зеленая листва казалась ей серой. Заполошная бабочка, метущаяся над веткой сирени, напоминала злых духов из фильмов ужасов. Солнечные зайчики на асфальте были издевкой, они будто радовались смерти ее выдуманной девочки, но самым ужасным была мысль вернуться домой. Вернуться к склепу, который муж построил на месте трепетного цветника, на маленьком островке ее громадной мечты, ее самой счастливой иллюзии.
* * *
Они долго не разговаривали потом. Красавцев искренне не понимал жену. Он уже готов был на девочку, на мальчика, на собаку, на кошку, на кого угодно, лишь бы она просто улыбалась как раньше.
Но Олеська изменилась, погасла. Она больше ничего не хотела, ни о чем не мечтала. Она охладела к сыну, а к мужу — тем более. Часто подходила к шкафу в их отсутствие, брала какой-нибудь клинок, долго рассматривала его, оценивала вес, прилаживала руку и делала медленный театральный жест — погружала острие в грудь. Конечно, невзаправду, понарошку.
Но радость оставила ее. Оставила, казалось, навсегда. Олеське неинтересно было вставать по утрам, неинтересно ложиться спать. Работа в школе осточертела, успехи сына перестали удивлять. Ходила к врачу, делала тест на депрессию — оказалось, зашкаливает. Пила таблетки, от которых голова заполнялась изнутри монтажной пеной, а руки и ноги не слушались. Выбросила в унитаз — стало легче, пена сделалась жиже и самопроизвольно испарилась.
Но радость не возвращалась. Сын окончил школу, поступил в институт, твердил об армии. Муж купил дом на другой стороне Волги. Любовник был пресным и жадным. Шкаф нависал, давил, перекрывал кислород. И вдруг — она точно помнит это утро — такая же златоглазка вертелась на потолке — Олеська вскочила и поехала к мужу в деревню. Да просто чтобы не видеть этот шифоньер. А там оказался какой-то чудак с потрепанной гитарой, какие-то лисы, какие-то кошки, какие-то непромытые банки маминых заначек, грязные окна, липкие полы…
И, что немыслимо, радость пряталась именно там. Сидела себе, развалившись, в беседке, нагнетала воздух из старого вонючего сапога в самовар и выливалась в чашки прозрачным, зеленым, как крылья златоглазки, кипятком, настоянным на молодых земляничных и смородиновых листьях.
Что было потом — не умещалось в сознании. Наивная детская любовь испанца, вечно пахнущего влажной звериной шкурой. Смертельно больная, в ранах и струпьях, истерзанная любовь Рафа Баилова. По сравнению с чувствами мужа обе эти истории казались Олеське какими-то подлинными. Нежность Хуана была слезинкой талантливо ограненного бриллианта, попадающего прямо в яремную впадинку на шее. Страсть Рафа — тяжелым ожерельем из десятков рубинов, больших и малых, в каждом из которых стояла кровь — где капля, где сгусток, а где просто плескалась добрая ее порция — из разорванной артерии, вены, капилляра — на любой вкус, на любую степень солености, горечи и горя. Это ожерелье тяготило, клонило к земле, но в то же время короновало, делало царицей, богиней.
Она не знала, какую любовь ей выбрать. Да никто и не предлагал ей выбора. Никто не клялся остаться с ней навсегда. Испанец был женат на русской природе с ее пташками, букашками и зверьками. Раф — на свободе, с лютым холодом каменных лежанок, с убитой и тут же сожранной дичью, с ненавистью к людям.
Где-то посередине был муж. Единственный из них, имеющий штамп в паспорте с ее именем и фамилией. Подаривший богатую жизнь, красавца-сына, кучу ювелирного барахла. И… шкаф-надгробие над ее уходящей молодостью и верой в чудо…
Кстати, именно муж ворвался в комнату, безумный, измазанный кровью, и сообщил, что Андрюша лежит в хирургии, в девятой больнице с ранением плеча.
— Это сделал Раф? — спокойно спросила она.
— Откуда ты знаешь? — изумился Красавцев.
— Долго ты нас еще будешь подставлять? — подняла на него глаза Олеська.
— О чем ты?
— Ваша встреча должна была состояться двадцать лет назад, когда я рассказала тебе о записке его отца Икара. Долго ты будешь держать в заложниках меня, Андрея, Хуана? Может, уже назначишь ему встречу на равных? Один на один? Или будешь трястись до конца жизни, прикрываться своими погонами, лампасами?
— Ты стала жестокой, Олеся, — усмехнулся генерал. — Жестокой и чужой.
Она ничего не ответила, положила в сумочку кошелек и телефон, вызвала такси и уехала в больницу к сыну.

Глава 30
Вдвоем

Здоровью Андрюши ничего не угрожало. Олеська была на связи с врачами. Анатоль не посчитал нужным больше находиться в городе. Жена нанесла ему неожиданные удары. Он был оскорблен и уязвлен.
Уезжая, Красавцев остановился перед шкафом, которым по-детски гордился, включил внутреннюю подсветку и достал два ножа. Они были его любимчиками. Первый — офицерский эмвэдэшный кортик с золотой советской звездой на ножнах, от которой во все стороны до самой рукоятки расходились лучи славы. Второй — старинный кинжал — хиршвангер, немецкий егерский нож с рукоятью из кости и травленым рисунком на клинке — бегущие от охотника олени, кабаны и косули. На ножнах крепились металлические желуди, такие достоверные, будто только снятые с осеннего дуба. Дернув за их шляпки, можно было мгновенно обнажить клинок.
Оба ножа Красавцев уложил в сумку с провизией, купил на рынке арбуз и отправился на тот берег Волги.
Не успев причалить, генерал увидел Батутовну. Она стояла на мокром песке в ситцевой юбке, закрученной узлом на уровне колен. По всему полотну кляксами распластались дурацкие ромашки. Тяжелые ноги заканчивались оранжевыми кроксами. Бабка держала ладонь козырьком и всматривалась в пассажиров «Омика».
Анатоль отметил, что от одиночества и нервов она постарела еще на десять веков.
Красавцев сошел с трапа и обнял тещу.
— Вы что, дежурили здесь целыми днями? — спросил он.
— Да нет, сердце почуяло, что ты сегодня приедешь, — призналась Батутовна. — Тяжело тут одной. Хоть волком вой.
Они пошли к дому, вверх по горе, и генерал втянул носом воздух.
— Пахнет осенью, — опередила его теща. — Еще конец июля, а лес пахнет грядущим увяданием.
— Это правда, — ответил Анатоль. — Ну ничего, впереди апогей виноградного сезона, свежая картошечка, наливные яблочки.
— Если доживем, — вздохнула Батутовна.
— Без вариантов, — отрезал генерал.
Навстречу им выскочил радостный Хосе, виляя остатком хвоста. На крыльце, мешая ступить, в ноги кинулись кошки-подхалимы. Сели за стол, теща мастерски прооперировала арбуз, развалив его на одинаковые красно-зеленые треугольники. Генерал впился зубами в алую мякоть и застонал.
— Как вкусно вы его режете! — польстил он теще. — Кусочки прямо сахарные, аккурат умещаются во рту, сок по роже не течет.
— Эт не я, — расплылась в улыбке Батутовна, — это нож хороший. Импортный. В семьдесят третьем году его купила, в Москву ездила как лучший школьный литератор. Вишь, написано «нерж. сталь».
— Дык по-русски же написано, — заметил Анатоль, стуча пальцем по широкому лезвию. — Откуда импорт?
— Не, наши так не сделают, — уперлась бабка. — На ручку посмотри! Белочка — как живая!
Батутовна протянула Анатолю нож липкой, измазанной рукояткой вперед. На черном пластике выпуклым рисунком красовалась белка с шишкой в лапах.
— Возьми в руку, знаешь, как удобно в ладони лежит? — хвасталась она.
— Да ну на хрен. Нож как нож, — брезгливо поежился Красавцев. — Вон смотри, у меня какие!
Он достал советский кортик с хиршвангером и разложил на столе. Батутовна повертела их в руках, пощупала желуди, пощелкала туда-сюда ножнами.
— Фигня все это. Баловство. Денег тебе девать некуда. Вон посуду помой и не задавайся. — Пелагея смачно выплюнула черную косточку на стол и, хлопнув дверью, ушла в свою спальню.
* * *
Они снова зажили как раньше, в ежедневных нехитрых хлопотах, огрызаясь и лая друга на друга, и тут же углублялись в воспоминания, выпивая каждый вечер стаканчик виноградной бражки за Рафика и молясь о том, чтобы Хуан одумался и вернулся обратно.
Без испанца Волга как-то обмелела, лес пожух, рафаиловцы повесили носы. Никто не трогал его фотоловушек, не разрушал развешенных на деревьях приборов. Анатоль ежедневно снимал с них показания и записывал в толстую тетрадь времен СССР, которую Батутовна достала из бог знает каких загашников.
Зачем он это делал? На что надеялся? Порой, слыша вечерами, как у соседей из динамиков рвутся опусы современных реперов и эстрадных див, Красавцев тоскливо опускал лицо в ладони. Ему не хватало серебряных переливов фламенко, не хватало дуэнде, когда кисть испанца одновременно металась по струнам и отбивала дробь по лакированной деке. Да и вообще, не хватало этого наивного, чистого, словно кусок заволжского льда, человека, так странно вросшего корнями в русскую землю и так неожиданно из нее вырванного.
После Андрюшиного ранения коллеги Красавцева завели на Баилова уголовное дело — вдогонку к побегу. Как следовало из документа, «по факту нанесения телесных повреждений с использованием огнестрельного оружия». Сбежавший зэк на свободе, палит из «фроловки» по мирным жителям. Но генерал знал, что Рафаила не найдут. Он был уверен, что противник спрячется, выждет и будет искать личной встречи.
Честно говоря, Анатолю и не хотелось, чтобы Рафа упекли в тюрьму. По крайней мере, до исхода их дуэли. Но также он был уверен, что в его распоряжении — пара-тройка месяцев спокойного дачного отдыха, пока официальная охота на Баилова находится в острой стадии. Поэтому неспешно ухаживал за виноградом, опрыскивал его растворами марганцовки и йода от серой гнили, опудривал табачной пылью и поливал луковой настойкой от паразитов, выстригал листья над гроздьями, чтобы быстрее зрели.
Батутовна на утренней заре в три погибели собирала первый урожай картошки, снимая по десять клубней с одного куста, полола сорняки, рыхлила землю вокруг яблонь. Потом готовила обед, варила джемы из красной и белой смородины, закатывала их в маленькие баночки, которые хотелось съесть прямо тут же, не дожидаясь зимы. Часам к пяти вечера она вытирала фартуком пот со лба, ложилась на диван и печально вздыхала:
— Что-то быстро я устаю, Анатоль. Ничего не делаю, а спина ломит и в груди горит.
— Вы пашете, как цыганская кобыла, Батутовна, — отвечал Анатоль. — Я вам сделал гамак, настелил туда старые пуховики — вот лежите себе в тени и блаженствуйте. А не стойте с утра до ночи раком в огороде. Вашу попу над грядками видно даже с берега.
— Да какая это пахота. Бывало раньше за это время столько всего перелопатишь…
— В ваши восемьдесят четыре бабульки лежат в постелях, мытарят детей и пукают в воздух.
— Вот исполнится мне восемьдесят пять, и я повторю их пук, то есть путь… — теща засыпала, мешая слова.
Вокруг нее укладывалось шерстяное облако из кошачьих бочков и хвостов. Откуда ни возьмись к цветастому сарафану прижимался Хосе, еле умещаясь на краю дивана. Его задние лапы свисали, как весла, брошенные без дела в воду. Команда начинала похрапывать, сначала тихонечко, из-за такта, потом набирая обороты, а в финале — раскатисто, словно близкая гроза или арбузы, брошенные на асфальт из окна многоэтажки.
Анатоль в это время шел к небольшому сарайчику с инструментами. К задней его стене была приделана мишень, собранная из тополиных спилов — лучший материал для метания ножей, насколько он помнил со времен милицейских тренировок.
Красавцев прибивал гвоздем червонного туза, брался за лезвие, положив большой палец вдоль клинка, отводил руку назад, в развороте корпуса делал шаг вперед и выпускал нож. Прокрутив полоборота, он вонзался рядом с картой — плюс-минус — генерал не был ловким метателем. Анатоль пробовал и кинжал-хиршвангер, и советский кортик, и еще пару ножей из кухонного хозяйства Батутовны, но туз по-прежнему оказывался незадетым.
Красавцев хмыкал и шел к виноградному шатру. Каждый из этих клинков шикарно срезал виноградную лозу и совсем не хотел становиться ножом палача.
* * *
Через пару недель торговка из Запёздья, которая на старом мотоцикле приезжала к рафаиловцам продавать позднюю вишню и ранние груши, сообщила Красавцеву, что на его имя в почтовое отделение пришла корреспонденция. Здание почты было одно на три деревни и находилось на территории пёзд и бздунов.
— Я не жду никаких писем, — пожал плечами генерал.
— Ты не ждешь — тебя ждут, — емко ответила торговка и, поднажав на газ, укатила в гору, клубя дизельными парами.
Красавцев отправился в Запёздье. В крошечной комнатке, прилепленной к зданию сельсовета, ему выдали пакет размером А4. Разодрав голубовато-сиреневый конверт из непрозрачного полиэтилена, Анатоль, как в матрешке, обнаружил еще один конверт из отменной глянцевой бумаги. Внутри — вскрыть по линии клеевой прокладки оказалось несложно — лежали листы с водяными знаками и сложнейшим тисненым гербом наверху.
В один сюжет были собраны змеи, лошади, рыбы и какие-то цветы типа лилий. Генерал, зачарованный, как ребенок, провел большим пальцем по выпуклым геральдическим деталям — приятное и волнительное ощущение.
Далее следовал текст на двух языках. Один из них — английский, но Анатоль не был полиглотом, поэтому понял лишь обращение — M-r Krasavtsev. Далее нужна была помощь сына. Благо на почте ловил интернет, он сделал фото всех страниц письма и отправил Андрюше в мессенджер.
Вечером, пока Красавцев раздувал в беседке самовар, пришел ответ: «Па, ты стал владельцем недвижимости в Испании».
Анатоль разволновался, но связи уже не было, поэтому утром пришлось ехать в город для получения четкой информации. Андрюша уже выписался из больницы и щеголял по дому в трусах и белоснежной повязке через плечо.
— Объясняй! — Отец кинул на стол испанские бумаги.
— Пап, я ничего толком не понял, здесь юридический текст, я его не переведу, нужно обратиться к профессионалам. Но смысл в том, что Хуан завещал тебе дом где-то под Саламанкой.
— Он что, умер?
— Понятия не имею, здесь этого не сказано. Письмо написано его адвокатом, скорее всего.
— Звони ему срочно! — скомандовал генерал. — Видишь, внизу какие-то телефоны указаны.
— А российский номер? — спросил Андрей.
— Заблокирован.
— Пап, нам международный разговор выйдет в стоимость этого дома.
— Пускай. Звони. И спрашивай, что с Хуаном, — отец был непоколебим.
Андрюша несколько раз пытался набрать номер с мобильного и стационарного телефонов, но трубку никто не брал. Анатоль метался по квартире, не находя себе места. В дальней «детской» копошилась Олеся, но он только буркнул ей «привет» и закрыл дверь. Как ни странно, она продолжала жить в комнате с оружейным шкафом, будто надеялась однажды его расколдовать.
Наконец, через пару часов, Андрюше перезвонили. Следя за тем, как непривычно движется лицо сына во время переговоров на чужом языке, Красавцев пытался уловить суть. Как только Андрей нажал на сброс, тут же в него вцепился:
— Ну что?
— Хуан жив. Лежит, как сказал юрист, в «успокоительном учреждении», типа нашей дурки, лечит депрессию. Телефон выкинул, ни с кем не разговаривает. По поводу имущества, там с твоей стороны нужно оформить еще кучу документов, получить гражданство…
— Да хрен бы с ним. Ничего я не буду делать. Не нужны мне его дома в Испании. Пусть немедленно позвонит, так и передай его адвокату.
— Сам передай, если такой умный, — огрызнулся Андрей. — Он такой, не захочет — не будет звонить.
Красавцев вернулся на Остров. Похлебал щей, приготовленных Батутовной из свежесрезанной капусты, покидал ножичков за сараем, покормил, почесал животных.
— Не мила мне жизнь, — сказал он внезапно теще после сводки последних новостей от Хуана.
— Ишь какой, ты ей больно мил… — съязвила Батутовна.
— Я бы тоже, как испанец, лег в дурку и валялся там зубами к стенке, игнорируя суету. А меня бы пичкали таблетками и кормили по часам.
— Ложись. Я тебе и здесь дурдом устрою.
— Вы мне мозг съедите, тещенька. А там мозги, наоборот, берегут.
— Нет у тебя мозгов, неча там беречь. Иди лучше сними показания с ловушек и приборов, — поддразнила бабка.
— Зачем?
— Приедет Хуан, а ты ему — хоп — материал для научной работы!
— Он не приедет, — опустил веки генерал.
— Спорим? На что? — завелась Батутовна.
— На день вашего молчания.
— Идет! — воскликнула теща и азартно ударила своей маленькой сморщенной ладошкой большую лапу генерала.
Никто из них даже не подозревал, насколько пророческим окажется этот спор.

Глава 31
Фаричка

Зверь лежал под кустами возле тропы и тихо скулил. На экране его плач не был слышен, но Красавцев интуитивно понял, что лис ранен. Генерал даже позвал к ноутбуку Батутовну, чтобы та посмотрела видео, зафиксированное фотоловушкой.
— Гляньте, поменял карту памяти в камере, а на ней вон что…
— Маленький… далеко не мог уйти, ищи его в том же месте, — приказала теща.
За окном темнело, но Красавцев, захватив фонарик, перчатки и плотный брезентовый мешок, отправился в лес. Он сел на корточки в ареале ловушки и замер. Колени хрустели, спину ломило. Генерал не молодел. Лето тоже близилось к исходу. Траву покрывали сухие листья, они потрескивали от ветра и блокировали другие звуки. Но Господь не для того выбрал Красавцева спасителем, чтобы тот свернул с пути.
Через несколько минут слабый вой послышался со стороны кустарников, и Анатоль на корячках пополз туда. Свет фонаря вырвал из монотонно торчащих веток что-то живое.
Красавцев достал из мешка кусок курицы и тихонечко засвистел. Зверь попытался сделать рывок, но не сдвинулся с места. Генерал понял, что ранение серьезное, пора «брать».
Надев перчатки, он раскрыл мешок куполом, подлез под кусты и накинул брезент на голову лиса. Тот заметался, вонзил острые зубы в слои грубой ткани, но не смог их прокусить. Анатоль подтащил животное еще ближе, погружая его тело в пакет, и наконец затянул завязки. Тот, кто оказался внутри, плакал и почти не сопротивлялся.
Дома, на застеленном старой простыней полу, Красавцев с Батутовной, не снимая перчаток, осмотрели лиса. Зять держал его голову и передние лапы, теща пыталась раздвинуть на спине шерсть в засохшей крови.
— Кажется, в него стреляли. Я даже чувствую застрявшую пулю, — сказала Батутовна. — Похоже, задет позвоночник. Вишь, задние лапы отказали.
Ли́са попытались напоить куриным бульоном и молоком, но зверь ни к чему не притронулся.
— Покойник, — вздохнул Красавцев.
— Жаль, что нет Хуана. Он бы его враз поднял на ноги. А теперь надо в город, в ветклинику везти, — заключила Батутовна.
На ночь лиса оставили в коридоре, где недавно снова окатилась Шалава. В суете сует кошку забыли стерилизовать. Хлебнувшая горя по молодости, она тут же почуяла рядом с собой смерть и приступила к самостоятельной реанимации. Сначала рьяно облизывала незнакомого зверя шершавым языком, потом легла горячим животом на заледеневшие задние лапы, а в итоге добилась того, что рыжий подранок потянул свой нос к ее надутым сосцам и начал пить-пить-пить, захлебываясь, обливаясь кошачьим молоком и собственными слезами. К утру картина вселенского милосердия явилась вскочившим спозаранку бабке и генералу.
— Смотри-ка, — всхлипнула Батутовна, — я ее Шалавой называла, а она — и есть сам Рафаил исцеляющий!
Шалава смотрела на всех мудрыми глазами и урчала на запредельной громкости. Красавцев наклонился к лису. Его задние лапы были теплыми, но по-прежнему неподвижными.
— Езжай! — благословила зятя Батутовна, и тот поехал штурмовать городские ветклиники.
Именно штурмовать, потому что лечить дикое непривитое животное «с бог знает какими инфекциями, вплоть до бешенства» не брался никто. Андрюша с Олесей, подключенные к процессу, обзвонили все ветеринарки, но везде им отказали. В последней, правда, тоненький девчачий голос ответил в трубку: «Вы приезжайте, только после двенадцати ночи».
К этому времени Красавцев с подранком были на краю города в маленькой клинике с торца жилого дома. Девочка-врач, видимо, вчерашняя выпускница, пригласила их в операционную.
— Только никому не говорите, меня уволят, — взмолилась она.
— Да что вы! Я, наоборот, заплачу три цены! — в отчаянии закричал генерал.
— Тише! Будете мне ассистировать.
В итоге к четырем утра, еле держась на ногах, Анатоль уехал с лисичкой в свою городскую квартиру. Это оказалась полугодовалая девочка, которую Красавцев назвал Фаричкой — зеркально отобразил имя погибшего Рафика и добавил женский суффикс. Фаричке удалили пулю, вынули осколки костей, обработали рану. Девочка-врач прописала инъекции антибиотиков, мази и примочки, но самое главное испытание было не в уколах.
— Вам нужно учить ее ходить. Посмотрите в интернете, как восстанавливают нервы и мышцы собакам и кошкам-спинальницам. Это тяжелый труд. Не знаю, хватит ли у вас сил. Рефлекс в задних лапах сохранен. Но все зависит от вашей любви.
— Вообще все в этом мире зависит от любви, девочка, — сказал засыпающий генерал и протянул ветеринару несколько купюр.
— Ни в коем случае! — в голосе врача появилось железо. — В прайсе нашей клиники нет лисиц. И я делала это не ради денег!
— Пусть это вернется вам здоровьем! — поцеловал ее Красавцев и с лисицей в мешке поплелся ловить такси.
* * *
Батутовна взялась за восстановление Фарички с таким энтузиазмом, будто поспорила со Всевышним, что поднимет животное на ноги. Она попросила Андрюшу распечатать огромным шрифтом все методики работы со спинальниками, и внук сделал ей брошюру. Для Фарички купили пупырчатые коврики и даже человеческий тренажер с бегущей дорожкой. Каждый день Батутовна массировала спинку и задние лапки лисы, растирала их барсучьим жиром. Каждый день, поддерживая зверя за живот, имитировала с ним ходьбу по колючим коврикам. Каждый день ставила на ползущую ленту тренажера и передвигала слабые конечности лисички.
— Мама, вы так ни с дочкой, ни с внуком не возились! — восхищался Анатоль.
— Это правда. Такая была дура. Все дела, дела. Школа, ученики…
Надо ли говорить, что Фаричка возлюбила Батутовну со всей нежностью лисьей души. Она ползала за бабкой по полу, куда бы та ни пошла. Пела ей песни — мяукая-лая-свиристя, заглядывала в глаза, прижималась всем телом, как только Пелагея ложилась на диван и забирала с собой Фарьку. Сначала лиса волокла свой таз, опираясь на передние лапы. Затем постепенно начала приподнимать крестец. И в какой-то момент, дрожа всем телом, подошла к Батутовне на всех четырех конечностях. Старуха залилась слезами, тяжело, по-слоновьи упав на колени и локти, прижалась щекой к мокрому носу Фарички.
— Моя деточка… — слезы Батутовны падали на лисью морду, — моя красавица…
Лиса с остервенением лизала лицо своей спасительницы, словно пыталась шершавым языком разгладить морщины и докопаться до сути — нежной кожи ребенка, рожденного сострадать.
Эту сцену, войдя в дом, застал Анатоль и тоже, как мальчик, опустился на четвереньки, уперев лоб в голову тещи. Так они стояли втроем на холодном полу, мокрые от слез, от нахлынувших водопадом чувств, от жалости друг к другу и ко всему миру.
На протяжении всей Фаричкиной терапии Красавцев поэтапно снимал на телефон видео занятий и через Андрюшу отправлял адвокату Хуана.
— Пусть обязательно покажет зоологу, — наказывал сыну генерал.
Но Андрюша пожимал плечами:
— Как я могу это гарантировать? Может, он стирает видео сразу же, как получает…
* * *
Адвокат и вправду долго не обращал внимания на сообщения «сумасшедших из России», но все же, когда в очередной раз приехал к своему клиенту в психушку, протянул ему экран.
Хуан Фернандес Карбонеро изменился в лице так, словно ему в вену ввели хлористый кальций. Он открыл рот, часто задышал, кровь закипела и ударила в мозг. Один за другим испанец открывал видеофайлы, ходил по палате взад-вперед и тряс головой.
— С вами все в порядке? — спросил адвокат. — Может, позвать врача?
— Нет! — отрезал пациент. — Отныне приносите каждый новый фрагмент, который пришлют мои друзья. Я заплачу.
— Какие проблемы? — удивился юрист. — Я принесу вам телефон, и общайтесь с вашими товарищами сколько влезет!
— Нет! — опять огрызнулся Хуан. — Принесите мне телефон и пересылайте туда новые кадры из России.
— Договорились, — кивнул его поверенный, а про себя подумал: «Идиоты. Они все идиоты».

Глава 32
Послание

Фаричка росла как на дрожжах. Она еще припадала на задние лапы, но уже опушилась и стала похожа на картинки хитрых лисиц в русских сказках — с раскосыми глазками, белым воротничком, черными гольфами, как у Рафика, и нереально пушистым огненным хвостом.
Она была продолжением Батутовны, вилась у нее под ногами, чем со временем стала вызывать ревность у Шалавы и Хосе. Кошка-спасительница стала частенько покусывать Фаричку и даже била ее лапой по наглой рыжей морде. Черный пес с серебряными яйцами просто тоскливо скулил от несправедливости. Лисица отбрыкивалась, отфыркивалась, но зла на них не держала. Она была толерантной, как и все носители гена Рафаила. Более того, Фаричка удивительно повлияла на хозяев этого дома. Батутовна стала плюшевой, покладистой, недрачливой. Анатоль — спокойно принимающим все тещины глюки и закидоны.
Спустя год, в середине октября, возле дома вновь зашелся вонючей отрыжкой мотоцикл тетки из Запёздья. И снова она стала вестником великого события.
— Генерал Красавцев! — кокетничая наотмашь накрашенным ртом, крикнула торговка. — Вам письмо от президента, пляшите!
Анатоль лениво подрыгал ногами, как кошка, стряхивающая воду с лап.
— Президента чего? Товарищества садоводов Запёздья? — съязвил он.
— Да вот еще! Президента России! Точнее, не вам. Испанцу, который здесь жил. Но начальник почты сказал, что отдаст только представителю МВД.
Красавцев кивнул.
— Тебя проводить до почты-то? — сокращая дистанцию, предложила соседка.
— Да сам дойду, не развалюсь, — попытался отбрыкаться Анатоль.
Ему на помощь, как овчарка, выскочила Батутовна.
— Пошла вон отсюда, шмара! Не таращь на него свои зенки, не про тебя король! Сказал, что сам пойдет, значит, сам пойдет!
— Ой, да подумаешь, личный секретарь, рожа в складку. Командуй своей зверофермой, а то я тебе глаза повыцарапаю, — фыркнула тетка и газанула так, что над островом поднялся клуб дыма, похожий на атомный гриб.
В отделении Запёздья Красавцева встретили как ревизора. Все замерли. Почтальонша лично вышла из своего залапанного зазеркалья и вручила большой конверт, подобный предыдущему.
Анатоль было подумал, что Хуан снова одарил его наследством, но вспомнил, что письмо было на имя испанца. Он достал из кармана камуфляжных штанов узенькие очки, какие продавались в каждом городском киоске, и водрузил на нос. В графе «От кого» было напечатано: «Совет по грантам Президента Российской Федерации». Генерал моментально вспотел и отер лоб в предвкушении чего-то необычайного.
— Распишитесь, — почтальонша протянула бланк.
Анатоль дрожащей рукой поставил кривую подпись.
— Ну теперь вскрывайте! — в один голос сказали работники почты.
— С фига ли? Я вскрою дома. До свидания. Благодарю.
На кухне, освещенные советским абажуром, они с Батутовной сидели перед конвертом, как гости на спиритическом сеансе.
— Ну, все, не томи, режь! — не выдержала теща.
Красавцев взял ножницы и обрезал торец бумажного пакета. Достал свернутый пополам официальный бланк, прокашлялся и торжественно начал:
— Уважаемый Хуан Фернандес Карбонеро! Сообщаем, что вы являетесь победителем конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых…
— Да ладно! — вскочила Батутовна. — Сработало! Все не зря! Правда, Толя, правда???
Они читали это письмо сверху вниз, вдоль и поперек. Они выучили его наизусть и цитировали друг другу при каждом удобном случае. Они растрезвонили всем соседям. На Острове и в Запёздье не осталось ни одного человека, который бы не знал, что чудак-испанец, изучающий «поведение лисиц в сигнальном биологическом поле и выделяющий особи с геном SorCS1, именуемым исследователем как ген Рафаила, для последующего сохранения популяции в пойменных лесах Поволжья», получил грант, равный двум миллионам рублей. Плюс — предложение помощи новосибирских ученых-зоологов построить на территории Острова научную базу со всем необходимым оборудованием.
Андрюша писал адвокату испанца каждый день. Объяснял грандиозность события и требовал связи с Хуаном. Юрист уверял, что вся информация клиенту передана. Но ответа не было.
* * *
Весточка оказалась неожиданной. Точнее, Красавцев устал ее ждать, а потому на какое-то время забыл, замотался. Так бывает, когда бесконечно лечишь хроническую болезнь, а потом просто машешь на нее рукой. Привыкаешь жить в боли, сквозь боль, несмотря на боль.
Часа в два ночи Анатоль проснулся от звука разбитого окна. Вышел на кухню. Ветер выл и зловеще полоскал занавески. На полу лежало что-то, обернутое белой бумагой.
Генерал нагнулся, держась за поясницу, и взял в руки тяжелый сверток. К половинке кирпича канцелярской резинкой, что фиксируют пачки денег, был прикреплен тетрадный листок в клетку. На нем синей шариковой ручкой было несколько цифр и одно слово: «14.11–10.00. Камни».
Красавцев все понял, 14 ноября уже наступило. Он скомкал послание, бросил в корзину и отправился на веранду за куском фанеры, чтобы закрыть разбитое окно. В проеме двери стояла Батутовна в сорочке и мятых тапках.
— Ерунда, — сказал Анатоль, — кто-то из алкашей кинул в окно кирпич. Завтра позову местного стекольщика. Идите спать, мама.
Пелагея сделала шаг назад, пропустила Красавцева в коридор и вынула мятый тетрадный лист из мусорного ведра. Прочитала, выкинула обратно и вернулась в свою комнату.
Анатоль часа полтора еще возился на кухне — убирал осколки, прилаживал к раненому окну фанерный лист. Затем, тяжело дыша, лег на диван. Сна не было. И как ни странно, из соседней комнаты не слышалось храпа тещи.
В полной тишине генерал понял, что был последним дураком. Перед смертью не перевел свои счета на Олеську и сына, не оформил на них дом, не разобрал бумаги, не распродал коллекцию — кому она теперь нужна? А так — около миллиона рублей в семейном кошельке, в том числе и на его похороны. И еще — не помирился с женой, не сказал напутственных слов Андрюше.
Внезапно перед глазами появилась мама — вероятно, он задремал, — она гладила его по голове, улыбалась и беззвучными губами произносила:
— Толя. Толечка. Милый.
— Мама, ты за мной? — спросил генерал.
Элеонора Васильевна, молодая, в элегантной шляпке с вуалью, отрицательно покачала головой. Тонкая сетка оставляла прозрачную тень на ее лице.
— Как мне его победить? Дай совет!
— Подумай о нем. Кто он? Чем живет? Какой была его мать? О чем он размышляет сейчас, в эту минуту…
Анатоль вскочил на кровати, смахивая сон. А правда, кто такой Раф Баилов? Об его отце Красавцев имел очень четкое представление. Но мать? Кто его мать? Какая баба могла быть женой Икара Ахметовича, следака, кайфующего от предсмертной агонии других. От крови, выбитых зубов, сломанных ребер. От судорог, до которых он сам с величайшим удовольствием доводил подозреваемых. Не пытаясь понять, виновны они или нет.
И потом, судя по годам, она зачала и родила сына, когда Баилов уже сидел за решеткой. Была ли она его супругой? Или он надругался над какой-нибудь девкой в статусе «авторитета», когда сами надсмотрщики приводили в камеру женщин из соседних поселений… Мотала ли она срок, как сам Икар?

Часть 4


Глава 33
Мама

Она была. Анна Бархатова. Чистокровная арабская кобылица. С тончайшими лодыжками и запястьями, с блестящими вороными волосами в высоком пучке. Внешний край ее глаз был гораздо выше внутреннего, отчего взгляд казался лесным, зверино-копытным, оленьи-ланьим с веерами-ресницами, не пропускающими солнца. Как дорогому породистому скакуну, судьба предопределила ей быть увешанной богатой амуницией с рубинами, жемчугами, страусиными перьями. И — непременно взнузданной крепкой сбруей и объезженной самым резвым и настырным седоком.
Таким оказался следователь ГБ Икар Баилов. Он увидел Аню Бархатову на Казанском вокзале — со студентами Горного института она уезжала в экспедицию за Урал. Свободная, хохочущая, окруженная прыщавыми парнями. Среди всех девчонок — миловидных, разномастных — она была золотым самородком в тонне песка.
Икар подошел, представился, показал документы. Придумал на ходу, что разыскивает преступника, расспрашивал, не видели кого-то похожего. Компания напряглась, перестала смеяться, от магнетического прищура Баилова всем стало неуютно. Но Аня, казалось, не чувствовала угрозы. Она отшучивалась, отворачивалась, не пыталась угодить Икару ответом, чем заводила его еще больше.
— Оставьте имена и телефоны для следствия, — приказал Баилов.
Телефоны оказались только у двоих. Высокого парня с ежиком на голове и (о, счастье!) у Бархатовой.
— Где вы живете? — спросил он студентку.
— На Большой Калужской [20], рядом с институтом, — ответила она. — А вы?
Все засмеялись. Аня явно игнорировала важность гэбиста и даже с ним заигрывала.
— Кремлевская набережная, дом один.
— Ого! Шутите? Может, позовете в гости? — Аня флиртовала.
— Позову. Если испечете мне пироги.
— Я не умею. У нас для этого есть домработница, — Бархатова опустила опахала ресниц.
— Да-да, она у нас дочка академика, — ввернул тот, что с ежиком.
— Ну значит, придется вас научить. — Икар прошелся своим взглядом-рентгеном с головы до ног девушки, отметил бриджи с манжетами, интимно обнимавшими ее икры, и остался крайне доволен.
Дальше он включил внутренний секундомер. И хотя речь шла о двух месяцах студенческой практики, в каждом мгновении жизни Икара уже присутствовала роскошная необъезженная кобылица.
Баилов ревновал ее ко всем прыщавым однокурсникам, включая «ежистого», волновался, не обожгла ли она свои ножки о пламя ночного костра, не отбила ли пальчики острым кайлом, долбя горные породы, не ужалена ли слепнем, не покусана мошкарой.
По своим каналам он узнал, что папа Ани — академик-филолог Николай Петрович Бархатов, по совместительству писатель, а мама Натали Автандиловна — пианистка из Гнесинки. Есть еще бабка по матери Мгела Мгеридзе — каких-то княжеских грузинских кровей и два человека прислуги — кухарка и уборщица. Кроме московской квартиры, у богемной семьи — дача в Переделкино.
Все это Икара абсолютно устраивало. Он хоть и жил напротив Боровицких ворот Кремля — но за душой не имел ничего. По этому адресу в одной из каморок коммунальной квартиры была прописана родственница его приятеля по школе милиции. Мировая, гостеприимная тетка, любящая окружать себя молодежью. В 10-метровой комнатке студенты дневали и ночевали на всех возможных поверхностях — от стульев до обувных полок.
Хозяйка носила звучную еврейскую фамилию Айзенберг. Никто не знал ее имени, поэтому ласково обращались «Азя». Когда все выпивали, она выдавала фирменный афоризм: «Мой адрес: Москва, Кремль, Айзенберг». После этого традиционно звучали остальные метафоры, гиперболы, аллегории и просто анекдоты. За шутки и национальность тетку вполне могли и посадить, но милицейский мир уважал Азю и даже крышевал ее. Поскольку любого человека в любое время суток она готова была выслушать, приголубить и накормить бутербродом с маргарином. На большее Айзенберг не зарабатывала, ибо служила обычной прачкой в гостинице «Москва». Икара она не особо выделяла из толпы, но когда уезжала с племянником на лето-осень отдыхать в Коктебель, ключи от комнатушки с легендарным адресом вручила именно ему.
На дворе стоял 1952 год. Первую неделю Баилов терпел привычный для этих стен колхоз, а затем как-то незаметно разогнал всех друзей, подруг, знакомых, родственников, к чертям собачьим. И остался один на один с шикарным видом на Кремль. Теперь он мечтал только об одном: чтобы Аня вернулась в Москву раньше, чем мадам Айзенберг.
Икар надраил комнату до блеска, в одиночку поклеил новые обои, повесил чистые шторы, покрасил полы.
— Шо-то вы так стараетесь, молодой человек? — спросила его на общей кухне соседка Клава. — Так ждете свою Айзенберг? Она для вас прямо медом намазана!
Клава завидовала Азе. Необъятных размеров баба с дынной грудью сорта «торпеда» была одинока, несмотря на свою продовольственную привлекательность. Клава работала уборщицей в кулинарии и после закрытия воровала мясо. Когда она варила борщ, божественный запах валил с ног полуголодных студентов. Но они все равно липли к Азиным тощим титькам и нищим бутербродам.
— Теперь понимаешь силу искусства, Клава? — поднимала над головой сухой палец Айзенберг, когда они стояли у одной плиты. — Не хлебом единым живет молодежь. Я для них духовный идол, Афродита, Мельпомена, Талия!
— Где у тебе талия? Доска доской, пожмакать нечего, — бурчала Клава.
— Да меня писали художники, воспевали поэты! — парировала Азя.
Множественное число здесь было ни к чему. Изобразил ее один-единственный портретист, затесавшийся среди юных милиционеров. Правда, небесталанно. Картина в серо-голубых тонах иконой висела в комнате на самом видном месте. Азя была на ней в профиль, худа и величественна, как Ахматова у Натана Альтмана.
Клава презрительно махала на это рукой. Пока соседка жарилась на морях, толстуха пыталась охмурить странного рябого, узкоглазого мента, но безуспешно. Он был трудолюбив, аккуратен, молчалив и холоден. Холод причем шел от него сырой, загробный.
Клава плюнула и отступилась. Правда, вскоре пожалела. В конце лета Икар привел в Азину комнату породистую черноволосую девушку. А рядом с ней сиял и искрился так, будто проглотил люстру из Дворца съездов. Клаве он даже показался красавцем. Атлет, желтая рубашка, звенящие прорези глаз, яркие зубы, улыбка с неотразимой асимметрией.
Аня тоже «клюнула» на Икара и панораму из окна. Баилов был исключительным джентльменом. Дотрагивался только до ее руки, рассказывал легенды о подземном лазе под Боровицкими воротами, через который можно выбраться из Кремля, если что.
— Если что? — нарочито испуганно хлопала Аня ресницами.
— Если диверсия, — объяснял Баилов.
Она бесстрашно оставалась ночевать в комнате Айзенберг, но Икар всегда при этом спал на полу. Аня провоцировала, щекотала босой стопой, спущенной с кровати, его смуглую шею. Он целовал пяточку и прятал нежную ножку снова под одеяло.
Однажды, нагулявшись по городу, вернулись за полночь. В коридоре пахло свежестираным бельем и вареным мясом. Икар сглотнул слюну. Он сильно похудел, пока ухаживал за Бархатовой — шиковал, чтобы накормить возлюбленную в лучших ресторанах, голодал.
— Пойдем, совершим преступление, — предложил он шепотом.
— Ура! Наконец преступление! — Жизнь для Ани была сплошным сюрпризом.
Они на цыпочках подошли к плите, где в огромной кастрюле с черными сколами эмали булькал Клавин бульон. Икар взял с крючка вафельное полотенце и снял крышку. В свете уличного фонаря шмат мяса напоминал ополовиненный кирпич. Орудуя двумя ножами, Баилов отрезал кусок и впился в него зубами, обжигая язык и нёбо. Аня прыснула в кулак и потребовала с ней поделиться. Второй отсеченный кусочек, охлажденный на вилке, отправился в ее милый ротик. Девичьему восторгу не было предела. Говядина оказалась недоваренной, и она выплюнула ее в мусорное ведро. В то время как Икар жевал сырые волокна отчаянно, рыча и закатив глаза от наслаждения.
Через полчаса они, спрятавшись за дверью своей комнаты, наблюдали в щелочку, как Клава солила бульон, гасила огонь и причитала:
— Надо же, как уваривается мясо. Просто безобразие…
Для Бархатовой жизнь рядом с Икаром была приключением. Она рассказывала об этом друзьям, родителям, домработницам и хохотала, не в силах остановиться.
Бабушка Мгела первой поняла, что у внучки серьезный ухажер, и предложила познакомить его с семьей. Так он появился на пороге их дома. В белой сорочке, постиранной и наглаженной, полосатом галстуке, широких серых брюках, с букетом хризантем.
Расцеловав женщинам руки, Икар скинул пиджак. Рубашка красиво облегала крепкий торс. На ремне — с правого бедра — висела кобура с табельным пистолетом.
Мгела подняла брови. Отец с матерью многозначительно переглянулись.
— Вы ходите с ним даже в гости?
— Я после рабочего дня, простите…
За столом Икар был безупречен. Мало ел, умело пользовался приборами, изящно поддерживал разговор. К удивлению Николая Петровича, цитировал Ахматову и Пастернака. На радость Натали Автандиловны, чистым баритоном пропел начало первого концерта Чайковского. Бабуле попытался угодить знанием грузинских вин. Но, в отличие от других домочадцев, Мгела Мгеридзе сидела чернее тучи. А когда Икар встал и торжественно попросил руки Ани, закрыла лицо красиво увядшими пальцами в перстнях.
— Бабушка, тебе плохо? — затрепетала внучка.
Мгела не ответила. Николай Петрович церемонно поблагодарил следака за честь и, сославшись на неожиданность предложения, попросил взять время. Аня раскраснелась. Она тоже не знала, как реагировать. Икар подробно рассказал о своих планах: скоро будет направлен начальством в Высшую школу, грядут звания, хорошая зарплата, виды на жилье.
— А свадьбу сыграем через четыре месяца, я как раз накоплю денег, — заключил он.
Семья затихла. На кухне слышался плеск воды и звон посуды. За окном второго этажа дети играли в вышибалы. Мяч глухо ударялся о кирпичную стену. В такт ударам помпезная люстра над столом нежно звенела хрустальными бусинами.
Неловкую паузу нарушила повариха Маша. Она вынесла вишневый пирог. Все выдохнули и накинулись на лакомство.
— Это фантастически вкусно, — простонал Икар с набитым ртом, рассекретив в себе плебея.
Аня поддела его локтем и улыбнулась:
— Я же говорила, здесь есть кому печь пироги!
Наконец вечер завершился. Мгела, сухо попрощавшись, ушла в свою комнату. Мама пожала Икару руку. Папа пошел провожать его в коридор.
— Простите, что напугал вас. Просто давно люблю вашу дочь и не мыслю без нее жизни, — тихо сказал Баилов отцу, надевая пиджак.
Николай Петрович заговорщически подмигнул следаку, мол, не волнуйся, пока женщины ахают, мы все решим.
Перед сном он притянул к себе жену и спросил:
— Ну как тебе гэбист?
— Что-то мне страшно, Коля, — ответила она. — С одной стороны, умный, образованный, надежный, а с другой…
— А другой стороны просто нет, — филолог чмокнул свою пианистку в щеку. — Помнишь, как паниковали твои родители, когда я пришел тебя сватать? Ни гроша за душой, штаны брата, дырка с кулак в кармане. А ты — потомственная грузинская княжна… А сейчас? Разве ты жалеешь о прожитом?
— Ни минуты…
— Тогда позволь и дочери быть счастливой. Если она его любит — пусть выходит замуж.
В темной спальне скрипнула дверь. Мгела в длинной сорочке с кружевами застыла у стены привидением.
— Мама? Потеряла таблетки для сна? — вздрогнула Натали.
— Их нужно немедленно разлучить, — надрывным голосом отозвалась Мгела. — Этот милиционер — чудовище. Неужели вы ничего не поняли?..
* * *
Мгелу не услышали. Икар начал бывать в доме Ани чуть ли не через день. Айзенберг вернулась, расцеловала Баилова за ремонт, предложила ему купить матрас и жить на полу — хоть со своей девушкой, хоть без. Но он отказался, и панорама на Кремль сменилась видом на зассанный забор в поселке возле платформы «63 километр». От Казанского вокзала электричка шла туда час сорок. Комнатку ему сдал коллега по отделу. Стоила копейки, остальное Икар оставлял на свадьбу.
Бархатовы жалели будущего зятя и часто предлагали переночевать. Для этого в коридоре ставили раскладушку, а сверху клали великолепную перину из свадебной коллекции бабули.
Мгела сверлила его черными глазами, взывая к помощи всех загробных князей, включая покойного мужа. Но следак будто этого не замечал. Более того, порой сам так зыркал на старуху, что та вздрагивала и исчезала.
Ане все нравилось. Любовь ли это, она не знала, но Икар казался явно интереснее однокурсников. Девчонки завидовали, уверяли, что жених точно многого добьется. А его принципы — до свадьбы только поцелуи — говорили о высоких чувствах и железной выдержке. Целовал он восхитительно. Без студенческих слюней и соплей, по-мужски.
— Ты что-то чувствуешь у него в штанах? Крепкое, металлическое? — хихикая, интересовались подружки.
— Да, — отвечала Аня, — пистолет.

Глава 34
Замужество

Наконец день бракосочетания настал. Платье в грузинском стиле готовили лучшие тбилисские портнихи. Вручную расшивали жемчужным бисером пояс, бархатную шапочку с фатой и верхние рукава. Под ними были еще одни — из молочного шифона. Туфли тоже заказали национальные, с загнутыми носками.
Аня была фантастически хороша. Икар не мог насмотреться. Ему купили черный костюм, достали заграничную нейлоновую рубашку — перламутрово-белую. На ее фоне даже кипенная белизна Аниного платья выглядела желтоватой. Но зубы, отменно ровные зубы Баилова выдержали это испытание.
Бархатовы влюбились в него еще больше. Мгела — еще больше возненавидела. Чтобы молодые ни в чем себе не отказывали, после свадьбы мама с папой укатили на месяц в сочинский санаторий. А бабушку — с глаз долой — отправили на дачу в Переделкино. Там был настоящий камин, и раннюю осень можно было вполне себе сносно пережить.
Первая ночь, первый завтрак, первые гости, первый супружеский пикник — были прекрасны. Аня гордилась мужем, носила его фотографию в медальоне-сердечке на груди. Она оканчивала институт и планировала отправиться в Кавказский заповедник, где восстанавливали популяцию зубра. В это же время там зарождалась почвенная лаборатория и активно шли исследования горных пород.
Каждый вечер жена рассказывала Икару, какой насыщенной будет экспедиция, что за продвинутые люди ее возглавляют, сколь великие открытия ждут ученых.
Следак долго молчал, а за неделю до отъезда, когда на полу уже валялись свитера, рюкзак, спальный мешок и палатка, подошел к Ане, прижал ее ладони к своим губам, поцеловал каждый пальчик и тихо произнес:
— Ты никуда не поедешь.
Показательные танцы арабской кобылицы завершились, декоративная амуниция была сброшена, в нежный рот вставлен железный трензель, по шелковому крупу прошелся грубый кожаный хлыст. Настало время заездки под седло. Неготовая к неволе лошадка брыкалась, кусалась, сопротивлялась, убегала из дома, но все было бесполезно.
Икар уволил домработниц и нанял некую Альбину с внешностью цербера, которая варила и убирала, но все больше следила за каждым Аниным шагом. Супруге нельзя было выходить на улицу без мужа, приводить в его отсутствие гостей, встречаться с друзьями. На окна второго этажа установили решетки.
Аня пыталась найти родителей в сочинском пансионате и бабушку в Переделкино, звонила во все справочные службы — и не могла никого отыскать. Лишь однажды рано утром, после ухода мужа, успела схватить дребезжащую телефонную трубку и услышала голос отца:
— Анюта, мы живы. Но больше не увидимся. Так будет лучше для тебя. Не переживай за нас. Целуем, любим, прости…
От Мгелы не было вообще никакой информации. Аня предполагала, что ее больше нет в живых. Каждый вечер муж приходил натянуто бодрый, чмокал супругу в лоб, интересовался, как прошел день.
— Никак, — отвечала она заторможенно, — почему у тебя сбиты костяшки на кулаках?
— Тренировался. Ты же знаешь, такая профессия — обязательно нужно быть в форме.
Аня не сомневалась, что тренировался Икар на людях. С ней муж по-прежнему был нежен, ни разу не поднимал руки, но леденящий тон, которым он отказывал в любой ее просьбе, выдавал тирана.
Прошел год, они съездили к морю. Икар нашел пустынное местечко под Адлером. Остановились в частном секторе, питались у хозяйки в беседке, увитой виноградной лозой. На каменистом пляже вместе с ними были две-три немолодые пары.
Однажды, пока муж плавал, к Ане подошел приятный старик, еще крепкий, синеглазый, в стиле Хемингуэя, и спросил, как проходит отдых. Она что-то ответила. Он снова что-то спросил. Разговор был малосодержательным, но для Анны Баиловой этот человек оказался единственным собеседником за последние месяцы.
Когда Икар выходил из воды, она заметалась, шепнув старику:
— Немедленно уходите!
— Вам надо бежать, красавица. — Хемингуэй внезапно сделался крайне серьезным. — Бегите куда глаза глядят, только не оставайтесь…
Он не договорил, резко развернулся и энергично зашагал в обратную сторону.
— Что ему было нужно? — спросил муж, взяв Аню за подбородок.
— Спрашивал, где здесь лучшая кухня. В каких столовых, кафе… — равнодушно ответила она.
— И ты ему ответила? — напирал Икар.
— Сказала, что мы с мужем едим у хозяйки…
— Зачем ты говорила с незнакомым мужчиной?
— Потому что люди разговаривают, люди общаются, в этом смысл социума. Ты не думал об этом?
Аня дрожала. Под палящим солнцем она чувствовала себя замороженной треской.
На следующий день пара перебралась на еще менее уютный, дикий пляж. Там до конца отпуска не было ни души.
* * *
Мысль о побеге свербила мозг. Аня отдавала себе отчет, что со связями Икара ей далеко не уйти. Да и цербер Альбина всегда начеку.
Родившийся план был далек от идеала. У лучшей подруги намечался день рождения. Аня знала, что, как и раньше, отмечать будут дома, на Шаболовке, одна станция метро от нее по оранжевой ветке. Она твердо верила в одно — нужно попасть в большую компанию «своих», а там уже спрячут, спасут, возможно, сообщат в вышестоящие органы, заявят о пропаже родителей и бабушки.
За неделю до мероприятия жена Баилова разрезала на длинные полосы самую крепкую в доме простыню и тугой косичкой сплела из нее три веревки разной длины. Трудилась она несколько дней во время якобы послеобеденного сна, когда Альбина готовила на вечер жаркое с картошкой и не могла отойти от плиты.
Праздник приходился на субботу. У Икара был укороченный рабочий день — до четырех. В двенадцать домработница мыла посуду. На счастье Ани, в этот момент шумела не только вода, но и выли трубы — весь подъезд безуспешно пытался решить эту проблему.
Аня на цыпочках прошла на кухню, беззвучно сняла со стены молоток для отбивания мяса, остановилась на секунду, выдохнула и жахнула тупым рифленым концом Альбине по голове. Церберша выронила тарелку и даже не охнув, не обернувшись, рухнула на пол.
Аня проверила пульс (он был), связала сзади руки, а затем ноги морскими узлами (научилась во время геологической практики), воткнула в рот кляп из этой же простыни (пришлось повозиться, зубы намертво сомкнулись), водрузила жертву на стул и длинной веревкой примотала от спинки к ножкам.
Пока Альбина не пришла в сознание, Аня ополоснула ледяной водой лицо, завязала атласной лентой конский хвост на голове, быстро смахнула пуховкой лоб, нос и щеки, накрасила губы алой помадой. Осталось надеть короткое бархатное платье, вытащить ключи из сумки церберши (своих у Ани не было), схватить пакет с подарком (заранее выбрала один из мгеловских национальных кувшинов — темной глины с рисунком виноградных листьев), открыть замок и вылететь в подъезд. Денег у нее не было, но она знала, что любой парень за улыбку проведет ее через турникет метро.
Пленница воткнула длинный холодный ключ в замочную скважину, сделала два оборота вправо, набрала полную грудь воздуха, распахнула дверь и… лоб в лоб столкнулась с Икаром.
— Нет… — Аня сделала пару шагов назад и выронила авоську с кувшином.
Он раскололся на паркете, застыв горкой черепков в сетке.
Баилов спокойно вошел, закрыл квартиру, снял легкую куртку и улыбнулся:
— Тебе не кажется, на плите что-то пригорело?
Аня прислонилась к стене и молчала. Это был конец, и к его предстоящим подробностям она была абсолютно равнодушна.
— Ты очень красива. Собралась куда-то? — спросил муж.
— На день рождения к Таньке.
— Разве ты ходишь на праздники одна?
— До тебя ходила, — подбородок дрожал, с него на грудь одна за одной, как звенья хрустальной люстры, срывались слезы.
— Не плачь, хочешь идти — иди. В конце концов, я тоже не прав, удерживая тебя дома, как собачку. — Икар привлек жену к себе и крепко обнял.
— Ты шутишь? — Аня подняла раненые глаза.
— Нет.
Запах сгоревшей еды заполнил всю квартиру, с кухни шел дым, кто-то скулил.
— Сейчас потушим пожар, и я тебя провожу. — Он рванул к плите, споткнулся о связанную Альбину, выключил газ, открыл форточку и быстро сунул пылающую сковородку под холодную струю. В это время Аня пыталась снова вырваться наружу, открыть входную дверь, но руки ее так дрожали, что она не могла попасть ключом в резную дырку.
— Куда ты торопишься, я же сказал, что провожу тебя, — послышалось сзади.
Жена билась в истерике, молотила кулаками по дверному дерматину. Черепки вазы порезали ей икру, кровь бордовой змеей стремилась в бежевые туфли.
— А ты молодчина, — спокойно продолжал Икар, — прекрасные узлы, кажется, называются «обратный булинь», очень полезный навык. И удар по голове точный. Оглушить, но не убить — просто идеально. Пожалуй, я недооценивал тебя. Пойдешь ко мне в партнеры?
— Прекрати надо мной издеваться, — сквозь рыдания прохрипела Аня.
— Да брось, детка, — Баилов снова прижал супругу к себе, оглаживая сзади ее затылок. — Ты не передумала поздравлять подругу?
— Нет! — кричала жена. — Не передумала!
В доли секунды Икар ухватился за длинные волосы, прихваченные атласной лентой, и, держась за них как за канат, потащил супругу в ванную.
— Отпусти, — орала жена, — я тебя ненавижу!
— Тебе надо умыться ледяной водой, — шептал следак, открывая кран.
Внезапно он схватил с полки огромные ножницы, которыми Аня кроила одежду, и принялся резать ими прекрасные черные локоны. Собранные в конский хвост, они словно знали, что будут принесены в жертву. Жена задыхалась, хрипела, а на пол падали длинные пряди, крест-накрест покрывая квадратную керамическую плитку.
С кухни доносился волчий вой связанной Альбины. В коридоре от сквозняка хлопала дверь, ровными ударами напоминая стук молотка, забивающего гвозди в крышку гроба.
Наконец Икар за остатки волос вздернул голову жены и подтащил ее к зеркалу над раковиной. В нем отразилось обезображенное, выжженное горем лицо с искусанными в кровь губами.
— Ну вот, — подытожил следак, — теперь ты спокойно можешь идти на день рождения. Я, пожалуй, не буду тебя провожать. Что-то устал. Да и дома намусорено, нужно прибраться.
Он с силой бросил жену на пол и вышел из ванной. Аня прижалась виском к холодной плитке и мягким, еще хранившим тепло ее тела, волосам.
Пыталась вспомнить тот день, когда увидела Баилова впервые. Ей очень понравилось имя — Икар — увлеченный полетом к солнцу, которое его погубило. Правда, среди них двоих мифическим Икаром оказалась именно она. Почему в тот момент не было никакого знака? Почему с Казанского вокзала не упали часы, не провалился асфальт, не разошлись рельсы к разным полюсам? Почему никто не сказал, что это — прыжок в пропасть?
Только Мгела, мудрая Мгела увидела в следаке черты Дьявола. Любимая бабуля, над которой только посмеялись.
Аня захотела встать, но тело ее не слушалось. Голова кружилась, а над ней — как сухие листья в воронке смерча — адским хороводом неслись отрезанные волосы. Неслись, хохотали, скручивались в черную веревку и все туже обвивали ее белую, тонкую шею.

Глава 35
Волосы

Открыв глаза, Аня увидела потолок в желтых разводах и стеклянную бутыль с делениями. Из резинового горла к ее руке тянулась прозрачная змея. Стальной язык вонзался в вену и, похоже, впрыскивал какую-то ядовитую слюну.
— Что мне вливают? — спросила девушка у подошедшей толстой медсестры.
— Что врач прописал, то и вливают, — буркнула сестра.
— В каком я отделении?
— В неврологии.
— Давно?
— Со вчерашнего дня, — медичка явно была не расположена к разговору.
— Я что, была буйной? — не унималась больная.
— Да ты тряпкой была, давление семьдесят на сорок — как у мертвеца, — включилась в разговор женщина с ближайшей койки.
Аня дождалась, пока медсестра вышла за дверь, и обернулась к соседке:
— Как вас зовут?
— Клара.
— Куда положили мою одежду?
— Нет у тебя одежды, — ответила та, — муж вчера забрал, сказал, что на выписку принесет.
— А что еще вчера сказал мой муж?
— Да я особо не слушала, все как-то быстро произошло, — Клара притворилась нелюбопытной.
Баилова посмотрела вниз, убедилась, что возле кровати стоят тапочки, вырвала из вены иглу и резко встала. Палата поплыла перед глазами, потолок с пятнами оказался на полу, тапки взмыли к небу. Она рухнула на постель, куда из капельницы выливалась желтоватая жидкость.
— Чего вскочила-то? — испугалась соседка.
— Пи́сать хочу, — отрезала Аня.
— Туалет в конце коридора, а лучше утку попроси, — засуетилась Клара. — Сестра! Сестра!
— Да заткнитесь вы! — крикнула на нее жена следака.
Почему-то больничная тетка ей не нравилась. Для пациентки у нее был слишком жизнеутверждающий румянец на щеках, цепкий взгляд и свежая пижама.
— А что у вас за диагноз? — спросила беглянка.
— Невралгия тройничного нерва, — отрапортовала Клара.
«Врет», — подумала Аня.
Она помнила сестру Мгелы, бабушку Тамару, страдающую болезнью лицевого нерва. Каждый приступ, а их было по нескольку в день, поражал Тамару как молния. Она вскакивала, хваталась за голову, а карие глаза в секунду наполнялись слезами.
«Меня будто стегают плеткой по щеке», — плакала родственница. Ожидание этих ударов было отдельной пыткой. Неотвратимость боли превратила ее красивые черты в гримасу неизбывной муки.
На Кларином лице не было ничего подобного. Оно не знало мук. У нее и голова-то, похоже, никогда не болела.
Аня со временем начинала осознавать, что перенимает от ненавистного мужа ментовскую интуицию и рассматривает мир с прищуром и ухмылкой, заранее штампуя его печатью «виновен».
Она встала и, шатаясь, вышла в коридор. Стены до горизонта были выкрашены зеленой краской. Аню всегда удивляло, как зелень реальной жизни — хлорофилл травы, стеблей, листвы — была далека от зелени казенных домов — больниц, школ, институтов. В них присутствовал какой-то налет разложения, гниения, тлена. Будто нельзя было смешением синего и желтого добиться радости, а не чувства глухой безысходности.
В середине коридора сидела та самая толстая медсестра со стеклянным взглядом. На пациентку она, казалось, не отреагировала, но как только Аня прошлепала мимо тапками, нажала какую-то кнопку. В туалете оказались кабинки — небывалая редкость для больниц, где дырки обычно зияли в ряд на одной открытой всем ветрам плоскости. И, как ни странно, большое овальное зеркало. Аня увидела в нем худую битую клячу с неровно обкромсанной гривой и под корень обрезанным хвостом. Сложно было представить, что еще год назад ее круп лоснился, глаза блестели, а копыта с золотыми подковами били упругую, созданную для счастья Землю.
Из коридора послышалось шарканье ног, Аня юркнула в кабинку и закрыла дверь на косую щеколду. Унитаз разверз чумазую, зловонную пасть.
Девушка из семьи филолога и пианистки брезговала общественными туалетами и всегда залезала на них с ногами, чтобы только не коснуться кожей чужих испражнений. Но физическая грязь по сравнению с загаженной душой теперь не вызвала в ней отторжения.
Она села на холодный фаянс теплой попой и с тоской зажурчала. В это время в уборную зашли женщины и, судя по чирканью спички о коробок и резкому запаху табака, затянулись папиросами. Аня вспомнила на двери табличку: «Не курить». В курильщицах чувствовался протест и глумление над правилами.
Девушка сразу почувствовала к ним приязнь. Она долго мучилась с заклинившей щеколдой, но наконец одолела ее и вырвалась наружу. Не помыв руки (о боже, Анечка, ты ли это?), направилась к теткам в серых застиранных рубашках и штанах.
— Угостите куревом? — спросила она, как-то по-уркагански.
Курить ее научил «ежистый» сокурсник на той же практике за Уралом. Не то чтобы курить, так, затягиваться. И теперь она безуспешно пыталась удержать в руках горящую спичку и одновременно со вдохом зажечь сигарету.
— На, мою добей! — не выдержала худышка с фиолетовыми синяками под глазами. — Ты, видать, новичок в этом деле.
Аня затянулась чужим бычком, закашлялась и замотала головой.
— Это тебя вчера привезли? — спросила та, что потолще. — С конвоем?
— С каким конвоем? — изумилась Баилова.
— Ну, тетку в милицейской форме переодели в пижаму и к тебе по соседству подложили. А остальных, кто был в палате, срочно эвакуировали.
— Так я и думала, — сказала Аня, начиная успокаиваться от табачного дыма. — Как отсюда сбежать?
— Дык здесь все открыто, не тюрьма. Только если ты в таком виде и с такой головой выйдешь на улицу — сразу попадешь в дурку, — предупредила тощая.
Аня привычным жестом огладила макушку рукой. Но вместо лоснящихся прядей ладонь нащупала колючие пеньки.
— Сама, што ль, себя обкорнала? — усмехнулась упитанная.
— Муж.
— Изменила?
— Лучше бы изменила. Можно, я оставлю вам телефоны? Найдите моих родителей, скажите, что я живу как в зиндане, — взмолилась Аня.
— Неее, — в один голос загудели подруги. — Ты нам никто, с мужем твоим мы связываться не будем. Сама за него вышла, сама крутись.
Аня сделала последнюю затяжку, затушила о подоконник бычок и, не прощаясь, пошла прочь.
В коридоре рядом с туалетом наткнулась на соседку по палате.
— Че, ментовка, вынюхиваешь?
Та отпрянула от неожиданности, сделала большие глаза и юркнула в туалет.
Ночью новая надзирательница долго ворочалась в постели, но в итоге утихла и дала крепкого храпака. Баилова взяла подушку, подошла к ее кровати и с силой вдавила мягкий перьевой прямоугольник в мясистое лицо.
Клара захрипела, ничего не понимая во сне, забилась в конвульсиях, забарахталась, как рыба на мелководье, замахала руками в попытке вырваться.
Аня давила изо всех сил. Без жалости, без страха быть наказанной. Лишь одно желание распирало черепную коробку — убить, убить, убить…
В какой-то момент она устала, и тут же соседка вцепилась в ее руки, с бешеной силищей отбросив душегубицу к двери.
— Тварь… — прохрипела Клара, силясь восстановить дыхание. — Ответишь, гнида…
И тут же заорала сиреной так, что Аня зажмурилась и закрыла уши ладонями. Через секунду в дверь ворвались толстая медсестра и еще двое крепких мужиков. Они набросились на Баилову и начали ловко пеленать ее в простыню, пока не образовался тугой кокон.
— Куда ее? — спросил мужик, похожий на мясника.
— Да пусть на кровати валяется, супружника своего ждет, — злобно ответила медсестра и прямо через слои ткани вонзила стеклянный шприц в область таза. — Будешь спать всю ночь, зараза!
Клару изолировали, Аня моментально вырубилась от лошадиной порции снотворного. Сестра в душе надеялась, что бунтарка не выдержит передозировки и тихо умрет, но у Ани было сильное сердце.
Она проснулась лишь к следующему вечеру, когда в дверь вошли Икар и свита в белых халатах.
— Как ты себя чувствуешь, детка? — спросил он, ласково погладив жену по щеке.
— Поехали домой, я здорова, — сухо ответила она.
— Соберите ее, — скомандовал следак врачам. — Мы выписываемся.
— Но извините, ваша ссу… супруга чуть не убила человека! — вклинилась медсестра.
— Ну так не убила же! — рявкнул на нее Икар и посмотрел так, что медичка вжалась в стену.
* * *
Они сели в служебную машину на заднее сиденье. Ане муж привез длинное желтое платье и сандалии. Когда-то в этом наряде Бархатова-Баилова напоминала греческую богиню. Сегодня — городскую сумасшедшую.
С момента неудачной попытки бегства прошло всего лишь три дня. За это время черты ее лица обострились, а кожа на шее повисла, будто бы она пролежала не в палате, а в гробу.
Водитель посмотрел на пару в отражении переднего зеркала.
— Куда едем? — спросил он.
— В парикмахерскую, на Калужскую, — ответил следак.
— Зачем? — поинтересовалась Аня. — Хочешь подстричься?
— Тебе нужно подровнять волосы, — будто не замечая ехидства, сказал Икар.
— Не нравится моя прическа? — подняла брови жена. — Отчего же?
— Прекрати паясничать. — Супруг говорил тихо, но холод по позвоночнику пошел даже у шофера.
— И да… — не поддалась на могильный лед Аня, — прими к сведению, я буду убивать каждую сссуку, которую ты решишь подослать для слежки за мной…
— Посмотрим, — прошептал Икар, теребя пальцами пуговицу на пиджаке.
* * *
В салоне пахло перекисью и лаком для волос. Перед квадратными зеркалами сидели две дамы. Одной делали укладку, другой крутили коклюшки для химической завивки. В третьем кресле скучала парикмахерша в синем фартуке и, закинув ногу на ногу, рассматривала облупленный маникюр. Увидев в проеме двери женщину, она закрыла рот руками.
— Господи, кто это вас так?
— Попала под трамвай, — холодно ответила клиентка в желтом платье, — долго тащил по асфальту за волосы, пришлось рубить шашкой.
— Ужас… — приготовилась к состраданию мастерица, но тут увидела Баилова и сразу почему-то осеклась.
Аня села перед зеркалом. Барышни с соседних кресел рассматривали ее не стесняясь.
— Непростая задачка, Оля, — зацокали языками коллеги.
— Ну что ж, — вздохнула парикмахерша, — здесь можно только выровнять длину. Будет ежик в три сантиметра. Но если мыть волосы яйцом и хлебом, они подрастут уже через пару месяцев, и мы сделаем модельную стрижку.
— Налысо, — отозвалась Аня.
— Что, простите?
— Вы глухая? Брейте налысо. Машинкой.
Оля глазами начала искать мужа клиентки, чтобы получить другое распоряжение, но он, похоже, вышел на улицу.
— Вы что, так себя ненавидите? — шепотом спросила мастер.
— Угадали, — ответила женщина в желтом. — Брейте, Оля, не думайте ни о чем.
Когда Икар покурил, купил в киоске газету и вернулся в салон, Аня была абсолютно лысой. Ее череп, ровный, красивый, породистый, отражал свет плоской потолочной люстры.
— Ну что ж, — вздохнул Баилов, — волосы — не уши, отрастут.
Но они не отросли. Никогда. Это стало неожиданностью и для самой беглянки. А уж Икар просто не находил себе места. Врачи определили только одну причину алопеции — нервное потрясение.
«Может, и пройдет когда-нибудь, — пространно говорили они, — но есть вероятность, что это на всю жизнь».
Баилов перестал брать Аню на какие-либо мероприятия, не водил ни в театр, ни в кино, ни в парк на прогулку. Когда они вынуждены были ехать к докторам, заставлял надевать платок.
Жена глумилась и сначала накидывала мамину шаль с алыми цветами, становясь похожей на участницу русского народного хора. Затем — мотала на голову черную шелковую материю, преображаясь в мусульманку, и только однажды — примерив кружевной белый шарф бабушки Мгелы, превратилась в прекрасную скульптуру, подробно вырезанную из мрамора кем-то, не меньше чем Микеланджело.
Икар, увидев ее, застыл в оцепенении. Он, несомненно, любил Аню. Любил по-своему, как умел. Панически боялся потерять, но осознавал, что она уже давно ему не принадлежит. И от этой злобы и бессилия срывался на тех, над кем властвовал. Кулаки его были сбиты в мясо, а люди — преступники и невиновные — лишались зубов, ребер, глаз, почек, сознания, жизни…

Глава 36
Торт с зелеными розочками

Наконец он сел. Аня не вдавалась в подробности, за какие грехи. Она была уверена, что он кого-то убил.
Сначала выдохнула, выгнала домработниц-надзирательниц, стала выходить на улицу. Попыталась дозвониться до друзей, но все как-то уклонялись от разговора и тем более встречи.
Деньги быстро закончились, нужно было искать работу. Выяснилось, что красный диплом и лысая голова — вещи несовместимые. По специальности ее никто не брал. Кое-как устроилась мыть полы в ЗАГСе на соседней улице. Смотрела из-за шторки на брачующихся, вспоминала свою свадьбу и рыдала, утирая слезы уже штопаным-перештопаным бабушкиным платком.
Кстати, могилу Мгелы она все-таки нашла. На местном кладбище, недалеко от Переделкина. Соседи рассказали, что грузинская княжна прожила недолго. В первую же зиму она перестала вставать с кровати, не ела, лежала под толстым одеялом и молилась. Сердобольные женщины, заходя к ней в комнату с тарелочками супа или котлет, слышали вперемешку с иностранной речью одно только русское имя — Аня, Анюта, Анечка…
* * *
Родителей отыскать не удалось. Аня предполагала, что, запуганные Икаром, они сменили имена и уехали куда-нибудь на край света, в Сибирь или на Камчатку.
Вся ее жизнь разделилась на две неровные части — короткие, словно всполох, безмятежные детство, юность и студенчество и бесконечно длинное, темное, как тоннель на тот свет, замужество. Хотя и длилось оно всего одну советскую пятилетку. Но в стране жизнь строилась, ширилась, прирастала, а в ее квартире-тюрьме — гасла, гноилась, тлела.
В один из дней к Ане зашел сослуживец мужа Олег. Тот самый счастливчик, обладающий теткой с адресом «Москва. Кремль. Айзенберг». Он принес листок в клетку, на котором простым карандашом был записан адрес колонии, где находился Икар. Сказал, что встречу с мужем организовать возможно. И если она захочет, пусть позвонит ему, Олегу, по домашнему телефону. Сослуживец был среди свадебных гостей четы Баиловых и видел Аню во всей пронзительной красоте и стати. Теперь он с трудом поднимал на нее взгляд, бегал глазами по всему, чему угодно, — грузинским вазам в серванте, потертому ковру на полу, брошенному в углу комнаты рюкзаку — тому самому, с которым девушка собиралась на Кавказ, — только бы не видеть этих загробных черт и лысого черепа.
— Посмотри на меня! — сказала Аня интонацией бабушки Мгелы. — Ты и вправду думаешь, что я захочу его видеть?
— Икар сказал, что захочешь, — тихо произнес Олег, быстро распрощался и ушел.
Баилов оказался прав. Прошли годы, и Аня стала тосковать по нему. Почему-то память ангельски-белым ластиком начала стирать ужасы их совместного существования и подкрашивать, подсвечивать счастливые моменты знакомства, ночевок на Кремлевской набережной, подробности каждой минуты свадьбы.
Она поняла, что хочет его видеть. Позвонила Олегу, узнала, как добраться до колонии. Приятель обещал устроить им свидание на сутки — в ближайшем поселении. По его наводке Аня приехала в город Оболтово, остановилась в общежитии при педагогическом училище.
Показывая паспорт коменданту, сухонькому мужичку, спустила с головы на плечи платок — в коридоре стояла духота. Старик спокойно взглянул на лысую женщину и уточнил, на каком производстве работала — тротиловом или бертолетовой соли.
— А что это? — удивилась Баилова.
— Ты разве не местная?
— Из Москвы… — потупилась Аня.
Комендант снова заглянул в паспорт:
— А чего гунявая?
— Ну… так вышло… А при чем тут тротил и соль какая-то? — спросила она.
— Да это заводы оболтовские. Вредное производство. У нас тут каждый второй — или лысый, или скрюченный, или чешется от ушей до пят.
— Правда? — неожиданно радостно воскликнула приезжая. — И прямо по городу ходят, не стесняются? И не смеется над ними никто?
— Над чем смеяться? Все одинаковы. В Кремле, знаешь, никто не заседает. Полгорода на оборону страны горбатится, — пробурчал мужичок.
— Трудно устроиться на эти предприятия? Я бы хотела там работать!
— Чего ж трудного, на простые-то специальности обучат, возьмут, жалованье положат. Небольшое, но с голоду никто не помирал. Дохнут, конечно, но по другим причинам. Ежели надо — познакомлю с сыном своим. Он на тротиле начальник участка, ему люди всегда нужны.
— Да, пожалуйста! — закричала Аня. — Я буду стараться!
— Дикая ты какая-то, москвичка. — Он посмотрел на распухшие пальцы классической уборщицы и странные при этом тонкие запястье с позолоченными часиками. — Такой красавице в библиотеках бы сидеть, книжки листать.
Баилова ликовала. Она расправила плечи, подняла голову и взлетела на второй этаж общаги, не чувствуя тела. В комнате, куда ее определил комендант, уже проживали две женщины. Они улыбнулись и предложили присоединиться к закипевшему чаю. На голый череп новенькой никто не обратил внимания.
Аня чувствовала, что нашла лучшее место на земле, где оказалась своей, привычной, повседневной. Решение было мгновенным и неоспоримым — она отдаст государству московскую квартиру и станет жить в этом милом, неказистом городке с добрыми людьми и чудесным оборонным производством, уродующим всех на один манер — без изысков и особых примет.
До встречи с мужем оставалось два дня. Аня успела поговорить с сыном коменданта, который пообещал трудоустройство и помощь в оформлении квартиры. Все складывалось идеально, как пятнашки в любимой пластмассовой коробочке-головоломке.
Но наступившие после день и ночь Баилова пыталась не вспоминать никогда. Долгая дорога в кабине грузовика, дом из серых некрашеных бревен, два десятка пачек «Примы», которые она взяла по совету Олега, завернутые в кулек пирожки с бумажным мясом из городской столовки и бисквитный торт с масляными зелеными розочками, купленный в кулинарии рядом с Вечным огнем на центральной площади.
Новый образ супруга Аня долго не могла принять. Худой, сутулый, землистого цвета — лицом, фуфайкой, штанами, ботинками. От него отвратительно пахло дешевой махрой, больными деснами и неродным телом. Раньше, даже вспотевший, он источал особый мускусный запах — здорового, натренированного альфа-самца. Сейчас — усыхающего деда. Но главное — Икар был беззубым. Чарующая улыбка, благодаря которой бывшему следаку многое прощалось, превратилась в черную пробоину. Если б Ане предложили описать врата в ад, она вспомнила бы это страшное отверстие на лице, обрамленное герпесными губами. Лишь две детали давали понять о высоком статусе Баилова среди ему подобных — разящий, господствующий взгляд и незаживающие костяшки на кулаках.
— Ты по-прежнему прекрасна, — прошамкал зэк и попытался растянуть рот в знак восхищения.
— Как ты изменился, Икар. — Аня сдерживала комок в горле, но он прорвался наружу мокрым воем вместе с соленым фонтаном из глаз.
— Иди сюда, моя девочка, — Баилов взял жену за кисти и притянул к себе.
Аня рыдала, уткнувшись лицом в фуфайку, давясь от слез и подступающей рвоты…
* * *
В памяти остались рваные вспышки — вот он беззубо ее целует, вот снимает телогрейку, рубашку, расстегивает штаны — все странным образом чистое и даже глаженое, видимо, мужа подготовили к свиданию.
Дальше — пропасть. Потом снова вспышка — они пьют чай из самовара (кто принес самовар?), едят торт на тарелках, проштампованных клеймом колонии, Баилов медленно чайной ложкой снимает кремовые розочки и кладет их на серый язык. Аня тоже пытается проглотить жирную зеленую розу, но ее рвет в кадушку за дверью.
Затем — бездна. И вот он прижимает жену к груди, уже одетый, возле сырого дома. Моросит дождь, ее трясет — от холода, от страха. Тучи висят так низко, будто хотят дотронуться до макушек, пожалеть, втолковать, что любовь — она и такая, некрасивая, непогожая.
Еще вспышка — Аня теряет сознание и, падая, видит ярчайший, распластанный на дыбе веток лист клена. Оранжево-красный, неприличный, вызывающий.
«Как восхитительно некоторые умирают», — успевает подумать она.
Икар подхватывает жену и с придыханием шепчет: «Больше не приезжай. Роди мне сына».
Грузовик, кочки, колдобины на дороге, поезд, боковая полка, Казанский вокзал, квартира, ванна с горячей водой. Почти кипятком, словно она хочет вместе с воспоминаниями смыть с себя кожу.
Но все случается по его, Икарову, сценарию. Она беременна, Олег помогает ей расстаться с квартирой, сует на перроне того же незыблемого Казанского два больших свертка, закрученных в газету. В одном — жареная курица, пустившая соки на черно-белое заседание политбюро, во втором, не менее упитанном, — деньги.
— Почему вы мне так помогаете? — всхлипывает Аня.
— Это не я, это Икар, — говорит Олег.
— Вы считаете его хорошим?
— Не знаю. Но он точно — не простой смертный на Земле. — Олег помогает подняться на подножку вагона. — Вокруг него всё вертится. Понимаете, о чем я?
— Да… Он умеет ломать жизни…
— Вы — не изломанная. — Олег сажает Аню в купе и взглядом истинного следака ощупывает попутчиков. — Вы — избранная.

Глава 37
Сыночек

Жизнь в Оболтово наладилась очень быстро. Видимо, во все инстанции — от общежития до горсовета — уже позвонили из Москвы. Кто, по чьему распоряжению, Аня не знала. На завод Баилова не попала. Знакомый комендант сказал, что в срочном порядке увольняется, а место свободно. И если она подойдет к директору педучилища, то может занять этот пост.
— Да как же я подойду? Я ж никто. И опыта у меня нет… — растерялась Аня.
— Опыт придет с годами. А по поводу «никто» — зубы мне не заговаривай. Директор тебя уже ждет.
— А завод? Ваш сын обещал устроить меня на «тротил».
— Какой «тротил», милая? Ты беременная. Хочешь урода родить? — крякнул сухонький мужичок.
— Откуда вы знаете? — изумилась Баилова.
— Во дает! Да об этом весь город знает. Беременная, вдова генерала, облысела от горя. Хочет жить вдали от Москвы, забыть о печали. Предоставить работу и жилье. Не обижать.
Аня не стала спорить с «легендой». О том, что ее «генерал» гниет на нарах, никто в Оболтово так и не узнал. Сначала ей дали комнату в том же общежитии, где она сделалась комендантом. Потом, ближе к родам, переселили в однушку панельной двухэтажки на улице Островной.
Край городка, нищие соседи. Но Баилова была счастлива.
Приятельницы из общаги помогли ей поклеить обои — в голубой цветочек, покрасить полы, побелить потолок. На деньги Олега она купила простенькую мебель, а бывший комендант, с семьей которого завязалась дружба, сам смастерил детскую кроватку — с выпиленным ежиком у изголовья. В эту кроватку она и принесла из роддома чудо — смуглого, узкоглазого, завернутого в тугой кулечек, сына. Нравилось имя «Сережа».
Но в первую же ночь приснился супруг. И сказал: «Раф. Ребенка назовешь Рафом».
Потом Икар улыбнулся. Все зубы — белее свадебного платья — были на месте.
В свидетельстве о рождении Аня так и записала: «Раф Икарович Баилов». И весь город сразу облетела новость, что мужа комендантши звали Икаром.
«Что за генерал Икар Баилов? Слышали о таком? — Нет. Поди, разведка. Или КГБ», — шептались в магазинах и на скамейках оболтовцы.
У Ани же настали годы кристаллизованного счастья. Как она любила сына! Персиковые щечки, покрытые легким пушком, темные умные глазки, бровки вразлет. Она целовала и целовала его личико, плечики, коленочки. А он смеялся и обнимал ее в ответ, гладил нежными ладошками по лысой голове, упирался пяточками в подбородок. Однажды вскрикнула, когда он укусил ее грудь, чуть не выронила его, молоко брызнуло струей в смешную мордашку.
— Зубик! — засмеялась потом, проверяя пальцем нижнюю десну. — Зубик!
Зубы у Рафика получились папины. Ярче июльских облаков, лепестков ромашек. Взгляд — Мгелин, мудрый, оценивающий. Волосы густые настолько, что уже в годик пришлось купить щетку — расчесать их после купания обычной гребенкой было невозможно.
Любовь была не просто взаимной, она переливалась через край, струилась по пальцам, стекала с ресниц, наполняла квартирку, убогий дворик, страшный городок. Мальчик обожал мать, не отпускал от себя, обнимал за ногу, когда она мыла посуду или стирала, залезал на кровать с панцирной сеткой и целовал до жаркой истомы. В три года помогал во всем. Натирал пол мокрой тряпкой, точными недетскими движениями резал кухонным ножом овощи для супа — идеально ровными кубиками.
Аня снова смеялась:
— Что за божий дар, Рафик? Как у тебя так получается?
Малыш не боялся острых предметов и поверхностей. В пять лет свободно прикручивал отверткой полку к стене, забивал гвозди в табуретку, в семь — топором рубил сухие сучья для костра в лесу, в десять — свободно вращал вокруг кисти любые ножи — от перочинных до мясных тесаков на рынке.
— Отдайте его в цирк, — говорили продавцы, — будет жонглером!
Но Рафик не хотел в цирк, не хотел играть с друзьями, не хотел ходить в школу. У него было одно желание — оставаться с мамой. Бежать встречать с работы, обнимать за плечи, гладить уже огромными ручищами лысую макушку, сидеть на полу, положив голову на ее колени.
— Мама… — Он всегда произносил это слово с придыханием, как молящий — имя Бога. — Мамочка… Как бы я хотел расчесывать твои волосы. Даже маленькие, вот такусенькие… — и Раф вытягивал вместе большой и указательный пальцы, оставляя между ними промежуток в миллиметр.
— Однажды, — рассказывала Аня сказку, — волосики очень испугались и спрятались обратно под кожу. Но велели передать, чтобы по ним не скучали. Когда они победят страх, то снова вернутся.
Небывалую в этих краях нежность между матерью и сыном замечали все, но смеяться и даже подшучивать над этим не смел никто. Раф зыркал рапирным взглядом и сжимал железные кулаки. Схлопотать по роже можно было молниеносно. Даже когда он развешивал во дворе на веревках мамины юбки и кофточки, мужики за домино уважительно подбадривали:
— Молодец, парень, женщин надо беречь!
Хотя сами эксплуатировали своих жен как могли.
Откуда он знал, что маму надо целовать в любую свободную минуту? Что надо считать ее шаги от подъезда до квартиры, подкладывать мягкие стельки в ее обувь, готовить жаркое к ее приходу, слушать ее сердцебиение, прижав ухо к худенькой грудине? Откуда он знал, что она уйдет так рано???
* * *
Рафу было шестнадцать, когда Ани не стало.
«Умерла от счастья», — говорили люди.
Ничего не случилось, ничем не болела. Просто — не проснулась. Две ночи в середине комнаты стоял гроб. Он подходил к нему оглушенный, с разорванным изнутри сердцем, трогал открытые мамины руки, щеки, лобик. На вторые сутки пальцы нащупали что-то необычное под платком. При жизни абсолютно гладкая поверхность головы вдруг стала шершавой, даже колючей. Сын спустил материю и увидел, как на волю сквозь боль, стыд, рыдания, сквозь тонкую, нежную кожу с редкими веснушками пробились ростки волос.
— Они победили страх, мама, — прошептал Раф.
Детской расческой водил от макушки до шеи и края лба, от уха до уха — вдоль и по кругу, — пока соседские мужики не пришли выносить гроб.
На кладбище собралось все Оболтово. Люди любили Аню, она была другой, инопланетной, и преданный сын ее — тому подтверждение. Кто-то выл, кто-то зачитывал речь.
Когда все ушли на поминки, Рафик лег вниз лицом на свежую землю и начал ее жевать. Зачем? Не знал. Но его не вырвало, не заболел живот, не пробил понос.
И затем, год за годом Раф Икарович Баилов приходил на могилу матери, срывал с нее траву, полевые цветы — и ел их, долго пережевывая, глотая, запивая водой из фляги. Ему казалось, мама проросла в эти зеленые стебли, в эти робкие синие и желтые соцветья, напитала их соком, наполнила светом, раскрасила кобальтом и охрой — и никуда не ушла. Просто вдруг испугалась, спряталась под землей, как под кожей — ее глупые волосики. Но исчезнет страх — и она вернется. Обязательно вернется.

Глава 38
Дуэль

— Мам? Ты?
Раф открыл глаза и попытался проморгаться. Мамино лицо было непривычным, обрамленным густыми черными волнами.
— Я впервые вижу тебя с волосами. Красивая…
Аня провела рукой по дубовому, иссеченному шрамами и морщинами, лицу сына.
— Ты огрубел. Потерял зубы. Дышишь несвежо. Похож на отца в последнюю нашу встречу.
— Почему ты не приходила раньше, ма? Прошло сорок лет после твоей смерти…
— Было много дел…
— Каких дел? — Раф заплакал впервые со дня ее похорон. — У тебя были дела поважнее, чем твой сын? Я так ждал…
Слезы запеклись вязкой субстанцией. Видимо, они пытались течь и раньше, но высыхали, не достигая ресниц. Кристаллизовались в морскую соль и саднили под веками.
Присутствие мамы, как теплый высокий антициклон, растопило льды на извилистых склонах мозга, и талая лавина хлынула из глаз, размывая неподвижные солевые глыбы. Потоки лились по вискам на камень, где лежала его голова. Удобный белый камень чашевидной формы, служивший подушкой. Известковая порода делала его мягким. Настолько, насколько слово «мягко» было применимо к существованию Рафа. Его затылок и щеки после ночного сна становились белыми, как запачканная мелом школьная доска. А сапоги и камуфляжная куртка бледнели от инея.
Ноябрьские ночи пронизывали холодом. В пещере беглого зэка удобств не наблюдалось. Свод едва ли вмещал его самого в полусогнутом или лежачем виде. Дверью служила природная плита из того же известняка. Под поясницу Раф подкладывал сухие ветки орешника и пласты подсохшего мха. С возрастом отбитые на зоне почки давали о себе знать ноющей болью и бурой мочой, которой он окроплял каменоломни снаружи. Моча имела резкий запах, и Раф удивлялся, как с помощью мало-мальски обученных собак до сих не обнаружили его местонахождение.
— Мальчик мой… — мама провела нежными пальцами по мокрым вискам сына. — Сегодня у тебя важный день…
— Ерунда. Просто задушу одного подонка. Его отец посадил нашего папу, а он — меня. Всего-то и делов.
— Бедный малыш. Ты был рожден для любви, а не для мести, — возразила Аня. — Что поделаешь, Икарово семя…
— Я надеюсь, вы встретились там с отцом? Ведь ради этого ты меня оставила одного? — Раф резко поднялся, ударившись головой о свод пещеры и пытаясь в кромешной темноте нащупать глазами ускользающий лик. — Мама!!! Зачем ты приходила??? — заорал он в отчаянии, осознав, что это сновидение.
— Враг не тот, о ком ты думаешь… — прозвенело в ушах.
Раф вытер наждачными ладонями лицо. Руки стали влажно-белесыми. Отодвинул дверь-плиту, вышел из своего склепа, спустил болезненную жидкость.
«Нервным стал, чувствительным», — подумал, застегивая штаны.
Небо на горизонте порозовело, намекая на продолжение земного века. Раф сел на камень и, чиркнув латунной «Зиппо», закурил. Большим пальцем автоматически пошершавил фасад зажигалки — гравировку карточной «пики» в виде раздутого сердца на ножке. Подарок от вертухая, которому он оказал услугу — придушил глумливого сокамерника.
Последнее время Рафу казалось, что его собственное сердце тоже набухло, расползлось по грудной клетке и выпирает сквозь ребра. Это непривычное ощущение рождало страх. Хотя бояться было нечего. За жизнь не цеплялся, любить некого, планов не строил. Разве что убить ублюдка Красавцева.
— Кьясавцева, — Раф вслух поддразнил невидимого соперника и сплюнул.
В сущности, ненависти к генералу он уже не испытывал. Утомился ненавидеть. Жажда крови превратилась в галочку напротив большого, но не сиюминутного дела из списка таких же унылых дел, которые когда-нибудь нужно закрыть.
Горизонт разгорался, Раф зевнул, втянув в себя стылый воздух, и вернулся в пещеру добрать пару часов неуютного, несчастливого сна.
* * *
Генерал ненадолго задремал и проснулся от странного звука. Куковала кукушка. Навязчиво, размеренно, страшно.
Красавцев потряс головой. Он знал, что «ку-ку» можно услышать с весны до середины лета. Никак не в ноябре.
Анатоль покрылся испариной. В отличие от Рафа, он жаждал жить, жаждал растить виноград, пить бражку с Батутовной по вечерам, спасать котят, ревновать жену, ждать Хуана.
У него было много дел. Кукушка из преисподней хоть и долбила по голове, но явно недотягивала в своем счете и до шестого десятка. А Красавцеву было шестьдесят пять.
Он встал, умылся холодной водой, сунул в зубы щетку и с силой начал елозить ею туда-сюда. В мутном зеркале с черными паукообразными пятнами, которое давно хотел отнести на помойку, отразился старый человек с обвисшими мешками под глазами и вспененным от пасты ртом. В зрачках застыл неприличный для генерала мышиный ужас.
«Останусь в живых, выброшу зеркало, на хрен», — подумал, вытираясь полотенцем.
В припадочном порыве Красавцев кинулся на пол и попытался отжаться. Еще в сорокет он делал это пружинисто и красиво, играя мышцами и прессом. Олеська смеялась и считала — пятьдесят, пятьдесят один…
Сейчас Анатоль выжал максимум три раза и, мучаясь одышкой, уткнулся большим животом в пол.
«Позор», — пронеслось в голове.
Кукушка возобновила злобные вопли.
Прислушавшись, Красавцев понял, что звук идет из комнаты Батутовны. В недоумении заглянул в ее спальню. Тещи не было, на кровати лежал ее мобильник и куковал.
«Вот дура, — пробурчал он, выключая сигнал будильника, — надо же было установить такую мелодию».
Отсутствие Пелагеи Анатоля не удивило. Она частенько, даже зимой, ходила до ветру в дальний дворовый туалет, объясняя это коротко — «вжик, и все!», тогда как в квартирных уборных, по ее же словам, «сидишь и маешься». Впрочем, «вжик, и все» длилось иногда до полутора часов, поэтому Красавцев понадеялся уйти незамеченным. Выпил бутылку кефира из холодильника, заел двумя пирожками с картошкой, сунул в набедренную портупею эмвэдэшный клинок и тихо покинул дом.
В лесу, мягком, не хрустком, взопревшем от влаги, дышалось тяжело. Воздух был плотнее облаков и поступал в легкие кусками. Листва кутала деревья и стелилась под ногами темно-коричневым пледом, склизким, как шляпки опят. Сами опята, кстати, рядами блестящих бус обрамляли пни.
«Вот бы срезать для жарехи, — подумалось генералу, — на обратном пути надо собрать в кепку».
А будет ли обратный путь? Красавцев несколько раз поскользнулся и еле удержал равновесие. В эти моменты от ступней к голове поднялась волна отвратительного страха.
«Что за кретин, — мысленно ругал себя Анатоль, — зачем эта бравада, встреча, месть, дуэль… Обычная драка, быдловое убийство. Какой ты после этого мент? Нужно было, получив записку, сразу же позвонить знакомым операм и дать наводку на местонахождение преступника. И все живы, и все по закону. А честь? К черту честь, когда нет мозгов. Какой ты соперник? Старик со слабеющим сердцем, немногим младше Батутовны. Брезглив, дристлив, смешон. Раф небось выйдет с огнестрелом и шарахнет в затылок. А ты, идиот, с ножом. Еще бы взял перочинный. Для удобства срезания грибов. Грибник хренов. Опяточник».
— Эй…
Хриплый голос прозвучал из-за спины, как выстрел. Генерал вздрогнул. Удушливое цунами накрыло с головой. В глазах потемнело.
Он обернулся. Образ Рафа прорезался из мглы черно-белым негативом. Зэк спокойно стоял на полянке с жухлой травой и курил что-то мерзкое.
— Куда спешишь, Кьясавцев? — спросил он ехидно.
Анатоль зажмурился, автоматически положил руку на гартеры [21] и широко распахнул глаза. Зрение вернулось в норму, разум стал ясным, как звездное небо. Полянка оказалась идеальным местом для дуэли. Словно арена цирка, где зрителями были черные кусты лещины и раскинувшие лапы корявые дубы. Генерал сжал рукоятку кортика.
— Брось нож, — харкнул в траву Раф, — я безоружен.
Он развел руками, а затем похлопал себя по туловищу и ногам.
— Мужская драка. Кулаки и клыки, — продолжил зэк. — Незнакомо, ментяра вонючий? Привык прикрываться холопами в брониках?
Баилов медленно, вразвалочку приближался.
— Не верю тебе, гад, — выдавил Красавцев.
— А нахер мне твоя вера? — оскалился Раф и по-волчьи прыгнул на врага.
Генерал молниеносно выхватил нож, пытаясь снизу пырнуть в живот, но Раф увернулся от клинка. Он зарычал оборотнем, обнажив остатки зубов, и в прыжке ударил коваными сапогами противника по коленям. Анатоль рухнул на спину и тут же легко вскочил, будто кто-то снял с него груз времени.
— Брось жало, урод, — прерывисто дышал Баилов.
Красавцев отскочил на метр и вновь поиграл кортиком на вытянутой руке.
— Давай, козлина, ныряй на перо, я освежую твою тушу, — генерал был весел и пружинист.
Но и Раф разогрелся. В доли секунды он выбил ногой нож и повалил Анатоля на землю. Они катались по траве, поочередно меняясь местами, пока камуфляжный хребет Баилова окончательно не занял доминирующее положение над зеленой курткой Красавцева. Корявые пальцы с желтыми когтями обхватили шею генерала и мечтали сомкнуться. Мент хрипел, зэк с наслаждением давил на трахею. В момент генерал сумел сорвать с себя клешни Рафа и вскочил на ноги. Но соперник вновь вцепился в горло, и теперь крайне успешно. Красавцев начал терять сознание, вывалив наружу синеющий язык.
Вслед за вспышкой эйфории от удушения наступила кромешная тьма. Небо качнулось и встало вертикально. Вместо него появилось лицо мамы Элеоноры Васильевны. Она надула щеки и, сложив губы трубочкой, выпустила клуб свежего воздуха.
Неожиданно в глотку Анатоля вошел кислород. Мамин лик сменился расплывчатой рожей Рафа, перекошенной от резкой боли.
Баилов странно навалился грудью на плечо генерала, будто хотел его обнять. Не в силах сдерживать тяжесть, Красавцев отступил влево.
Свинцовое тело Рафа рухнуло плашмя на траву. Анатоль нагнулся, отказываясь верить глазам: под лопаткой торчала… черная рукоятка с «импортной» белочкой.
Метрах в двадцати зияла странная фигура. В его, генераловом, бушлате, в длинной юбке с дебильными ромашками, теплых колготках и оранжевых кроксах…
— Батутовна… — просипел Красавцев, держась за травмированную шею.
Она развела руками. Анатоль рухнул на колени перед Рафом и прикоснулся к его запястью.
— Пульса нет. Мертв, — генерал уставился на подошедшую тещу.
— Ну, либо он, либо ты. Ведь так? — усмехнулась Пелагея.
— Вы служили в СОБРе, мама? Я бы так не смог…
— Судя по червонному тузу, ты вообще не умеешь метать ножи, — сказала она глухо.
— Увы. Не на ком было потренироваться… Да и такого клинка в коллекции не оказалось, — с горечью произнес зять.
— Говно — твоя коллекция. И все ваше поколение — говно. Сопливые мухи, плодящие неспособных личинок. — Батутовна села на землю и обмякла. — А впрочем, это я так, брюзжу по-стариковски. Всяк на земле идет своим путем. Один — спасает этот мир, другой — губит. Этому в руки дают микроскоп, а тому — клинок. Да и корни твои, кровь твоя — деды да прадеды — не оставляют тебе выбора. Думаешь, сам все решаешь, везде рулишь, а оказывается, давно за тебя все продумано. Кто ты, какова твоя роль, за кого отомстишь, ради чего умрешь…
— Это правда, — эхом отозвался Анатоль.
— Что-то я устала. Обратно уже не дойду, — вздохнула бабка.
— Тихо, тихо, автобусы тут не ходят, дойдем потихонечку, шаг за шагом, — засуетился Красавцев.
— А смысл? Чтобы меня под конвоем увезли в тюрьму? — Она легла на траву, подложив под голову руки. — Я убила двух человек. Мужа и вот… этого.
— Это самооборона в чистом виде, — генерал пытался быть убедительным.
— А что я делала в лесу с кухонным ножом?
— Собирала грибы.
— В пяти километрах от дома? — Батутовна закатила глаза и неожиданно сменила тон: — Какое же прекрасное небо… ты видел сегодняшнее небо, Анатоль?
— Вставайте, мама. Почки застудите, — генерал протянул теще руку.
Она ухватилась за его ладонь и с трудом села. Мириады черных мушек пронеслись перед глазами.
— Не пойду!
— Пойдете! — Красавцев дернул ее за руку, словно упавшее дерево за ветку, и поставил тяжелое тело-ствол вертикально.
Голова закружилась еще сильнее. Батутовна навалилась на генерала, прижалась к его груди, как недавно умирающий Раф. Анатоль обнял тещу за плечи и уравновесил. Она тоже обвила его торс пухлыми ручками, тихо всхлипнув, уперев лоб в подмышку зятя.
Поднялся ветер. Дубы зашелестели остатками листьев, будто аплодировали тем, кто остался на арене. Тем двум, кто стоял, обнявшись, сроднившись в своем одиночестве, принявшим друг друга без покаяния. И тому одному, кто лежал лицом в палой листве, с нержавеющей сталью в сердце. Тому единственному, нежному, преданному мальчику, который наконец встретил маму и, целуя ее веки, виски, щеки, вспенивал ладонями гриву роскошных темных волос…
* * *
Они шли очень медленно. Батутовна семенила, словно пыталась выгладить утюгами-кроксами бесконечно длинную циновку из влажных листьев. Красавцев прилаживался к ее ходу, делая маленькие шажки, поддерживая за локоть.
Моментами он забывался, возвращался к лицу Рафа. Внезапная перемена торжества в чертах зэка на гримасу смерти впечаталась в мозг. И вместе с этим пришло осознание своего кромешного поражения. Своей трусости — так и не выпустил добровольно кортика из рук. Своего незаслуженного освобождения из удушающего плена — старая немощная женщина отследила врага и совершила то, что должен был сделать он. Он — Анатолий Иванович Красавцев, генерал-майор в отставке, сын легендарного разведчика…
Солнечный свет лег на гирлянду опят под знакомым пнем.
«Вот он, бесславный обратный путь», — усмехнулся Анатоль и тут же ощутил неимоверный голод.
Скворчащая сковородка грибов в сливочном масле затмила мысли о жизни и смерти.
— Батутовна… опятушек нарежем? Придем, поедим с картошечкой…
— И правда, — очнулась она, — мяско там в холодильнике, обжарим с лучочком…
Красавцев навалил с горкой грибов в кепку, и дорога домой стала скатертью.
* * *
Они стояли возле плиты, плечо к плечу, как окопные собратья, и на двух сковородках готовили себе еду. Потом жадно глотали, запивали вином, кормили кошек и лису, вьющихся под ногами. Дальше генерал звонил корешам-ментам и докладывал о «поражении на месте задержания опасного преступника» Рафа Икаровича Баилова. Затем он, разомлевший, кемарил в кухонном кресле, слушая раскатистый храп Батутовны за стеной. И это булькающее рычание казалось лучшей музыкой в мире, наложенной на вопли и крики из телевизионного блокбастера.
На экране шел ножевой бой. Постановочный, эффектный, мастерский. По сравнению с ним то, что случилось утром на поляне, было унылой насмешкой…
Генерал нажал на кнопку пульта, вырубив картинку и звук. И вдруг понял, что находится в абсолютной, оглушающей тишине…

Глава 39
Тишина. Последний баттл

От тишины отвлекли опера, прибывшие на Остров. До места убийства пришлось снова идти около часа, давать показания, общаться с коллегами.
Остаток дня Красавцев провел около тела Рафа, пока его не упаковали в черный целлофановый пакет и не погрузили на катер.
Красавцев остался «на телефоне», обещал при необходимости прибыть в город. О Батутовне он не заикался. Как и факте дуэли.
Легенда была такова: гулял по лесу, собирал грибы, Баилов напал внезапно, пришлось обороняться. Следы удушья на шее, следы драки на траве, отпечатки пальцев на рукоятке (пока теща рассматривала небо, Анатоль протер майкой ручку с белочкой и схватился за нее своей ладонью). Траекторию полета ножа никто изучать не будет. Преступник ликвидирован. Генерал и его сын живы. Дело закроют. Без вариантов. Красавцев кормил опергруппу грибами и каждый раз, когда молодые мужики взрывались на кухне от гогота, прижимал пальцы к губам и шипел:
— Тссс… Теща отдыхает, утомилась за день…
Наконец все уехали. От тишины звенело в ушах.
Анатоль снова включил телевизор. Посмотрел новости: пожар, убийство, изнасилование, взрыв, смерть актрисы, заседание правительства. Выпил молока. Вспомнил, что ел грибы. Пошел в холодный туалет, чтобы «вжик, и все». Замерз, вернулся в теплую уборную, «сидел и маялся». Плюнул. Доел мясо. Лег спать. Как ни странно, уснул. Проспал соседского петуха, проспал первый гудок «Омика», проспал утренний крик почтальона. Вскочил, когда грибы с молоком в кишечнике образовали гремучую смесь. Еле добежал. Вдумчиво затем чистил зубы, наблюдая в «паучьем» стекле свой образ.
«После завтрака выброшу зеркало», — решил окончательно.
Сделал яичницу на двух сковородках. Себе — со шкварками, Батутовне — с докторской колбасой. Покрошил овощной салат. Себе — с луком и чесноком. Батутовне — с яйцом и белыми сухарями. Заварил чай в двух кружках. Себе — зеленый, Батутовне — каркаде. Тишина разрывала виски и выводила в соло удары собственного сердца.
Так долго она никогда не спала. Анатоль не выдержал и постучался в комнату тещи.
Тишина прогрессировала. Он слегка толкнул дверь, заглянул в щель. На кровати никого. Ворвался в спальню и остолбенел.
Батутовна лежала на полу с открытыми глазами. Живот ее вздымался, одна рука покоилась на груди, другая была неестественно откинута. Правые глаз и уголок рта повисли.
— Мама! — Анатоль опустился на колени и зачем-то начал слушать пульс на запястье. — Скажите что-нибудь, мама!
Тишина торжествовала. Она наполнила комнату, как воздух надувной шар, давила на стекла, на обои, на барабанные перепонки.
Красавцев вскочил, открыл настежь окно, скомкал подушку и засунул ее под голову теще. Схватил телефон, судорожно тыкая в контакт жены. Связь «гуляла», гудки долго не появлялись.
Наконец в трубке отозвалась Олеська.
— Любимая… — захрипел Анатоль, — Батутовна…
— Что? Что с ней? — испугалась Олеська.
— Инсульт… Слышишь… Инсульт…
* * *
До «Омика» тещу помогли донести соседи. Катера в ноябре уже не ходили. Карета «Скорой помощи», как и в случае с Андрюшей, ждала у берега в городе. Олеська стояла рядом с белыми губами. Батутовну доставили в неврологию центральной больницы. Дальше приемного покоя дочь и зятя не пустили. Они вышли в небольшой дворик, забитый машинами с красными крестами. Олеська закурила.
— Что произошло? — Жена выпустила нервную струю дыма.
— Она не выходила из комнаты почти сутки, я думал, спит, поэтому не заглядывал к ней, — ответил муж.
— Совсем дурак? Когда это она спала днем?
— Нам накануне разбили окно хулиганы, она глаз не сомкнула ночью. — Анатоль понял, что никогда не расскажет супруге о реальных событиях.
— Ээх… — Олеська махнула рукой.
— Ээх? — вдруг взбесился Красавцев. — Это ты ээхаешь? Ты, которая видела мать три раза за последние годы, говоришь это мне, который был с ней каждую секунду? Ты хоть знаешь, что она любила на завтрак? Знаешь, куда она ныкала чайные пакетики? Знаешь, в какой тумбочке лежали ее таблетки от давления?
— Почему ты говоришь о маме в прошедшем времени? — взвилась жена и влепила ему смачную пощечину.
— Ну тя на хрен, — Анатоль с силой отшвырнул ее и пошел прочь.
Идти в общем-то было некуда. Ключи от квартиры он не взял, возвращаться на Остров — бессмысленно.
Генерал дважды обошел гигантский корпус больницы и вернулся в исходную точку. Олеська сидела на корточках возле крыльца, по яблочным щекам текли слезы. Он сел рядом, уперся лбом в ее лоб.
— Пошли домой. Подключу своих, выясню, кто лечащий врач. Будем ему звонить, просить свидания.
Жена встала, размазала слезы по лицу, взяла его под руку.
«И в горе, и в радости», — всплыл в памяти густой бас священника. Они решили обвенчаться пять лет назад. Ни с того ни с сего. Олеська настояла, купила зефирное платье и бежевые туфли на высоченном каблуке. Он, как крот, натянул дважды надетый доселе черный костюм, который еле застегнул на животе. Во время церемонии, в момент, когда свидетели держали над ними короны, Олеська вдруг закачалась и начала падать. Анатоль подхватил ее, служитель церкви возник ниоткуда и начать обмахивать невесту папкой для бумаг.
— Плохой знак, — зашептали какие-то праздные старухи, просочившиеся в храм. — Не будет жизни…
— Пошли вон, дуры, — гаркнул на них жених. — Уже двадцать лет живем без ваших говеных ртов!
— Не ругайтесь под сводами, — бесстрастно пробасил священник. — Каждая вторая падает.
— Так и разводится каждая вторая, — вставила «пять копеек» бабка и была грубо выдворена на крыльцо опером-свидетелем.
Олеська тем временем ожила, хлебнула кагора, откусила просфору и заулыбалась.
— Все хорошо, батюшка? — спросила она.
— Хорошо, детка… И в горе, и в радости…
* * *
На следующий день Олеська беседовала с молодым врачом.
— Она будет жить? Она выздоровеет? — пытала отрешенного парня.
— Гражданочка, ей восемьдесят пять! — возмутился доктор.
— Исполнится через месяц! — уточнила дочь.
— У нее парализована правая половина тела, потеряна память, утрачены функции мозга. Она пролежала с инсультом почти сутки! Конечно, будет жить. Но вот сколько? Четыре часа, четыре дня, четыре месяца? Один Бог вам скажет.
— А восстановительная медицина, тренажеры, беговые дорожки? — всхлипывала Олеська.
— Беговые дорожки? Вы сейчас о своей матери?
— Да она огород вскопала месяц назад! — Олеська зарделась от гордости.
— Напрасно. Не копала бы, может, и не шарахнулась на пол. — Невролог протер очки. — И вообще. Загляните в любую палату. Кругом тридцати-сорокалетние, которых мы не можем поднять… Впрочем… это вопрос денег. Покупайте тренажер за три миллиона, и вперед.
Пока Олеська разбиралась, Анатоль сидел перед койкой Батутовны на приставном стульчике. Кровать была чудо-роботом. Каждая ее часть поднималась и опускалась нажатием кнопки, ко рту подъезжала «рука» со стаканом воды или тарелкой супа.
— Сколько нужно мозгов и денег, дабы заменить то, что Бог так легко создал и так безжалостно отнял, — прошептал Красавцев.
Дремавшая теща открыла глаза. На ее лицо словно был наложен грим: слева — до, справа — после.
— Мама, как вы? — дрожащим голосом произнес Анатоль.
Молчание.
— Я покрошил в салат яйцо и белые гренки. Добавить туда майонез? Или растительное масло?
Молчание.
— И каркаде крепкий. Не синий, как курица в нашем промторге, а темно-красный, как столовый виноград.
Молчание.
— Тот самый сорт «Перчик», который я высадил весной. Он даст урожай в следующем году.
Молчание.
— Мы соберем его и сделаем вино.
Молчание.
— И будем тянуть по бокальчику теплыми вечерами.
Молчание.
— Батутовна, родная… Пелагея Потаповна… ответь…
Глаз тещи заблестел слезой, как под увеличительной линзой.
— Шалава принесет новых котят. У Фарички родятся щенки.
Слеза двинулась в путь по галереям морщин и добралась до подушки.
— Я верну в дом трехлитровые банки. Я не выбросил их на помойку. Просто спрятал за домом.
Левая сморщенная ладошка сделала слабое движение. Анатоль сжал ее в своей лапище. Почувствовал привычное человеческое тепло. Затем положил вторую кисть на ее правую руку — абсолютно неподвижную, ледяную, мертвую.
— Мама, не молчите…
Подушка впитывала новую порцию ее слез.
— Отставить молчание! Отставить тишину! Я не хочу выигрывать этот спор! — вдруг закричал он и уронил лицо на покрытый одеялом мягкий живот Батутовны.
Парализованные женщины на других кроватях-роботах вздрогнули и зашевелились. Прибежавшая медсестра накапала Анатолю корвалола в стакан.
— Да не убивайтесь вы так, — пожалела сестра. — Смиритесь с тем, что она вас не понимает.
— Не смейте говорить о Пелаегее Потаповне в третьем лице! — Генерал выл как волк, задравший морду к луне. — Она мой командир! Она мой генерал! Она мой спаситель! ОНА ВСЕ ПОНИМАЕТ…

Глава 40 и послесловие
На круги своя…

В окошке железной ледяной будки индевело лицо билетерши. Оно было высохшим и прогорклым, как позавчерашний блин, забытый в холодильнике.
Красавцев протянул стольник, получил сдачу монетами и отправился с допотопным билетом на палубу доисторического речного теплоходика.
«Омик» оказался полупустым. В это время редкий человек желал попасть за Волгу. Река — свинцовая, непрозрачная — лизала старое железо без энтузиазма, по привычке. Типовые высотки мегаполиса оставались справа по берегу, лысеющий лес с сиротками-осинами и дубами-приемышами — слева.
Анатоль сел у окошка и прижался лбом к холодному стеклу. Две недели назад в этом же «Омике» он переправлял в город Батутовну. Народу было побольше, местные жители везли на продажу грибы. Пузатые корзины опят, полные ведра вешенок. Сверху урожай был присыпан гроздьями рябин, ягодами черемухи, осенними листьями — все больше бурыми, но местами — вспышками — лимонными и бордово-алыми.
Батутовна лежала на лавке, головой на коленях генерала — носилок на Острове не было. Он держал ее лицо руками, уткнувшись взглядом в единственный кленовый лист поверх коричневых глянцевых шляпок в соседнем ведре. Заснул или забылся — но почему-то увидел этот лист парившим над головой красивой женщины без волос и зэка с выбитыми зубами, жадно ее целующего.
Преддверие новой жизни, прелюдия чистой материнской любви, предтече Рафа — мифического чудовища, который подарил ему, Красавцеву, подлинное счастье — Олеську и Батутовну. За что был ненавистен, гоним, лишен свободы и убит…
Анатоль сморгнул, лавка была пуста, так же, как и ведра редких молчаливых рафаиловцев. Салон «Омика» впитал в себя запах грибницы, древесины и прелой земли. Напротив сидел огромный чау-чау с фиолетовым языком и смотрел на Красавцева с осуждением. Его хозяин — владелец дома с параллельной улицы — дремал, свесив тяжелую голову на грудь. Тишина поглотила мир, сожрала пространство, накинула на генерала беспросветный брезент, и он, как попугай в клетке, задохнулся, съежился, замер на жердочке.
* * *
Две последние недели перевернули всю его жизнь. Привычные команды Батутовны, ее раскатистый смех, драконий храп и лакомое кряхтенье заменил бесконечный, беззвучный плач Олеськи.
Она оказалась маленьким светловолосым героем, принимающим четкие, верные решения. Перевезла мать домой после больничной палаты, научилась делать массаж, мыть, пеленать, менять памперсы, по безмолвным губам расшифровывать желания Пелагеи.
Анатоль смотрел на это растерянно, то и дело спрашивая Олеську, чем помочь. Как будто жена с детства ухаживала за больными, а он только сошел с облака. Олеська огрызалась, бесилась от его беспомощности.
Последним ударом стал звонок Андрюши.
— Пап, я записался контрактником. На дерматит не посмотрели. Сказали, воевать за Родину ни один лишай не помешает. Завтра сборы, три месяца обучения, а потом на передовую [22].
— Ты ни с кем не посоветовался… — Земля медленно уплывала из-под ног Красавцева.
— Посоветовался. С дедом Ваней. Во сне. Он сказал: «Иди, внук. С именем моим в сердце иди. Я тебя прикрою». Помнишь, как в девяностом псалме: «…не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень… Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся…»
— На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею, — тихо продолжил генерал, глотая слезы, — на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона [23]…
— Да, пап. Дед Иван пришлет своих ангелов, и они будут охранять меня. Только, пожалуйста, маме скажи сам. Я не выдержу ее слез. Домой уже не вернусь. Вещи собрал вчера. Бабушку целуй. Она поймет меня.
Как нашкодивший ребенок, Анатоль подошел к Олеське в тот момент, когда она кормила с ложки Батутовну.
Без прелюдий брякнул:
— Андрюша — солдат. Обратной дороги нет.
Жена, осунувшаяся, согбенная, пролила последнюю ложку борща на грудь матери, разбила о стену тарелку и кинулась с кулаками на Красавцева. Она била его в грудь, словно разминалась в тренажерном зале, метала стрелы сухими, воспаленными глазами, хрипела раненым горлом:
— Ты виноват, виноват, виноват!
— Олесюшка, это его путь. Он знал о нем с самого рождения, просто мы были слепы, — утешал муж.
— Это слова, пустые слова, прикрывающие твое бессилье! — сипела Олеська. — Ты благословил его на смерть! Скажи же что-нибудь ему, мама! — дернулась она к Пелагее.
Батутовна, маленькая, скукоженная, сморщенная девочка, беспомощно хлопала глазами. В короткой сорочке, в памперсах, в шерстяных носках она была детенышем, несмышленым зверем. Куда девалась командирша, вырастившая десять братьев и сестер, заставившая ходить строем бурятский интернат, убившая мужа, метнувшая нож во врага семьи? В каком из миров жил и теперь ее разум, ее воля, ее сила?..
— Я это… поеду на Остров. — Анатоль схватил жену за оба запястья, пытаясь остановить бессловесную истерику. — Продам дом, заберу собаку-кошку, Фарьку выпущу в лес. Я не смогу больше там жить.
— Езжай, — сухо ответила Олеська. — Пока я не разорвала тебя на части.
* * *
За окном начался редкий дождь, иглы его наспех сшивали небо с Волгой крупными блестящими стежками. Сквозь эту штопку показалась пристань Острова Рафаила. Унылым серым зданием с синей крышей. Она приближалась неспешно, раскачиваясь в такт волнам.
Генерал зажмурился, представил, как входит в пустой дом, раздутый тишиной, как ОДИН кормит животных, ОДИН садится за стол, ОДИН выпивает стопку…
«Застрелюсь, — принял решение Красавцев, — продам дом и пущу пулю в висок».
— Буф-буф! — разрядом из «макарова» прогремел голос рыжего чау-чау. — Буф-буф-буф! — Пес вскочил, уперся передними лапами в окно, отчаянно завилял пушистым бубликом, закинутым на спину.
Анатоль рукавом зеленой куртки протер глаза. Потряс головой и снова уставился сквозь стекло. На пристани, увеличиваясь секунду за секундой по мере приближения, маячила тощая человеческая фигура. У ноги, признав вожака, как лакированная фигурка, сидела лиса. Возле нее — презревшая суету, мудрая, всепрощающая кошка. Навстречу «Омику» кидалась безхвостая черная собака с серебряными ушами.
Красавцев, спотыкаясь от речной качки, вылетел на палубу.
— Дружище… — прошептал беззвучно. — Ты вернулся…
Набрякшая от человеческой боли мутная река как-то в мгновение разложила все по полочкам. А точнее — по берегам. На одном из них — крохотная песчинка Батутовна держала за рваную робу смерть, не давая ей увязаться вслед за старым корабликом. На другом — пробуждалась жизнь. Худенькая, робкая, стеснительная, с прозрачной кожей в мурашках. И тут же — порочная, пылающая, извергающая семя, рождающая гигантскую лаву в своем чреве. В лаве кипело грядущее — научные открытия, дерзкие мечты, прощания и прощения, невскрытые письма, нераскопанные клады, нерожденные дети, щенки, птенцы, нераскрытые бутоны, непробившие наст подснежники, незапущенные воздушные змеи…
— Вернулся…
Человек на причале поднес ко лбу ладонь, прикрываясь от ливня. Но, узнав вдруг медвежий абрис генерала, отчаянно замахал рукой.
Анатоль по-брежневски поднял ладонь и заплакал навзрыд.
«Омик», как старый союзник, дал длинный гудок, заглушив рыдания. Дождь — боевой товарищ — усердно маскировал на лице горячие слезы.
До костей промокшая четверка — Хуан, Хосе, Фаричка и Шалава — переломанная судьбой, проштампованная единым геном — ждала на берегу своего Спасителя. Веруя в него, как в обязательное условие жизни — без сомнения, без оглядки, без страха, без упрека…
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Примечания

1 Совокупность говоров казаков Дона и Кубани, относящихся к степным диалектам юго-восточного наречиям украинского языка.

2 Итальянского языка.

3 Предвестник фотографии.

4 Зыбка — подвесная люлька для ребенка.

5 Анчутки — злые духи, чертята.

6 ОБОП — отдел по борьбе с организованной преступностью.

7 Баландер — раздатчик пищи в тюрьме.

8 На Вилле Сербилльоне отдыхали император Максимилиан I, Леонардо да Винчи, Людовико иль Моро, Бьянка Сфорца и кардинал Борромео. Перевод с итальянского языка.

9 Утка домашняя по-латыни.

10 Граненый стакан изобрела и сконструировала художник и скульптор Вера Мухина, автор скульптуры «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

11 Литература о подростках.

12 Фильм Эльдара Рязанова, 1977 год.

13 Шассе — шаг в фигурном катании.

14 Автозак — автомобиль для перевозки заключенных.

15 Первая модель «Жигулей», «ВАЗ-2101».

16 Рывок — побег.

17 Герои романа Ф. Достоевского «Идиот».

18 «Фроловка» — обрезанное гладкоствольное охотничье ружье 32-го калибра.

19 Чиркачом — по касательной к коже, не задев мышцы и органы.

20 Ныне — Ленинский проспект в Москве.

21 Гартеры — набедренная портупея.

22 2023 год, СВО.

23 Псалом 90.
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